
  
   Ольга Погодина-Кузмина

   УРАН

  

  

   С благодарностью за предоставленные материалы, архивные данные и помощь: Президентской библиотеке им. Ельцина, Музею города Силламяэ и лично А. П. Пополитову, Писательской резиденции, библиотеке и администрации города Вентспилс, моим близким и всем тем, кто помогал в работе над этой книгой.

  

  
   Нет ничего в мире, кроме атомов и пустоты.

   Демокрит
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    Часть 1. Зима
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     Доктрина пробуждения
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Я познал человека, и я отрицаю его.

    Ложные достижения цивилизации: милосердие, гуманизм, презумпция невиновности — мыльные пузыри для отвлечения детского сознания масс.

    Сытый ленив и лишь потому представляется добрым. Сытость рождает ложь.

    Голодный обнажен, он знает правду. Голодный чувствует в себе пустой желудок и зубы, приспособленные рвать.

    Война есть главное проявление природы человека. Прочее — сказки для сытых.

    От Рождества февраля 1953 года, от Адама лета 7461 я начинаю эти записи. Ключ шифра придуман мною и существует только в моей голове.

    Учиться у насекомых.

    Помнить всегда, что человеческая плоть — не более чем инкубатор для колоний паразитов. Кожа, ротовая полость, кишечник — всё приспособлено для лучшего выживания простейших. Я умру и буду похоронен, но их жизнь продолжится в моем теле еще долгие десятилетия. Некоторые виды бактерий выживают в тысячелетней мерзлоте.

    В отношении живучести блоха и таракан превосходят человека на миллион эволюционных лет. Нелепо утверждать, что мы разумней этих совершенных тварей. Ими движет ум самой природы.

    Я отрицаю Рождество. Мой Бог — насекомое.

    Прочее — сказки для дураков.

    С этого дня свой интеллект, энергию и мужество я посвящаю единой цели. «Obscurum per obscurius, ignotum per ignotius» — потаенное искать в сокрытом, неизвестное — в неизведанном. Метод древних алхимиков я применил для трансформации своей личности путем дисциплины и самоконтроля. Я буду расщеплять и вновь соединять вещество сознания, подобно тому, как жидкости и твердые тела подвергаются опытам в ретортах.

    Мой гений, мои знания, все средства инфильтрации, провокации и дезинформации я использую для исполнения задачи. Так великолепный осьминог использует щупальца и клюв для поиска, убийства и поглощения.

    Я разделяю сознание на три самостоятельные части. Они будут действовать независимо, не подозревая о существовании друг друга. Разделенные существа будут проживать в одном теле обыденную жизнь, высшая же часть сознания превратится в наблюдательную машину.

    Это не игра, не пошлое актерство. Данный опыт — лишь научное испытание возможностей натренированного мозга.

    В капсуле чистого разума я истреблю все человеческие слабости. Воспоминания детства, отзвуки юношеских страстей. Принадлежность к полу, нации, сословию, сообществу. Я уничтожил связь родства и благодарность каким-либо корням, истокам, вере.

    Живучесть, скрытность, вероломство — вот путь дальнейшей эволюции. Как расщепление урана производит выброс, так и ядро моей личности расщепляется, пробуждая огромную силу. В капсуле высшего сознания, как в алхимическом тигле, я выплавлю нового человека.

    Мыслящий таракан, способный управлять этим миром, — вот цель моего эксперимента.

    Мой разум изощрен и целенаправлен. Я постепенно растворюсь в своих обличьях. Обыденный, незаметный, как мыло на умывальнике, я превращаюсь в идеального соглядатая.

    Я принимаю новое имя. Высший разум, капсула контроля получает наименование «Агент U-235». Куда лучше, чем позывной, придуманный в Центре.

    Я — разрушительное излучение, невидимая угроза, смертельный укус.

    Я действую, не зная жалости и сантиментов.

    Месть восстает из руин.

    Я начинаю.
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     Хутор-7
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…взгляд, отражение в окне автобуса, и память зрачка навечно сохранила поле, дорогу, снег. В прогалинах — лохмотья серого сукна. Ноктюрн истлевших пальцев, ртов запавших и оскаленных в мученье. Аккорд. Не снег, а тысячи белоголовых чаек.

    Война накрыла стол для птиц по всей земле. Среди подвижной белой массы виднелись башни танков. Хвост самолета, прободавшего земную твердь в последнем судорожном соитии. И ветки голые деревьев тянулись вверх не то с угрозой, не то в мольбе.

    Августа Францевна в крахмальной блузке на птичье пиршество взирала с неба, и нитка жемчуга под воротник. И родинка на сморщенной щеке мигала в такт движенью губ.

    Он шел по льду, и чувствовал свои ступни из льда, и повторял вслед за Августой с невыразимой болью:

    
     
      Das war der Seelen wunderliches Bergwerk

      Wie stille Silbererze gingen sie

      als Adern durch sein Dunkel…

     

    

    Во сне вдруг вспомнил, что немецкую речь могут услышать за тонкой перегородкой барака, и сел на постели. Сердце стучало прерывисто, будто шифровальщик отправлял секретное сообщение. Снова температура? Голова горячая и тяжелая, а ноги влажные и чужие на ощупь, будто неживая вещь.

    Воронцов поднес к глазам трофейные часы на истертом кожаном ремешке.

    Без четверти шесть. День занимался ясный, можно не зажигать керосинку.

    Орлиный клекот, с начала зимы живущий внутри грудной клетки, проснулся вместе с ним и стал рваться наружу. Фельдшер неделю назад выстукивал, словно выкликал сидящего внутри орленка. Постановил запущенный бронхит, рекомендовал ехать в Нарву, в госпиталь ИТЛ-1, сделать анализы в хорошо оснащенной лаборатории доктора Циммермана. Вдруг подхватил туберкулез? Или, чего доброго, азиатскую экзотическую заразу от какого-нибудь доходяги? Воронцов обещал, но всё откладывал обследование.

    Зимой всегда трудней жить, мучительна усталость тела и всё тяжелей нести в себе неисцелимый ужас существования. Но весна на пороге — вот и вода в сенях за ночь не застыла куском, не подернулась ледяной коркой. Май долгожданный, приходи скорее! Вскроется море, прибавится света и дня.

    Здесь, в приморской Эстонии, куда занесла его судьба, небо другое, чем в средней полосе. Не говоря уж о вечно пасмурном Ленинграде. Теплей всего на пару градусов, но весна приходит дружно, и осень мягче. И свет просторней, выше, веселей.

    Небо это, да еще память о лежании на летнем горячем песке, когда под плеск прибоя на ум приходят ленивые мечты, примиряли Воронцова с промерзлым бараком, с каждодневной нервотрепкой в кабинетах начальства, с простудным кашлем. С неизлечимым вывихом совести, который так или иначе проявлялся почти в каждом из окружавших его людей. Одних терзал звериным ожесточением, других изводил животным страхом. И редкие, но оттого вдвое драгоценные души совесть освещала тихой, лучезарной добротой.

    Воронцов зачерпнул ковш, вылил в помятый жестяной рукомойник. Соседка выглянула в сени, заслышав, как он звенит железным клапаном, кашляет и плещет.

    — Алексей Федорович, у меня нагретая вода осталась. Я мигом принесу.

    — Спасибо, Тася, не хлопочите.

    — Да мне разве в тягость?

    Лицо у Таисии румяно, увлажнено испариной. Коса по-ночному подвязана красным лоскутком. Днем закручивает ее, прикалывает шпильками, прячет под платок. Но Воронцов раз или два видал, как она расчесывается возле печки, возвратившись с ребятишками из бани. Волосы у нее богатые, каштановые, волнами до самой поясницы. Сколько ей лет — двадцать пять? Возможно, и меньше. Но повяжет теплый платок, наденет две кофты, телогрейку, валенки с галошами — и обернется сорокалетней замордованной бабой.

    Женщины на комбинате, кроме неприкосновенных жен и дочерей начальства, не выставляют напоказ красоту. Много вокруг охотников до чужого добра. Мужики в строительных ротах, надзиратели не пропустят юбки — пялятся, свистят, могут наградить вслед крепким словом. За пять лет, что Воронцов работает на режимном объекте, случалось и несколько групповых изнасилований.

    Таисия Котёмкина, разведенная мать с двумя детьми, знает, что у нее защитников нет. Уборщица в административном корпусе, а здесь, в рабочем общежитии, кастелянша, прачка и нянька. Вечно просят ее присмотреть за соседскими ребятишками. У начальника АХЧ Меркулина пятеро, нарядчица Качкина недавно родила. По воскресеньям из всех дверей и форточек, из сеней и со двора пищат, звенят, перекликаются детские голоса. Не общежитие, ясли.

    Воронцов иногда внезапно удивляется: где люди черпают веру, чтобы рожать детей на эту землю, насквозь пропитанную кровью и гнилостной спермой войны?

    Да, нужно запомнить фразу про ясли, с нее начать. Стены в бараке засыпные, между досками гнилье, труха. Окна в одну раму. Отсюда и неотвязный кашель. За ночь комнату выстуживает морскими ветрами, словно спишь на берегу, в рыбачьей лодке.

    Вчера, ворочаясь на отсырелом матрасе, Алексей окончательно решился переговорить с Гаковым. Начать с бытовых условий, а после к сокровенной цели, будто между делом. Но продуманный в деталях план утром вдруг показался безнадежно опасным.

    Директор Комбината Гаков — будто былинный русский богатырь, с виду прост и благодушен, но проницателен, легко распознает обман. Воронцов даже представил высокого, крупного Гакова с темными широкими бровями, на косой пробор уложенными волосами, массивным подбородком, под которым туго затянут галстук. На пиджаке, просторно сидящем на могучих плечах — депутатский значок. Выслушает, подумает, а потом непременно спросит: «У вас в этом деле какой-то личный интерес?»

    Один шанс: убедить начальство, что его, Воронцова, предложение пойдет на пользу Комбинату. Вся жизнь поселения вертится вокруг этой пользы, для нее живет сам Арсений Яковлевич Гаков, богатырь-подвижник большого государственного дела.

    С теплой водой бриться почти приятно, но в голову всё лезет зловещий сон — черные дула, обгорелое поле, чайки-падальщики, мертвецы.

    Воронцов знает, что разбитую бронетехнику давно погрузили на железнодорожные платформы и отправили в переработку, а мертвые тела с Синих гор свезли на бывшее военное кладбище и закопали в траншеи. Сверху тракторами разровняли, размололи в труху офицерские деревянные кресты, поставленные немцами строго по линейке.

    Огромная страна уже восемь лет хоронила войну, наваливала сверху на зловонный труп газетные передовицы и речи партийных съездов, праздники и лозунги; застраивала могилы новыми домами и заводами. Давно уже с улиц исчезли слепые певцы с трофейными гармониками, убогие калеки — люди-объедки войны.

    Фронтовиков на Комбинате — почти семьсот человек. Редко надевают награды. О прошлом вспоминают скупо, неохотно. Больше обсуждают настоящее — работу, начальство, баб.

    Иногда Воронцову казалось: он один зачем-то хранит в памяти картину, увиденную из окна спецтранспорта осенью сорок восьмого. В ту минуту он, молодой советский инженер, отнюдь не склонный к мистицизму, явственно ощутил дыхание трансцендентного. Мертвецы, лежавшие на поле, словно в страшной сказке, стерегли дорогу к секретному объекту, обозначенному в его путевом листе как ХУТОР № 7.

    
Завтрак в комнату Воронцова принесла дочка Таси, семилетняя Настя, безмолвная и прозрачная, как восковая свечка. Стакан кипрейного чая на треснутой фарфоровой тарелке, три картофелины в суконных «мундирах», горбушка хлеба, два вареных яйца. Картофель Воронцов съел, макая в соль, хлеб и яйца завернул в газету, положил в карман.

    Развозка просигналила у Тринадцатого поселка в двадцать пять минут седьмого. ЗИС-5 на высокой подвеске, военный ветеран, отхаркивался вонючим дымом. Неразлучный с машиной шофер Ищенко обращался к транспортному средству по имени отчеству — Захар Иванович, но чаще на матерном наречии, словно это был особый, понятный только им двоим автомобильный язык.

    Ищенко имел медали как белорусский партизан и, не в пример другим ветеранам, любил козырять боевым прошлым. Воронцов однажды слышал, как он бахвалился перед вохровцами, что за четыре года войны «оприходовал» больше сотни женщин, включая пленных немок. С тех пор толстомордый Ищенко вызывал у Алексея физическую брезгливость.

    Когда шоферу случалось подсаживать женщину в кузов ЗИСа, Воронцов старался отвернуться. Тасе помогал сам. И сегодня, откинув брезентовый тент, Алексей подал руку соседке, ощутив пожатие ее небольшой, загрубелой от работы ладони.

    Сидевшие на деревянных лавках рабочие, эстонцы и русские, потеснились, давая место. ЗИС-5 собирал трудсилу с дальних хуторов и рабочих поселков, на подъезде к комбинату в кузов набивалось до сорока человек.

    Воронцов прошел вглубь грузовика и сел на пол. Кивнул братьям Сепп — молодые крестьянские парни, близнецы, белобрысые, губастые, работали на механическом участке. Рассеянно скользя взглядом по дощатому настилу, Воронцов вдруг заметил, что ноги одного из братьев обуты не в казенные резиновые сапоги и не в хуторские валенки, а в ладные еще, хоть и поношенные, ботинки с подковками. Общевойсковые ботинки вермахта.

    Парень, кажется, заметил, что Воронцов разглядывает обувь, поджал ноги, спрятал под лавку. Их глаза на секунду встретились, и Алексей всем нутром ощутил вибрацию страха, исходящую от этого человека.

    Девушка лет пятнадцати в шапочке с вязаным узором, сестра Сеппов, шевельнула губами, не глядя на брата, но явно адресуя ему какое-то едва слышное слово. Воронцов невольно загляделся на ее побледневшее, красивое лицо с тонкими бровями.

    По заведенному с сентября распорядку Ищенко остановил машину у моста через речку Сытке. Девочка Сепп спрыгнула на землю и, вдруг обернувшись, пронзительно ожгла Воронцова взглядом. Светло-синие глаза смотрели по-взрослому сурово, с оттенком презрения, о причинах которого не хотелось думать. Алексей не знал ее имени и, кажется, никогда не слышал голоса, хотя вот уже полгода Ищенко подвозил ее вместе с братьями до поворота на поселок, к эстонской школе.

    Прежде Воронцов не задумывался над этим, но теперь вдруг сообразил, что обратно она, должно быть, добирается пешком, напрямик через лес. И каждый день проходит три-четыре километра до своего хутора одна, в этой детской шапочке, любовно связанной чьими-то заботливыми руками.

    ЗИС отъехал, школьница повернула на тропинку, и Воронцов какое-то время сквозь просвет в опущенном тенте смотрел, как удаляется ее худенькая голенастая фигурка, такая беззащитная на фоне унылого февральского пейзажа.

    Почему братья Сепп не смотрят друг на друга? Что сказала им девочка? Кто их так напугал?

    Всё то же, что и каждый день, — ответил Воронцов сам себе. Стань отшельником на высокой горе или закопайся в лесную землянку, всё равно не спрячешься от проклятого чувства вины. Не скроешься от вечного ужаса жизни среди людей.

    
Секретарша начесывала кудри над круглым зеркальцем, приставленным к пишущей машинке. Пухленькая, белая, выкормленная московской сдобой и паюсной икрой, Ниночка со школы мечтала стать звездой экрана. Поступала в театральное, но провалилась. Одновременно с этим ее отец, инженер-химик Бутко, был направлен налаживать сланцехимическое производство на территории Эстонской ССР. Чтобы дочка не свихнулась с правильной дороги, решено было не оставлять ее в Москве. В режимный городок переехали всей семьей.

    Всесильный директор комбината Гаков предоставил главному инженеру отдельную квартиру в том же новом доме на улице Кирова, где сам жил с детьми и молчаливой, рано увядшей супругой.

    На Комбинате № 7, как, впрочем, повсеместно, советское «бесклассовое» общество произвело новые сословия, и роль аристократии заняла местная партийная элита. Коммунисты на руководящих постах дружили семьями, имели доступ к дефицитному продовольствию, импортному ширпотребу. Встречали вместе праздники, ездили на перепелиную охоту.

    «Высшее общество» городка прорастало родственными связями, слегка карикатурными, как в гоголевском «Ревизоре». Так, жена Бутко, Ангелина Лазаревна, на Комбинате заведовала кадрами и профсоюзной работой, а дочка, несостоявшаяся актриса, теперь сидела в приемной и выстукивала на машинке приказы.

    Нина принадлежала к тому женскому типу, который Воронцову всегда казался мещанским, пошловатым. Ямочки на пухлых щеках, взбитые надо лбом кудряшки, пухлый рот с жемчужными зубками, выщипанные брови, широкая спина, на которой чудом не лопались швы тесного жакета. Ей недавно исполнилось двадцать два года, и главной заботой матери, не считая мебельной обстановки новой квартиры, было подыскивание дочери жениха.

    Воронцов тоже входил в круг кандидатов — как перспективный сотрудник, руководитель Отдела подсобного производства при ОКСе — Отделе капитального строительства. Но его очевидное нежелание становиться «своим» в кругу заводского начальства, уклонение от общих празднований, домашних концертов, лыжных походов, упрямое сопротивление отчасти игривым, отчасти материнским «ухаживаниям» Ангелины Лазаревны составили ему репутацию нелюдима.

    При этом главный инженер Бутко, толковый специалист-производственник, к Воронцову продолжал относиться отечески, хотя и причислял его к «ленинградским», то есть к людям холодным и заносчивым, в отличие от хлебосольных и простых в обращении провинциалов.

    — У себя? — Воронцов кивнул на дверь директорского кабинета. Он решил нырнуть в ледяную воду сразу с головой, пан или пропал, чтоб не убивать весь день в сомнениях.

    Ниночка повернула к Алексею напудренное личико, надула губки, обведенные помадой, как сердечко с любовной открытки.

    — Здороваться вас не учили?

    — Здравствуйте, Нина. Простите, задумался.

    — Арсения Яковлевича нету, — секретарша припечатала штемпелем конверт. — Вчера вечером вызвали в Москву.

    — Как же так? Что случилось? — Воронцов ощутил секундную панику, машинально взял со стола карандаш, сжал в пальцах.

    — Не знаю, что случилось, — хмуро ответила Ниночка. — Если у вас срочный вопрос, обращайтесь к заму по производству.

    Может, так даже лучше? Пойти к Бутко, он член парткома. Что же, человек доведен до крайности бытовыми условиями. Главное, выглядеть естественно. Не просить, а требовать. Да, это настоящая удача! Знак?

    — Вы карандаш сломали! — воскликнула Ниночка.

    Воронцов опомнился.

    — Ах да, простите! Зайду к главному инженеру. Извините за карандаш.

    Бутко, держась за дверцу шкафа, снимал богатые, с отворотами, белые валенки-бурки.

    — Это не общежитие, это ясли! — крикнул Воронцов, входя. — Восемь человек детей, трое младенцев, с утра до вечера шум, гам, тарарам! Никакой возможности отдохнуть в свой законный выходной! Как, скажите, как давать ускоренный план с больной головой, с вечной простудой?

    Воронцов закашлялся более чем убедительно. Бутко отпрянул, заслонился дверцей шкафа от орлиного клекота. Шерстяной «в елочку» носок домашней вязки наполовину сполз с разутой ноги.

    — Вы по какому вопросу?

    — Тарас Капитонович, извините, но невозможно же больше терпеть! Я по вопросу предоставления благоустроенного жилья, которое мне обещано с сорок девятого года! А сегодня, — Воронцов, набравшись наглости, сдернул листок висящего на стене отрывного календаря, — девятое февраля пятьдесят третьего.

    Бутко выглянул из-за шкафа. От растерянности он перешел на украинский язык.

    — Вы трохи заспокойтеся, товарищ Воронцов. Положение с жильем нынче тяжкое у всех. Та вы сидайте.

    Главный инженер все же переобулся в легкие ботинки, поставил бурки в книжный шкаф.

    — Мне некогда рассиживаться! — Алексей поверил в успех дела, это придавало энергии. Он наклонился через стол и прямо посмотрел в карие, выпуклые, бульдожьи глаза Бутко. — Мы с вами не парикмахерской заведуем, Тарас Капитонович.

    Тот не отвел взгляда — мол, знаю, чем заведуем, разумею государственную значимость.

    — Це так, Алексей, справа наша важлива. Партия нам доверила передовой рубеж — производство материальной базы урана для исполнения Задачи номер один. Только есть и к тебе вопросы. Что ж ты, кандидат в члены, живешь с чужой жинкой? Вот! — Бутко открыл ящик, шмякнул на стол картонную папку. — Котёмкин на тебя жалобу накатал. Пишет, увел ты его супружницу с двумя детьми, а партком бездействует. Ни ухом ни рылом не ведет.

    Воронцов опустился на стул. Прежде ему не приходило в голову, что их с Таисией добрососедские отношения могут стать предметом разбирательства начальства.

    — Так и накатал — «ни ухом ни рылом»?

    Бутко усмехнулся под щеткой усов, но продолжал сверлить глазами, и короткопалая рука выстукивала марш поверх картонной папки.

    — Котёмкин з селян, хлопец простый. А нам разобраться треба.

    Воронцов отвел глаза. Мельком подумал — отчего повсюду красят доски пола этой ржаво-бурой краской, маслянистой, как засохшая кровь?

    — Таисия сама ушла от мужа. Он пил и поднимал на нее руку. И, насколько я знаю, она получила развод.

    Бутко кивнул.

    — Вот и добре! Оформляй с Котёмкиной законный брак, а мы с директором помиркуем. Обещали — сделаем. Получишь комнату в новом доме, со всеми удобствами, для семьи, — Бутко поднялся, похлопывая Воронцова по спине, провожая к двери. — А то налетив як шулика… Коршун по-нашему.

    — Тарас Капитоныч, — Воронцов сглотнул сухой комок в горле. — Еще один вопрос. Мне нужна мобильная бригада. На срочные аварии, на ликвидацию недоделок. Человека три в личное мое распоряжение.

    Бутко поскучнел.

    — Штат открыть можливо, тильки людей теперь нема. Из ремесленных пришлют человек десять, дай бог, к лету.

    — Безобразие! — Воронцов полетел как с горы. — Требуете полтора плана, а людей не даете!

    — Де я тоби их возьму? — Бутко сердито выпучил глаза, перешел на сиплый крик, привычный участникам еженедельной планерки. — Напеку як пирожкив?!

    — Вы понимаете, что это не шутки? Я срываю специалистов с плановых работ на аварийные участки! — подыгрывая ритуалу, Воронцов тоже закричал, упершись руками в стол. — Хоть заключенных пусть мне выделят! Ведь можно дать бесконвойных!

    Бутко задумался на секунду.

    — Расконвоированных? Це добре. Можно. Посодействуем.

    — Вот и посодействуйте! Напишите запрос Корецкому! Только без этой волокиты, с нарядами за две недели. Чтобы я мог сам перебрасывать их с участка на объекты по необходимости!..

    — Вот и напиши, будь ласка. Запрос, обоснование, по форме. А мы посодействуем. Разве же кто против?..

    Бутко почти вытолкал Воронцова из кабинета.

    
В приемной Ниночка подкручивала громкость у радио, передавали тарантеллу. Тут же пролистывал бумаги секретарь комсомольской ячейки Велиор Ремчуков — худой, ушастый, с неприятным взглядом. И кадровичка Ангелина Лазаревна будто поджидала Воронцова. Что ж, ничего невероятного не было в том, что они с Ниночкой подслушивают разговоры через дверь.

    — Алексей Федорыч, на базу завезли интересный импортный бостон. Вы можете отовариться. Сходите, отложите себе отрез.

    Алексей достал скомканный, забытый в кармане платок, вытер пот со лба. От волнения не понимал смысла разговора.

    — Бостон? Это что?

    — Это материя, — фыркнула Ниночка. — Из нее костюмы шьют.

    — Вы молодой мужчина, интеллигент, а ходите в спецовке, как простой рабочий.

    — Ну допустим, я возьму бостон, — Воронцов заметил, что Ремчуков изучает сломанный им карандаш. — А где я сошью этот костюм? Ехать в Ленинград?

    — Во-первых, лучше ехать в Ригу, там работает Дом мод с хорошими портными. Во-вторых, скоро и у нас откроется ателье.

    — Хорошо, — Алексей внезапно почувствовал, что несправедлив к этим женщинам, не сделавшим и, очевидно, не желавшим ему ничего плохого. — Раз вы говорите, что мне нужен костюм, я обязательно закажу.

    Он вышел на свет. Сомнения, мучившие его вот уже несколько дней, с тех пор, как Леонида поставили на разгрузку урановой руды, не только не разрешились после разговора с Бутко, но причиняли еще большее беспокойство. Может ли тот, кто сам чудом выплыл, спасти утопающего ближнего? Не затянет ли их вместе гибельный водоворот? Да и какой ему ближний Лёнечка Май — заключенный, вор, опасный, хоть и социально нечуждый элемент общества?

    Воронцов посмотрел, щурясь, в небо, на высоко кружащих чаек, но его отвлек новый приступ кашля. Он сплюнул мокроту и направился в сторону Первого участка.
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     Лёнька Май
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Лёнечка красивый, ладный, хоть в кино снимай. Зубы белые, бережет их в драке. Для их крепости и приятного запаха всегда жует, перекатывает во рту смолистую хвойную веточку.

    Волосы у Лёнечки черные, вьющиеся. Бабка смеялась над ним, пятилетним — откуда такой чумазый взялся, может, цыгане подменили? Он спорил, топал ножками в красных сандаликах, хоть знать не ведал тогда никаких цыган.

    Лагерникам бреют головы, но блатные имеют поблажки — носят «полубокс», «итальянку» или волнистую челку на глаза, как у Лёнечки. Глаза ему достались от матери — темно-карие, с лиловым стрекозиным отсветом, главное оружие против женского пола.

    Как глянет наглыми зенками — так вольняшкам из женского персонала, не говоря уж про кухонных зэчек, сердце оборвет. Применяет и другой подход, жалостный. Губы выпятит, сделает брови домиком, ресницами похлопает — как есть сирота казанская. Другие зэки платят за женские ласки, а Лёне и так от баб не отбиться. Дарят ему теплые вещи, вяжут носки.

    Веселый Лёнечка, песен знает несчетно. Идут зэки понурые, как тягловые лошади, а он вдруг частушку затянет про девок и попа. Или жестокий романс:

    
     
      Я сын рабочего, подпольщика-партийца,

      Отец любил меня, и я им дорожил.

      Но извела отца проклятая больница,

      Туберкулез его в могилу положил.

     

    

    А то засвищет «Танго соловья» — заучил с пластинки, которую гоняют в лагере по репродуктору. Порфирий Иваныч смеется: «Как есть Таиса Савва, мастер художественного свиста!» А Лёнечке не обидно, он бродяжным людям настроение поднимает. Оттого и кликуху получил легкую, праздничную: Лёнька Май. От фамилии Маевский.

    Лёнечка — прирожденный вор и фамилию украл у пацана, блатного кровника. Впрочем, хозяину уже не пригодится — погиб в Ленинграде под бомбежкой. Так что вроде и не обокрал товарища Лёнечка, а продолжает жить и за себя, и за кореша. Один бывший ксендз ему рассказывал, что у поляков, германцев и прочих западных народов бывает несколько имен — на счастье. А Лёнечка жиган фартовый — счастье за ним ходит, случай бережет. Девять жизней ему отмеряно, как кошке. Правда, пять из них он уж истратил.

    Первая была в Москве. Из нее помнил только слона в зоологическом саду, толстую, вечно сонную няньку и зал с хрустальными люстрами, где мать сидела в меховой горжетке, а отец ел розовое мясо и дал ему попробовать кусочек, истекающий кровью — ростбиф.

    Отец исчез внезапно, и Леня до сих пор не знал почему. Помнил только золотой кант на петлицах и запах табака. С тех пор, наверное, отличал по нюху дорогой сигарный табак от прочих, хоть сам и не курил.

    Мать с пятилетним сыном и годовалой дочкой переехала в Ленинград.

    Вторая жизнь в старинной комнате с высоким потолком запомнилась влажным балтийским ветром, летней пылью. Еще помнил Лёнечка, как болел скарлатиной и в горячке хотел потрогать лепной узор вокруг люстры. Казалось, вот сейчас дотянется рукой, без всяких лестниц и табуретов. Хотел подняться к светлому пятнышку лампы, как другие грезят достать с неба луну.

    После болезни ему сшили пальтишко с заячьим воротником, записали в школу под бабкиной фамилией Ненужный. Посреди зеленого сада, рядом с голой статуей, мать строго приказала прежнюю свою фамилию не называть, а про отца говорить, что умер от тифа.

    Третья жизнь продолжалась дольше двух первых, впечатала в память события, как подошва сапога вминает колосок травы в сырую глину.

    В комнате буржуйка, от дыма узоры на потолке покрылись копотью. На буржуйке в котелке варят похлебку из клея. Холодно, страшно. Не слона в зоопарке, не темноты, не покойников теперь боялся Лёня, а живых людей, которых рвал железными когтями голод.

    К зиме померла сестренка, вслед за ней бабуля. В феврале сорок второго года — мама. У нее на барахолке вырвали из рук кулек мороженой картошки, обменянной на золотое колечко. В кулек она зачем-то положила и хлебные карточки.

    Лёнечка просидел два дня в комнате с покойницей. Убил крысу, сварил в кипятке. До сих пор помнил вкус полусырого мяса с песком и шерстью — такой вот ростбиф в пустой коммунальной квартире с десятью опечатанными комнатами.

    На третий день кончились соседские книги, топить стало нечем, и пионер Лёнечка Ненужный пошел на улицу, в свою четвертую жизнь. Знал уже, куда податься — на барахолку, к ворам. Спасибо, не прогнали девятилетнего прыща. Спасли от гибели, приставили к работе.

    Лазать в форточки брошенных квартир, искать припрятанные ценности, промышлять на толкучке, «дергая» товар у зазевавшихся торговцев и покупателей, Лёнечка обучился быстрей, чем тригонометрии. В двенадцать лет он уже свистел через зуб, пил вино на воровской малине, имел авторитет в среде блатных. А вот курить не стал в память о матери. Школьником дал ей слово, что не притронется к папиросам, и клятву держал.

    Женщин Лёнечка тоже узнал раньше сверстников, и в этом ему повезло. Уличные шмары, жадные и глупые, при нем стыдились своей распутной жизни. Ласкали, баловали хорошенького воренка, как сестры младшего братика. Учили беречься от дурных болезней, ворожили ему красивую жизнь, большую светлую любовь. Бывшая артистка показала аккорды на гитаре. Жалостные песни Лёнечка выучил сам.

    Когда прибился к малолетней банде рыжий, обсыпанный веснушками, как пестрое птичье яйцо, Лёка Маевский, стали работать в паре. Лёнечка помог тезке освоиться с блатными обычаями, научил секретным знакам и тайному языку. Но перед самым снятием блокады товарищ погиб от бомбы. Лёня горевал по нему, как не убивался по родной матери. В стылой комнате с покойницей он сам умирал, а теперь уже понятно стало, что выжил.

    Оттаял Ленинград, кончилась война. В милицию навербовали демобилизованных. Воров загоняли, как стаю волков за флажки. Поймали и Лёнечку. В память о товарище и так, на всякий случай, он назвался Маевским и навсегда принял чужую судьбу. В интернате началась его пятая по счету жизнь, и кончилась она первым сроком на малолетке. Второй срок он потянул на восемнадцатом году жизни, за драку с поножовщиной.

    Но и здесь ему повезло. Отправили не в суровые воркутинские лагеря, не на Колыму, которая среди блатных имела прозвание «Освенцим без печей». А попал он в образцовый трудовой лагерь на территории Эстонской Советской Республики, которая вступила на путь социалистического развития в 1940 году, перед самой войной.

    Около года жизнь его в лагере протекала относительно благополучно среди воров, «чистовых», сливок местного общества.

    Костя Капитан и Порфирий Иваныч держат блатной порядок в зоне, разбирают споры, вершат неспешный, но неотвратимый суд. Мимо них над бараками и муха не пролетит, и птица не каркнет. Везде у них глаза и уши. Пять без малого тысяч подконвойных и расконвоированных всякого звания чтут авторитет «смотрящих», беспрекословно подчиняются решениям. Надзиратели, собачье племя, слегка нарушают гармонию жизни, но на то и щука в реке, чтоб карась не дремал. Однако генерала Корецкого, начальника лагеря — на блатном наречии ему прозвание «хозяин» — уважают и смотрящие, и Лёнечка.

    «Хозяин» свою задачу выполняет. Ему из министерства спущен план, объем работ. Комбинат № 7 — заказчик, строительство № 907 — подрядчик. Не даст норму, отложит сдачу объектов — получит генерал по шапке от своих начальников с Лубянки, а то и выше, из Кремля. Выходит, от каждого зэка, как от винтика в машине, зависят итоги советской пятилетки.

    Народ в лагере разношерстый. Есть барак военнопленных, но те работают своими бригадами, на жилом строительстве. Немцев и служивших в вермахте прибалтов водят на работы отдельным путем, через северные ворота — год назад молодые рабочие с Комбината тайно собрали по лесам винтовки, патроны, чтоб расстрелять пленных фашистов с чердака, пока тех ведут на работы. Сорвалось — кто-то из своих же испугался, донес в милицию. Немчуру и в лагере не жалуют, плюют им вслед.

    Среди обычных зэков, контингента «Д», есть политические по 58-й статье, много осужденных за хозяйственные преступления. Военных тоже не обошли сума и тюрьма. Бывший майор Антонов сидит за халатность, подполковник Штыбин тоже проштрафился по служебной линии. Его солдаты подрались с мадьярами на венгерской границе, порезали друг друга, вышло политическое дело. Гинеколог Чердниченко загремел за подпольные аборты, много интересного знает об устройстве женского организма. Особым уважением в лагере пользуется стоматолог Песоцкий. Рвет зубы, вставляет железные прямо в инструменталке. Напильником выпилит зуб, руки вымоет керосином и — раскрывай зевало.

    Контингент «Д», рабочие спецстроя — привилегированный класс в системе большого ГУЛАГа. За выработку 151 % от плана заключенным списывается день за три. Пользуется начальство тем, что лагерный народ тоскует по воле, как лебедь по своей лебедушке. Вкалывают по десять часов, рвут жилы мужики, приближая обещанный в газетах коммунизм.

    У блатных, понятно, свой закон — «чистовым» работать не положено, «западло». На положенцев записывают свою норму черти и простые работяги, такой порядок давно заведен и никем не оспаривается. Мелкой сошке и жиганам вроде Лёнечки, которым работать не по масти, а настоящий уркаганский авторитет по возрасту не положен, приходится крутиться.

    Впрочем, Лёнечке и в этом до последней поры везло. То Порфирий велит бригадиру послать молодого на кухню, потаскать котлы с баландой. То знакомая нарядчица на радость поварихам возьмет веселого, ладного парня на прием и засолку рыбы. То обставит Май в картишки «бабая», новоприбывшего татарина, и тот пару месяцев на кладке кирпича вырабатывает двойную норму — за себя и за воренка. Лёне только дойти с бригадой до объекта, а там — поднимется на этаж да покуривает в стороне или дремлет на телогрейках. То вдруг взял его под свое покровительство начальник подсобного строительства молодой инженер Воронцов.

    Из какой корысти — пусть другие думают, а Лёнечка пользуется. Как в той поговорке — жуй пирожок, а в нутро не заглядывай.

    Одна беда, перед самыми новогодними праздниками дернул черт за язык — Лёнечка зачем-то обидно подколол бывалого каторжанина Хрыча, близкого кореша Порфирия Иваныча. Ляпнул не по масти и на следующий день получил наряд на разгрузку товарных вагонов.

    Железнодорожную ветку от станции Вайвара на Хутор-7 протянули в декабре, пустили дрезину через подкомандировки. И сразу пошли с западной стороны составы с рудой для «красильной фабрики». Чего там красили, Лёнечка не знал, но, увидав покрытые мохнатым инеем вагоны, расстроился не на шутку: впервые за время отсидки ему пришлось взять в руки кайло.

    Если бы Маевский каким-то образом побывал на планерке у директора Гакова, то понял бы, что «красильной фабрикой» Комбинат называется для конспирации, чтобы запутать шпионов, внедренных в делопроизводство агентов и прочих врагов. На самом же деле на Комбинате № 7 еще в 1946 году запущен технологический процесс добычи редкоземельных металлов, в первую очередь урана для спешного перевооружения армии.

    Поначалу планировалось добывать необходимый продукт из местного сырья, но здешние сланцы оказались бедны ураном — всего 0,38 грамма на тонну породы. Поэтому на Комбинат стали завозить сырье из шахт Чехословакии и ГДР. По дороге, как требовала технология, урановую руду поливали водой. К прибытию на место куски породы смерзались в ледяной монолит.

    Запальщики из вольных лезли на отвалы, бурили в руде отверстия для динамитных шашек и взрывали прямо в вагонах. После этого зэки ломали породу кайлом и лопатами перебрасывали в тачки. Тачки катили на сепаратор, где шла сортировка.

    
В первые дни на общих работах Лёнечка еще балагурил. Забравшись на горку вагона, оглядывал окрестности. Завидев стайку работниц, идущих вдоль дороги к цехам, скидывал бушлат, играл мышцами под лучами жидкого февральского солнышка. Игнорировал окрики надзирателей, тычки в спину винтовкой. Но работать его все же заставили. И после двух недель тяжелого, однообразного махания лопатой под мокрым снегом, в стужу и в метель, он перестал смотреть по сторонам. Отупел, замордовался.

    Вечером, падая на свою вагонку, чувствовал, как гудят натруженные руки и ноги, как сквозь жилы горячими толчками проходит кровь. Уже не мечталось о бабах, о сладкой вольной жизни. Но главное — Лёнечка видел, как стремительно теряет авторитет. Выходило так, что обиженный каторжанин Хрыч опустил Мая сразу на несколько ступенек вниз по воровской табели о рангах. А в лагере закон: отшатнись на ступеньку — будешь катиться до самого дна, до потери человеческого облика. Это Лёнечка видел на многих примерах.

    В бараке стоял обычный галдеж. В блатном углу арестанты резались в карты, обкладывали друг друга замысловатыми ругательствами. Узбеки бубнили молитву, бывший профессор помогал бывшему студенту решать задачку из растрепанного учебника — дались им эти «интригалы»? А Лёнечка, закинув усталые руки за голову, отвернувшись к стене, лежал и думал, как бы соскочить с общих работ. А задача это непростая. Уже приходил Воронцов, требовал перевести Маевского в свою бригаду. Нарядчик отказал — бери распоряжение от начальника по режиму. А как его получишь, это распоряжение?

    Конечно, есть еще такие, которые пишут жалобы — кто прямо Сталину, кто Молотову, кто Кагановичу. Смешно. Всё одно что святым угодникам молиться. Зря теряют время.

    Идти покланяться Порфирию Иванычу? Не любят воры раскаяния, хоть бы и между собой. Да и завистников-шептунов нажил Май за срок немало. Крутятся вокруг смотрящего, дуют в уши. Оно бы, может, лично и простил его Порфирий, снова принял в свой круг, да надо соблюсти авторитет, наказать молодого за унижение старшего. А вот прочие каторжане, особенно злой и прыткий Камча, из одной ревности могут устроить такую каверзу, после которой быть Лёнечке под шконкой, а то и лежать с гвоздем в ухе. Так пару месяцев назад нашли под утро рязанского бугая, который, «ломом подпоясанный», попер против всесильного законника.

    Жалел себя Лёнечка — подбили ему жилы, накинули петлю. Эх, будь ты жив, дедушка Ленин, подсказал бы верный путь!

    С верхних нар слышался гундосый голос шнифера Клеща. Тот хвастался, как симулировал кишечную болезнь и две недели провел на больничке у доктора Циммермана, с усиленным питанием и в полном покое.

    «Циммерман!» — осенило вдруг Лёнечку. Вот кто поможет честному арестанту! Как же раньше он не вспомнил доктора!

    Еще по прибытии в лагерь, на вторичном медосмотре, Циммерман отметил Лёнечку, велел подобрать со склада обмундирование вместо ветхой его одежки. И после выручал — вызывал на хозработы в госпиталь.

    Вспомнил Лёнечка очки, кустистые брови, рыжеватые пряди доктора из-под белой врачебной шапочки. Сердце вдруг согрелось, заплясало внутри. Завтра скажется больным, пойдет к лекпому, выпросит направление в больничку. А там Циммерману обрисует всё как есть, попросится на подсобные, хотя бы на пару недель.

    Лёнечка поднялся и, проходя по бараку, сверкнул в сторону блатных веселым глазом. Взгляд его поймал Порфирий. И по этой короткой, в полсекунды переглядке, Лёнечка понял, что если не затухнет, не покорится судьбе, а совершит в меру дерзкий и достойный положенца поступок, то будет прощен и снова принят в их круг.
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     Тася
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Прачечная досталась комбинату от немецкого госпиталя. Полуподвал хорошо приспособлен для работы. В нише две машины: барабанная для стирки и центрифуга для отжима. Цинковый желоб под кранами для полоскания белья. Посередке — чугунная дровяная печь, два чана. В них Тася сперва замачивает в хлорном растворе, после вываривает серые от грязи и пота бязевые простыни, казенные рубахи и кальсоны.

    После выхода Приказа 1949 года «О мероприятиях по улучшению физического состояния и трудового использования заключенных, содержащихся в ИТЛ и ИТК МВД» по всем колониям прошло распоряжение за каждым зэка закрепить спальное место с комплектом постельных принадлежностей. Следовало также улучшить работу бань, прачечных, сушилок, парикмахерских и прочих санитарных учреждений.

    Во исполнение приказа завхоз лагпункта майор Цыбин и сам Корецкий, начальник ИТЛ № 1, уделяют внимание общей гигиене, снижают показатели болезней и смертности. Бывает, Цыбин самолично проверяет стопки стираного белья, хвалит Таисию, придерживая за локоть, шарит глазом за вырезом халата.

    Вот уж не думала Тася, что жизнь ее накрепко повяжет тюрьма, или, как в бумагах именуют, «Специализированный исправительно-трудовой лагерь». В эстонский город Нарва она прибыла осенью сорок шестого года, вместе мужем. Свадьбу сыграли в родной деревне Петухово Томской области. Игнат Котёмкин — смелый, ладный парень, наполовину украинец, явился в село завидным женихом. Он навещал родню, Таисия только кончила семилетку — с опозданием из-за войны. Июньский воздух звенел комарами и счастьем — война завершилась победой, впереди огромная и радостная жизнь.

    Уже на месте Тася узнала, что муж обманул ее. Что служит он не при военной части, как говорил, а надзирателем в батальоне при Главном Управлении лагерей промышленного строительства. Охраняет заключенных — уголовных, политических, совершивших должностные и хозяйственные преступления. Сопровождает на работы пленных немцев, эстонцев, ингерманландцев и даже нескольких румын. Вся эта многотысячная рабочая сила брошена на восстановление разрушенного бомбами города, на строительство новых корпусов для заводов и фабрик в окрестностях Нарвы.

    Привычную к труду Тасю муж определил в хозчасть. Работала кухаркой, уборщицей, прачкой, санитаркой при госпитале.

    Многое было в диковинку. Две крепости, русская и немецкая, стоят по разные берега реки, старые дороги на хутора вымощены круглым булыжником, амбары выкрашены в красный цвет. Дети молчаливые, а женщины будто выедают тебя недобрыми белесыми глазами.

    Зэков Тася поначалу боялась, после стала жалеть, а потом привыкла.

    С мужем жили недружно. По трезвости Игнат был покладист, спор на работу, но от местной самогонки терял человечье обличье, как оборотень на полную луну. Обиды копились, Тася терпела ради детей, но однажды пьяный муж, возвратившись со смены, сильно прибил ее и окатил помоями из ведра. Тут в женщине проснулась гордость, она решилась уйти окончательно. Не хотела, чтоб дети росли и смотрели на ее унижение. Лучше уж пусть никакого не будет мужа, чем так.

    Поддержал ее в этом решении главный врач госпиталя Лев Аронович Циммерман. Устроил ей место на Хутор-7, в подразделение лагеря при секретном военном Комбинате, под крыло к всесильному директору Гакову. Тут намечались перспективы новой жизни, строился красивый город, семейных переселяли из бараков в отдельные комнаты. Тасе с детьми обещали жилье вне очереди, к лету.

    Директор Гаков тоже вошел в ее положение, выслушал, поверил, помог добиться развода с Котёмкиным. В благодарность за помощь Тася старается, работает на совесть.

    За день успевает перемыть полы в администрации, принять-пересчитать грязное, отгрузить стираное по накладным. Отбелить, отстирать, отгладить и личное белье, которое несут прачкам жены руководства. Берет и сверхурочную работу — если надо заменить кухарку в столовой, перемыть окна, хлоркой дезинфицировать отхожие места.

    Тася привыкла, что ей приказывают, дают поручения, выписывают наряды. Даже в прачечной ей командует сменщица тетя Зина, которую вохровцы зовут Квашней, а зэки — бабой Квасей. Тетя Зина прибыла в ИТЛ еще в сорок пятом году вместе с малочисленным женским контингентом. Отбыла остаток срока, освободившись, устроилась тут же на Комбинате — ехать ей было некуда.

    На вопрос, где ее родные, то ли в шутку, то ли всерьез Зина отвечает, мол, сгинули еще в Русско-японскую войну. Но любит помечтать о том, как помирать поедет на родную Вологодчину. Приговаривает со вздохом:

    — Советская родина — она, девкя, няобъятная, как моя жопя. А мы в ней копошимся, что черви малые, по завещанию дедушки Ленина.

    Числится за тетей Зиной койка в бараке, но живет она постоянно в прачечной. У нее тут обустроен уголок с периной на сундуке, с ватным одеялом. Смеется: «Ляжу не могу — одна в пологу, нет дружка — потереть брюшка. Было времячко, ела жопя семячко, а теперь и в рот не дают».

    Тетя Зина женщина разговорчивая, но при этом скрытная как партизан. Тася слыхала от нее множество срамных и страшных сказок, лагерных баек. А из прибауток ее и пословиц можно составлять энциклопедию. Но за полгода работы в одной прачечной Тася так и не узнала, по какой статье сидела Зинаида, за что попала в лагерь, была ли замужем, имеет ли детей. Конечно, можно спросить Игната, он бы заглянул в архив, но Таисии такой поступок поперек сердца. Не хочет Зина открывать свою судьбу, значит, имеет на то причины.

    Не разгадала Таисия и еще одну тайну — где прачка добывает спирт.

    Тетя Зина всегда навеселе, но сильно пьяной Тася не видала ее ни разу. Свою норму Зинаида знает, и по части выпивки, и в работе. Бывает, Тася задержится в администрации — то собрание, после которого надо замыть полы, то перестановка мебели — бежит, думает про тюки нестираного белья. А Зинаида уж рассортировала, раскидала по вываркам и кипятильным бакам. Тасе только достать да выполоскать.

    Прачка знает о человеческих слабостях не меньше, чем врач или духовник. Образование у Зины — три класса церковно-приходской, но, когда гладит белье для начальства, читает, будто по книге.

    — Гляди, у Бутко-то яки подштанники добры, с начесом. А у Нинки панталоны — срамотища, хучь в каберне выступай.

    — В кабаре, тетя Зина! — смеется, поправляет Тася.

    — Да все едино, проститутка. Честная девкя этакую стыдобу на зад не напялит, — Зинаида расправляет, разглядывает батистовые панталончики. — Кружева-то богатые! Вот бы тебе воротничок. А курица эта на свой огузок пялит. Для полюбовника старается.

    — Какой же любовник, тетя Зина, она ведь не замужем? — спрашивает Тася, не в силах сдержать любопытства.

    — Девкя, ты по себе-то не меряй! Ты целкой замуж шла, а эта — сверленая дыра. А кто у ней полюбовник — то ведаю, да не скажу.

    Тася опускает глаза. Думает про Воронцова. На Комбинате давно поговаривают, что у начальника Отдела подсобного производства шашни с дочкой главного инженера. Что, мол, поженятся они к лету, когда достроят Дворец культуры. Там и сыграют большую богатую свадьбу. Что ж, пара будет красивая. Жених высокий, худощавый, темно-русый, светлоглазый. У невесты фигура, ямочки на щеках. Платье по моде сошьют, не пожалеют денег. А ему костюм — говорят, скоро откроется в городе ателье.

    Зинаида смеется, показывая два клыка на верхней десне да коренные в нижней — прочие зубы давно потеряны.

    — Не обмирай, девкя, не про твоего анженера речь. Он-то, нябось, век холостым проходит.

    Стоит подумать про Алексея, как щеки Таси заливаются румянцем. Уж и не помнит, когда в первый раз его увидала, а кажется, будто с детства знаком. Скромной повадкой, вежливой речью похож он на бывшего их школьного учителя Трофимова. Только тот был сивоусый пожилой мужчина лет сорока, а Воронцову всего-то двадцать шесть, хотя и выглядит постарше.

    Как-то приснилось Тасе, что сосед ее наполовину человек, а нижней частью — конь, как видела на картинке в старом журнале «Нива». С тех пор подмечает его сходство с породистым жеребцом чалой масти. Или с наездником, будто из буденновской песни:

    
     
      И боец молодой

      Вдруг поник головой

      Комсомольское сердце пробито.

     

    

    Помнит Таисия свое положение — поломойка, прачка, не девушка — баба с прицепом. Легкая фигурка ее раздалась после беременностей, живот и груди стали тяжелые, словно налитые молоком и плодородием. А инженер человек образованный, хоть и простой в обхождении, а видно, что гордый. Порода в нем не крестьянская и не рабочая, другая. От этого в душе надрыв и беспокойство.

    Помнит всё это Тася, да разве же сердцу прикажешь? За время, что живут они по соседству, Алексей стал ей ближе всякого родного человека. Бывает, заслышит его кашель за стенкой, и тепло разливается под сердцем. Или глядит на его руки с длинными белыми пальцами — хочется ей стать на коленки и целовать эти руки. А засмотрится на губы, обветренные и сухие — хочется прижаться к ним своими губами, напоить влажным поцелуем.

    Бывает, мнится Тасе, что она сидит в саду на скамеечке в больших атласных юбках, точно леди Гамильтон в трофейной ленте, которую по праздникам привозила к ним в деревню кинопередвижка. А Воронцов подходит к ней в костюме молодого адмирала, рукой проводит по темно-русым волосам, и ямочка у него на подбородке в точности как у того артиста.

    Нельзя сказать, что влюблена Таисия всерьез, но зреет, готовится к новой любви после обиды на Игната. Только так ей надо полюбить, чтобы чувствовать ответ. Чтобы взял сокол ясный ее лицо в ладони, прошептал с нежностью:

    — Любушка ты моя! Зачем же так долго не видал я моего счастья, когда было оно здесь рядом, об руку.

    И шелестит она большой атласной юбкой, и глаза делает кверху, удивленно, как та заграничная артистка, и после поцелуя замирает трепетно, склонив к мужчине голову с длинными гладкими локонами, расчесанными на пробор.

    Так мечтает Таисия. А между тем не оставляет разговора. Подсела к Зинаиде Прокофьевне, толкнула плечом.

    — А полюбовник у Ниночки-то, он из наших, заводских? Или с лагеря? Или со стороны? Хоть знак подайте, тетя Зина. Ведь все равно дознаюсь.

    — Табе что за печаль? Одни пересуды пустые.

    Квашня набирает в рот воды, щедро опрыскивает рубаху, распятую на гладильном столе.

    — Эх, мне б на двадцать годков помолодее, сидел бы у меня твой анжинер как муха на клею. Да что анжинер, самого бы директора Гакова присушила. Секрет я знаю верный, как мужика при себе закрепить.

    Таисия несет макитру с вываренными простынями, опрокидывает в каменный желоб. Лицо и грудь обдает мыльным паром. Хочется еще говорить про инженера, расспрашивать напарницу.

    — Какой такой секрет? Уж откройте мне, Зинаида Прокофьевна.

    — Вот как соберешься рога-то своему крупному скоту наставить, так и открою. А без причины нечего языком молотить.

    Тетя Зина сложила ровной стопкой отглаженное белье Бутко и Ниночки. Взялась за простыни. Плюнула на утюг. И вдруг изрекла, вздыхая:

    — Зря ты, девкя, берегешь ее, пязду-то. Чай, не горшок, не разобьется. А грех — он ведь пока ноги вверх. А как опустил — Господь и простил.
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     Гаков
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Арсений Яковлевич Гаков, директор Комбината № 7, по прибытии в Москву, прямо с поезда, направился в министерство, к Авраамию Завенягину, руководителю строительных управлений Наркомата внутренних дел. Вызван вроде бы для согласования текущих вопросов. Но, чувствовал, есть другое, скрытая надобность или опасность.

    Авраамий — имя патриархальное, русское. Отец генерала был машинистом паровоза, мамаша из крестьян. Видно, потому, достигнув положения, Завенягин не зачванился, сохранял в общении простоту. И в этот раз принял Гакова сердечно. В кабинете выслушал короткий доклад, подписал запросы снабженцев, а затем вдруг предложил проехаться по Москве. Гаков понял — есть разговор особый, не для министерских кабинетов.

    На шустрой «Победе» отправились к Ленинским горам, где вырастало новое здание Московского университета. Снизу вверх Гаков смотрел на огромную, пронзающую небо пирамиду «города науки», сердце его переполняла гордость. Точно в детстве, когда мальчишкой впервые попал в Исаакиевский собор и обмер от увиденной красоты.

    Только в прежние времена дворцы и храмы строили, чтоб возвеличить бога, царя. А в этих сталинских махинах, словно короной венчающих Москву, заключено величие первого в мире народного государства. И владеть этой красотой не аристократам-богатеям, а растущему поколению светлых, радостных, свежих людей.

    Прогуливались вдоль ограды, задирая головы на двухсотметровую башню, обставленную строительными лесами. Глядели с холма на белокаменную, в дымке, Москву.

    Завенягин похож отдаленно на Ворошилова и на комика Чарли Чаплина, такие же носит усы. Только голова бритая, и ничего смешного нет в его нервной повадке. Говорит негромко, отводит в сторону глаза.

    — …назрели перемены. Разногласия по всем вопросам. Совет министров тормозит инициативы — Молотов, Булганин, Маленков. В аппарате ЦК забирает силу Хрущев, секретарь Московского обкома. Да мы-то с тобой знаем, кто в последние годы тянул всю работу по индустриализации. Теперь вот «Направление-15», ядерный щит.

    Гаков слушал, молчал. Да, видно, здоровье Сталина внушает опасения, раз пошли такие разговоры за пределами ближнего круга.

    — Говорю, чтобы ты знал, — Завенягин склонился ближе. — Скоро Лаврентий Павлович будет нуждаться в особой поддержке соратников. Подумай, готов ли ты встать рядом. Сможешь ли, если надо, выступить с нами единым флангом?

    Поворот крутой, Авраамий один не взял бы на себя такую смелость. Значит, это сам Берия прощупывает почву среди окружения. Слухи давно шелестят вокруг Кремля — Сталину семьдесят четыре года, возраст немалый. Гаков в свои сорок девять все застарелые болячки чувствует в теле, что говорить о той нагрузке, которую несет генералиссимус.

    Берия почти ровесник Гакова, ему пятьдесят три. Арсений не раз видел наркома на заседаниях в Совмине. Что мог сказать о нем? Сдержанный, проницательный, ироничный. Грамотный специалист, сам механик и техник, работал когда-то в нефтяной компании Нобиля. Умеет досконально вникнуть в дело, найти нестандартные решения.

    Конечно, как организатор Лаврентий Павлович незаменим, вклад его в Победу гигантский. С начала войны он контролировал огромный массив работ по производству вооружения, ему подчинялись Наркоматы угольной промышленности, путей сообщения, все оборонные заводы.

    К нынешнему времени член ЦК партии, фактически второе лицо государства, Берия сосредоточил в своих руках управления черной и цветной металлургии, нефтяной, химической, бумажно-целлюлозной, электротехнической промышленности. А ведь на нем и ответственность за внешнюю и внутреннюю безопасность страны, управление разведками, борьба со шпионами и диверсантами. А этот фронт едва ли не важней военного.

    Что думал Гаков о Берии в глубине души? Знал, какой страх внушает одно это имя. Помнил липкое рукопожатие, застывший взгляд из-под очков. Понимал, что обстоятельства жизни и борьбы сделали этого человека безжалостным, едва ли не чудовищем.

    Такому встать во главе государства? Тяжело принять эту мысль.

    
Два противоречивых мира существовали в сознании Арсения Гакова, почти не соединяясь между собой. Простой и ясный мир труда, справедливости, всеобщего счастья. Солнцем этой вселенной был рабочий человек, гимном — хор миллионов голосов, славящих родину, партию, великую силу народа. Для них, бесстрашных героев, развевался флагами Первомай, хор пионеров приветствовал День Конституции, гремел салют в честь годовщины Октября. Для них росли московские высотки и прорезали степи километры железных дорог.

    Одновременно с этим существовал другой мир — призрачный, страшный.

    Там человек мог исчезнуть бесследно, переместиться в темноту мгновенного забвения. Знавшие его продолжали жить как ни в чем не бывало, не задавая вопросов — зачем на соседней двери появилась пломба с печатью? Почему за столом сослуживца сидит незнакомый человек?

    В этом мире боялись ночи, отсвета автомобильных фар, шуршания шин по асфальту, шагов на лестнице. Словно чума, ползучий страх этот заставлял людей отрекаться от родных и близких, бежать из столиц в глухие углы, наушничать, доносить.

    В мире тьмы махали лопатами, валили лес, тянули «железку» по мерзлым болотам сотни тысяч советских граждан, изможденных голодом, изнуренных непосильным трудом, словно древнеегипетские рабы. Их кости ложились в фундамент пятилеток, но ни благодарности, ни даже благосклонного упоминания это незримое воинство не заслуживало. Не люди — «вредители», «враги», «шпионы», «предатели», «саботажники». Даже на Комбинате Гакова, где условия труда и содержания считались почти курортными, было свое кладбище заключенных — заросшие могилы без оград и памятников, без имен и званий.

    Нет, Гаков признавал необходимость жестокости. Война продолжалась не только на внешних, но и на внутренних рубежах. Вот и теперь в газетах пишут о шпионских заговорах, о врачах-вредителях, подкупленных иностранной разведкой. Сомневаться в правдивости обвинений Гаков себе не позволял. Но порой мысль о сумеречном мире, осознание его огромности и бесчеловечного устройства вышибала ледяной пот.

    И теперь Арсений ощутил, как рубашка под пиджаком прилипает к телу, когда увидел, что по разбитой дороге к воротам строительного объекта подъезжают несколько машин с государственными номерами и спецпропусками на лобовом стекле.

    Застряли в колее, остановились. Вышли люди — кто в штатском, кто в форме МВД, и среди них Берия в черном пальто, в фетровой шляпе с мягкими покатыми полями.

    Завенягин глянул затравленно, трусцой побежал к машинам начальства. Пошел и Арсений. Сообразил, что встреча эта не случайна.

    Приветствия, рукопожатия. Комиссия Спецстроя, многие лица были знакомы.

    Вот кряжистый, с шишковатым, бритым «под Котовского» черепом, Борис Львович Ванников. Гаков знал, что перед войной Ванников, дважды Герой Социалистического Труда, был арестован по обвинению в шпионской деятельности. Ни в чем не сознался, никого не обвинил. И это, возможно, спасло ему жизнь — в июле сорок первого Бориса освободили, вернули к должностным обязанностям, как заподозренного «по недоразумению».

    Тут и Василий Махнев, начальник Спецкомитета, с кустистыми бровями на бледном, одутловатом лице, и третий заместитель наркома Иван Серов, элегантный, похожий на английского киноактера.

    Берия увидел Арсения, приветливо махнул рукой.

    — А ну-ка, товарищ Гаков, идемте с нами!

    Вместе направились вдоль ограждения к воротам. Щеки Лаврентия, будто каучуковые мячи, подрагивали в такт шагов. Высокому Гакову пришлось неудобно сгибать шею, чтобы расслышать торопливое бормотание.

    — …засели в лесах, имеют поддержку заграницы. Британия, ФРГ, США… Шпионская сеть… Да, есть там силы, которые еще надеются повернуть ход исторических событий!.. сочувствующие из местных жителей… укрывают, кормят, снабжают патронами.

    Очки сверкнули, нарком ожидал ответа.

    — Не понял, Лаврентий Павлович?

    — Что вы не поняли? Лесные братья. У вас, по всей советской Прибалтике.

    Гаков непроизвольно втянул живот.

    — Знаю об этом тяжелом наследии. Но в нашем районе Эстонской ССР бандитов давно не наблюдается.

    — Это вы так думаете, а факты говорят обратное. Нельзя нам что? А то. Беспечность и ротозейство, как говорит в своих статьях товарищ Сталин. Газеты-то вы читаете?

    Тон будто бы дружеский, доверительный, но взглядом цапал, будто клювом. Постарел, обрюзг лицом и, видимо, душой. И пахло от него по-стариковски — мертвечиной.

    — Газеты читаю, Лаврентий Павлович. И по текущим вопросам в курсе событий — я депутат…

    Завенягин шагал в стороне, клетчатым платком вытирал бритый затылок и шею под воротничком мундира.

    — Поступила информация, товарищ дорогой депутат Гаков, что отряд лесных бандитов готовит диверсию на вашем Комбинате. Перехвачена радиограмма. Поблизости, а может, и у вас под носом, может быть, в соседнем кабинете сидит английский диверсант. Кто? Вот и надо оглянуться, посмотреть вокруг. И рот не разевать…

    Гаков одеревенел всем телом. Понимал, что должен ответить, но в голове было пусто, только в ухе звенело, будто залетел комар. Берия снова бормотал:

    — …занимаются вопросом. Но не приставишь к каждому майора с пистолетом. Ха-ха! Потому и требуется особая бдительность от вас…

    Нарком остановился, ожидая ответа. Не помня себя, Гаков вытянулся в струну, по-армейски отрапортовал:

    — Слушаюсь, Лаврентий Павлович. Усилим бдительность. Найдем фашистских недобитков, слово коммуниста!

    Тот помолчал, разглядывая, впиваясь иголками глаз из-под круглых очков.

    — Главное — не допустить внештатных ситуаций. Стране необходим ваш груз.

    Берия кивнул, прощаясь, и вслед за ним вся процессия двинулась внутрь стройплощадки по ухабистой дороге. Им навстречу спешила делегация — начальник строительства, бригадиры.

    — Примем меры, — отрапортовал Арсений вслед удаляющейся шляпе.

    — Вот такие наши дела, — Завенягин моргнул как-то в сторону, будто хотел зажмуриться и не открывать больше глаз.

    Попрощались неловко, скомканно. Политическую тему больше не затрагивали. В просьбах Гакова — как обычно, нужды по снабжению, нехватка кадров, обеспечение продуктами и промтоварами, — Авраамий обещал дальнейшее содействие.

    
Вечером Арсений поехал к родной сестре, которую разыскал после детского дома в тридцать пятом году. Он получил пакет из спецмагазина на улице Грановского, успел зайти в ГУМ, купил подарки. Сестре Алевтине — духи «Красный мак», жене — ботиночки «румынки» с меховой оторочкой. Ребятам конфеты, игрушки.

    Внизу лестницы, на выходе из магазина, спекулянтка дернула его за рукав, показала край картонной обертки — немецкие чулки со швом из тонкого телесного капрона. Нарисованы на упаковке стройные женские ноги, и перед глазами Гакова замелькали из-под юбки округлые икры и выше — изгиб округлых бедер, плечи, груди, темные соски виднеются сквозь полотно бюстгальтера. Торопливое, украденное счастье, с неотступным чувством вины, но от этого будто слаще, постыднее…

    Гаков воровато сунул старухе купюру, чулки спрятал во внутренний карман плаща.

    Сестра Алевтина собирала на стол. Хлопотала радостно, делилась новостями. Пришел из школы племянник Павлушка. За те полгода, что не виделись, парень вытянулся, возмужал, почти сравнялся ростом с Гаковым. Слегка потемнели светлые мальчишеские волосы, серьезно смотрели глаза, чуть приподнятые к вискам — дымчатые, зеленоватые, как у матери.

    На спор подтягивались на турнике — железную трубу заделал в дверной косяк еще отец племянника, офицер-танкист, погибший на фронте. Впервые Павка вышел из состязания с чистой победой. Мать хвалила сдержанно, но видно было — гордится и учебными, и спортивными успехами сына. Показывала модель полярного самолета, которую парень собрал в кружке ДОСААФ.

    Играли в шахматы, и тут уж Гаков разгромил пацана без всякой пощады. Спорт есть спорт.

    За ужином смотрел, как румяный оголец уплетает картошку, думал: «Для вас, беззаботных светляков, строим мы дворцы и города, прокладываем лавы в толще земли, укрощаем энергию атома. Сомневаемся, но берем на себя ответственность за судьбы человеческие, не даем пощады врагам. Скажете ли спасибо? Поймете, простите ли своих грешных отцов?»

    Договорились, что Павлик с матерью приедут на комбинат в начале марта. Сестра давно хотела взглянуть на любимое детище Гакова, а тут и заводу потребовалось провести единый перерасчет технических заданий для новых мощностей. Проектный институт, в котором работала Галина, принимал участие в разработке.

    Гаков думал и о будущем мальчишки. Павка любит технику, есть в нем смекалка. И поступать собрался в Политехнический, на машиностроение. Пускай прикинет на себя заводскую жизнь, осознает ответственность. А толковые инженеры стране пригодятся всегда: строить коммунизм надо по науке.

    
Потом уже, когда сидел в вагоне и перебирал в памяти события дня, во всех подробностях припомнил разговор с наркомом. Выходит, не случайно привез его Завенягин на Ленинские горы, и встреча с Берией была намеренной, и тема — главной… На Комбинате — диверсант? Шпион? Тревожно было от мысли, которую теперь не выкинуть из головы.

    Любовно придуманный им, расчерченный вместе с ленинградскими архитекторами, уже вырастающий на месте гнилых бараков город-сказка вокруг секретного завода вдруг оказался под прицелом затаившегося врага. И враг этот не в нью-йоркском небоскребе шелестит зелеными долларами, не отдает приказы из чужого штаба. Он рядом. Целится из лесной чащи дулом обреза. Ходит по Комбинату, обедает в заводской столовой.

    Худо то, что теперь, после газетных передовиц, выслеживают шпионов поголовно все — от пенсионерок до детсадовцев. Чуть не каждый день получает Гаков доносы, анонимные письма — на мужей, на жен, на соседей и сотрудников. Кое-что отправляет сразу в корзину, а где-то надо реагировать, подшивать к личным делам, выносить на местком. И как среди этой обманной трухи, бытового сведения счетов да просто фантазий ненормальных людей искать настоящего, обученного, замаскированного разведчика?

    При этом нельзя терять доверие к людям — иначе как работать для них? А вот посоветоваться с начальником отдела милиции Лозовым будет не лишним. Если и правда в районе орудуют национальные банды, этим должно заняться республиканское МВД.

    Размышляя так, Гаков нащупал пакет в кармане плаща. Да, чулки! И снова вспомнились полноватые ноги, кружева, дурманящий запах женщины, которой предназначался подарок. Здесь отдушина, в этой любви Гаков чувствовал себя помолодевшим, счастливым, несмотря на опасность разоблачения и вороватое чувство вины.

    Скоро увидит ее, обнимет. Расскажет, что с ним было в Москве. Она умеет слушать любовно, сопереживая, даже когда не понимает всех сложностей его жизни. Женский ум проявляется в чувствах. Беден и сиротлив мужчина без женской любви.

    Поезд тронулся, в купе зашли попутчики. Арсений Яковлевич выпил стакан чая, вытянулся на полке. И вскоре, как всегда в поезде, быстро и крепко заснул.
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     Эльзе
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Бункер в лесу построен по немецким чертежам, но руками местных хуторян, оттого внутри по-крестьянски домовито. Комната просторная, как в хате, пол и стены обмазаны глиной, утрамбованы соломой. Вместо крыши дощатый настил, по углам его держат подпорки-столбы. По двум стенам — нары из тесаных сосновых горбылей, на них матрасы, набитые сеном. Есть стол и лавка. Отдушина и труба от каменного очага выходят под лапы могучей раскидистой ели — Kuusk. Чтобы случайный прохожий не увидел на снегу проталин от теплого воздуха, не догадался, что под его ногами, прямо под землей, находится людское обиталище. Хотя и с этой предосторожностью очаг топится только по ночам в холодное время.

    Два выхода из бункера. Один — на особый случай, по земляным ступеням наверх из жилой комнаты. Он, как и крыша землянки, накрыт досками и уложен сверху пластами дерна. Другой — из подземного хода, который тянется на двадцать метров от землянки. Лаз наружу завален хворостом и прелыми листьями, спрятан под бревенчатым мостиком через ручей — Oja.

    Второй год в бункере живут люди. Суровые и могучие, как деревья в чаще леса. Чужаки зовут их «бандитами», но настоящее имя им — партизаны, защитники. Еще их называют со времен войны Omakaitse, самооборона.

    Духи леса — ель, ручей, большой камень Suur Kivi и сама мать-земля Maa хранят, оберегают лесных богатырей. От родной земли берут герои могучую силу и несокрушимое мужество.

    Эльзе знает: по всей земле эстов, ливов и латышей, в глухих лесах и болотах, на дальних хуторах, в шалашах и землянках скрываются тысячи смелых парней, непримиримых врагов нынешней власти. Есть у них тайные схроны — оружие и припасы оставили для партизан немцы. Гранаты, взрывчатка, сотни тысяч винтовок лежат под землей, ожидая часа восстания. Партизаны держат связь друг с другом и с главным штабом через жен, невест, младших сестер и братьев — таких же, как Эльзе, подростков и детей, преданных делу освобождения.

    Шести лет от роду Эльзе Сепп приняла присягу Naisko dukaitse — это женская защита дома. Вместе с матерью помогала отрядам Омакайтсе, добровольным эстонским дружинам. Отец и старший брат Эйнар записались в Омакайтсе в июле сорок первого. Участвовали в облавах — искали по лесам парашютистов, советских диверсантов, несли охрану в лагерях, служили в эстонских батальонах. Младшие братья-близнецы тоже вступили в отряд, когда подросли.

    И сейчас Эльзе носит в лес продукты — хлеб, творог, сало, kartul. Кормят они лесное воинство, даже когда сами ложатся спать голодными. Не только хлеб — всю свою кровь до капли готова отдать Эльзе своим братьям, maarahvas, народу эстонской земли. Настанет час, и поднимутся герои, чтобы навечно изгнать с родных полей и хуторов красную орду — так поется в партизанской песне.

    В школе Эльзе, как и все, учит стихи о советской родине, про счастливое детство, про мудрого Сталина, который ведет земной шар к победе коммунизма. Но в лесу, вместе с братьями, слушает иные речи, дает настоящие, страшные клятвы.

    Чужаков она ненавидит. Ордынцы в войлочных шлемах, с красными нашивками на шинелях, пришли на ее землю за год до начала войны. Лучшие дома захватили под казармы и советы. Сгоняли фермеров в колхозы. Раскатывали избы с хуторов, перевозили на телегах, ставили привычным для них порядком — тесно, вдоль улиц, как в русской деревне. Запашную землю и выпасы отбирали в общее пользование. Угоняли скотину, вычищали амбары у зажиточных и работящих крестьян. Власть в поселках давали пьяным, злым на хозяев батракам.

    По всем уездам дети завыли от страха и голода. Женщины молча кусали губы. Мужчины брали в руки оружие. Тогда начались аресты. Целые семьи с малыми детьми, с беременными женщинами хватали по ночам и гнали на станцию. Никто не вернулся обратно.

    Три года было Эльзе в страшный день четырнадцатого июня сорок первого, но ей кажется, что она и сейчас слышит крики и слезы, жалобы и проклятия. Тысячи людей кричали, махали руками из эшелона, который отправлялся в смертную страну. По-эстонски — Põrgu, по-русски — Сибирь. Семью их матери — деда с бабкой, дядьев и племянников выслали с этим поездом. Больше от них не было вестей.

    Когда пришли немцы, отец перевез семью на свой прежний хутор, недалеко от немецкого аэродрома. Новые власти тоже брали с крестьян продовольственный и денежный налог, но тем, кто пошел служить в войска, делали послабления и даже помогали. Как-то привезли мешок муки, выдали наборы кожи для пошива ботинок.

    Отец устроился работать на немецкий аэродром. Вскоре и брат Эйнар поступил на военную службу. Он мечтал о самолетах, офицер Люфтваффе обещал ему дать рекомендацию в летное училище.

    Эльзе помнила огромные летающие машины, их маслянистый запах и гул, от которого дрожала земля. Помнила немцев в серых мундирах. На сверкающих и грохочущих мотоциклах они объезжали хутора, разыскивая коммунистов и евреев.

    В то лето они с братьями Осе и Вайдо ходили пасти лошадей на лесных полянах. Издалека все время слышалась стрельба, иногда долетал запах гари. Вечером отец шепотом рассказывал матери, что немцы в лесу расстреливают жидов и там же в больших кострах сжигают тела.

    Когда начались тяжелые бои и артобстрелы, хутор сгорел. Хорошо, что мать заранее спрятала в погребе сундук с вещами, кухонную утварь. Поначалу прятались в лесу, потом жили в соседской бане. Отец и старший брат Эйнар ушли за немцами, не успев попрощаться с семьей, только записку отец передал через служившего вместе с ним истопника. Всего-то и осталось памяти, что пара довоенных фотографий да старые немецкие ботинки, которые Эйнар подарил брату Осе.

    Теперь уж близнецы Осе и Вайдо выросли, им по двадцать лет. Днем работают на Комбинате, ночами выхаживают километры по лесам, держат связь между отрядами. Нет у Эльзе никого дороже братьев и матери, которая воспитала их в преданной любви к родной земле.

    А в бункере скрываются трое партизан. Взрослые мужчины, храбрые бойцы. Арво и Юрген — двоюродные братья Эльзе, но стали как родные. Вальтер — командир. Название большого отряда, которому принадлежит ячейка — «Орион». Был в древности великан-охотник с этим именем, а теперь так называется созвездие в небе.

    Близнецы устроились работать на Комбинат, чтобы кормить семью. А еще для того, чтоб все в колхозе думали, будто забыли они отца и брата, покорилась новой власти. Привел их на предприятие особый человек по прозвищу Õhuke — Худой. Он передает задания «Ориону» и другим отрядам Омакайтсе. У него есть рация, он держит связь с могучими союзниками и настоящим правительством Эстонии, которое укрылось в Англии после войны. Это большая тайна, и даже под страшными пытками Эльзе не выдаст того, что знает о бункере, о планах братьев-партизан. А знает она немало. Недавно Осе проговорился, что отряд получил новое задание — им стал известен день, когда на почту привезут большую сумму денег для выплаты по облигациям.

    Худого братья очень боятся, и сама Эльзе старается избегать с ним встреч; уходит, как только заслышит о его появлении. Он не старый, но сморщенный лицом и как будто жжет людей глазами. В секретной немецкой школе разведчиков его научили понимать чужие мысли и управлять волей других людей — так говорит Осе. Вайдо ругает брата за то, что тот выдает Эльзе слишком много секретов. Да, братья знают, что сестра не проболтается, даже под пытками, но Худой не доверяет никому и может причинить ей зло.

    На этот раз, по счастью, чужак не появился. Два часа провела Эльзе в подземном бункере с братьями. Говорили о счастье, о свободе любимой родины. Вспоминали сказку о великане Тылле, который пал в сражении с чужаками-захватчиками, превратился в холм. Он обещал подняться и помочь людям, когда на эстонскую землю снова придет большая война.

    Вальтер объяснял, что Тылль — это символ народа. Настанет день всеобщего Восстания, вскроются подвалы и схроны по всей эстонской земле, все люди единой силой восстанут против врагов и победят.

    Вальтер и сам могучий и добрый, как древний воин с льняными волосами. У него тоже есть рация, по которой он держит связь с далекими странами. Оттуда, из-за моря, когда-нибудь прибудет помощь. Огромные корабли войдут в Силламяйскую бухту, а на палубах кораблей будут стоять все герои, которым пришлось скрываться в чужих землях.

    С кораблями прибудут брат Эйнар, отец, их соседи и друзья. И грянет страшный бой, и содрогнутся земля и небо. И будут разбиты полчища ордынцев, и навеки прогонят их братья со своей земли.

    Об этом мечтала Эльзе, в сумерках возвращаясь домой по лесу.

    До хутора оставалось не больше километра, когда за спиной послышался шорох. Эльзе обернулась, увидела тень на земле. Толстая ладонь зажала рот девочки, ее притиснули к развилке большого дерева.

    — Попалась, Красная Шапочка! Знаю, какой ты бабушке носишь пирожки…

    Ищенко, шофер заводской развозки, крепко держал Эльзе, обхватив всей лапой нижнюю часть ее лица.

    — Тихо, не рыпайся, я сам партизан, — шептал Ищенко прямо в ухо девочки. Потом решил припугнуть: — Бандитов снабжаешь?! А что за это бывает от советской власти, слыхала?!

    Эльзе обмерла. От шофера пахло чесночной колбасой. Его толстый живот теснил ее, прижимал к развилке двух стволов старой ивы. Шершавая лапа сунулась за ворот ее пальтишка. Эльзе успела подумать, что от ненависти к братьям-партизанам Ищенко задушит ее прямо здесь. Но толстая рука полезла ниже, отрывая стеклянные пуговки платья, вцепилась в холмик груди. Эльзе вскрикнула от боли.

    — Делай что скажу, тогда буду молчать про твоих братцев, — Ищенко стиснул грудь девочки, словно хотел раздавить. Вторая рука его шарила по ее телу, как при обыске, грубо и бессмысленно.

    Эльзе сомлела, потеряла сознание. Ищенко ощупывал нежное, худенькое тельце, еще не сформированные грудки, теплый живот. От предвкушения он начал трястись и стучать зубами.

    Подстерегая девочку в лесу, Ищенко не загадывал, как будет действовать дальше. Думал только, как захватить ее врасплох, чтобы не успела закричать. А там уговорит ее, заставит подчиниться. Но теперь в его голове вдруг начали стремительно мелькать мысли, словно проносились вагоны скорого поезда, когда едешь в другом составе в обратную сторону.

    Весь его прежний опыт подсказывал, что девчонка не сможет быстро оправиться после того, что он сделает с ней. И если она, растерзанная, явится в деревню, жители поднимут шум, начнут разбирательство. Ищенко вспомнил и братьев маленькой красавицы. Ему вдруг показалось, что сквозь ветки сумрачной ели на него смотрит дуло обреза.

    Оглянувшись по сторонам, Ищенко поднял Эльзе под мышки и потащил в сторону болота, подальше от тропинки. Он подчинялся животному инстинкту, как умный зверь. Чутье подсказывало, что под завалами бурелома он сможет всласть натешиться девочкой, а после придушит ее и утопит в болоте. Если тело найдут, то решат, что утопла сама.

    Эльзе очнулась, когда ей впилась в затылок медная пуговица с обшлага шофера. Она увидела свои ноги, волочащиеся по земле, и почувствовала, как под мышками ее сжимают лапы зверя. Ищенко тащил ее куда-то в лес, и за секунду Эльзе поняла, что смерть ее не будет гордой и доблестной, во имя родины, как ей мечталось.

    Она не знала, откуда взялась в ней сила рвануться, вскочить. Не иначе как Maa, мать-земля, подтолкнула ее, а родной ветер дал невидимые крылья. Эльзе помчалась — легче лесного эльфа, стремительней лани, убегающей от охотника. Людоед взревел, разразился грязной бранью. Он бросился вслед за добычей, и земля тряслась под его ногами. Но Эльзе летела вперед, и от ветра на ее щеках высыхали слезы.

    Она спаслась. На этот раз она спаслась.
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     Агент U-235. Паутина
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Моя игра затягивает, это сладостная власть. Я просыпаюсь утром, умываюсь, завтракаю, отправляюсь на службу как рядовой советский гражданин, имеющий в кармане пропуск, профсоюзный билет и рецепт порошков от кашля. Сознание мое в это время совершенно изолировано от чувств и мыслей симулякра, который в сумерках опутывает жителей города паутиной порочных связей, зависимостей, страхов.

    Расщепление сознания неожиданным образом удвоило мои силы, заставляя на время забыть болезненность и анемию. Это проявляется в многократном усилении половой страсти. Для удовлетворения своих потребностей я использую нескольких женщин и одного мужчину, который является жертвой своих пороков и полезен мне в качестве осведомителя. Приемы гипноза, которым я некогда обучался, просты, но весьма действенны. Я лишь внушаю жертвам животный страх, который подавляет волю к сопротивлению.

    В опасных предприятиях необходимо действовать через посредников, незаметно вовлекая в тайную работу людей испуганных и слабых.

    Пока мой безупречный доктор Джекил кует военно-промышленную базу социализма, его двойник мистер Хайд вербует доносителей и соглядатаев, бесчестит и шантажирует девиц, готовит ограбление почты.

    Центр требует новых сведений, и мне приходится регулярно отсылать шифровки касательно прибытия на Комбинат специалистов, отгрузки продукции, поставки продовольствия. Я описываю настроения местных жителей, отношение к советской власти, примерный процент несогласных. Даю координаты мест дислокации войсковых соединений, исправительных лагерей. Особо ценной информации в моих докладах нет. Самое важное я приберегаю для более выгодной сделки.

    В капсуле чистого разума зреет дерзкий и разрушительный план.

    Это диверсия, которая тысячекратно поднимет цену моей головы, и милейший полковник Браун (или как там зовут этого сукина сына на самом деле) будет вынужден играть по моим правилам.

    Знайте, я не намерен больше сидеть в этой дыре. Мне нужно поле деятельности, достойное моих амбиций и возможностей. Вы еще узнаете меня!

    Я продолжаю.
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     Из документов Центрального разведывательного управления США
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ДОНЕСЕНИЕ (24, Уран)

    ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ США

    ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

    ОТЧЕТ АГЕНТСТВА СЕ

    ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАПОРТ

    
6 октября 1949 года

    
Добыча урана в Эстонии

    1. Разработки, которые были начаты в июле 1948 года на нефтяной территории Йохви, привели к обнаружению урановой смоляной руды. По состоянию на 18 августа 1945 года добыча урана осуществлялась в течение примерно 10 месяцев, первые заборы дали показатели 1/24 и 1/26 (радиоактивность содержания урана). Минерал извлекается с глубины 13 метров.

    2. Месторождения найдены между Йохви и Кохла-Ярве, недалеко от маленькой деревушки, жители которой были переселены и куда в настоящее время прибыло около 3000 рабочих. Большинство из них русские, но есть и эстонцы, в основном отобранные по призыву Коммунистической партии Эстонии. Участок, где добывается уран, окружен кирпичной стеной высотой около 3,5 метров, которую охраняют часовые, стоящие на расстоянии около 5 метров друг от друга. Материал загружается в герметичные вагоны и по железной дороге отправляется в направлении Ленинграда, под усиленной охраной.

    3. В том же регионе, недалеко от Ахтме, есть большая электростанция, которая снабжает мощностями область, но может быть использована и для запуска циклотрона. Это тепловая станция, в которой используется мазут. Строительство станции было начато немцами в 1942 году. В 1945 году советские власти продолжили работы. Первая турбина должна начать работу в октябре 1949 года, а остальные две турбины будут запущены в 1950 году. На этой станции занято около 4000 рабочих, большая часть которых — эстонцы. Только инженеры русские. Никаких мер предосторожности для обеспечения военной безопасности не предпринимается.

    
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

    ДОНЕСЕНИЕ (37, Промышленность)

    ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

    ОТЧЕТ АГЕНТСТВА СЕ

    ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ CD NO. 50x1-HUM

    ТЕМА: СССР (Эстонская ССР)

    Производство сланцевого масла урана в Эстонии

    ДАТА: 20 ноября 1951

    
1. Определенные усилия предпринимаются Советами для увеличения производства сланцевого масла в Киволи (59-23N, 26-57E) и Кохла Ярве (59-2511, 27-15E) в Эстонской ССР. Значительное число советских рабочих было доставлено в эти регионы, и модернизированы методы производства.

    2. Весной 1950 года в этой сфере насчитывалось от 8000 до 10 000 работников, задействованных на разных производствах в этой сфере, от добычи сланца до переработки нефти. Растет производство газа, сырой нефти и бензина, строится завод по производству кислот.

    3. Большинство продуктов этих заводов и определенное количество необработанных сланцев транспортируется на территорию Советского Союза. Но некоторое количество необработанного сланца было отправлено в Таллин, Эстония. Предположительно этот необработанный сланец является разновидностью, которая используется для производства урана.

    4. В Кивиоли и Пуэси (59-23N, 27-04E) идет строительство новых крупных электростанций, мощности которых будут способствовать модернизации методов добычи на заводах сланцевого масла.

    5. Начальником завода Кивиоли назначен латышский коммунист Удрас Янсонс.

    
КЛАССИФИКАЦИЯ NSR MR 1 FBI NAVY

    ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

    ДОНЕСЕНИЕ (88, Общественные настроения)

    ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ США

    ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

    ОТЧЕТ АГЕНТСТВА СЕ

    ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

    СССР (Эстонская ССР)

    Партизанская деятельность в Эстонии

    ДАТА: 13 ДЕКАБРЯ 1951

    
1. Партизаны все еще действуют в лесах и болотах Эстонии, но информации об их численности нет. К партизанам время от времени присоединяются лица, по тем или иным причинам ищущие убежища от преследования властей.

    2. С момента введения коллективизации продовольственная проблема становится все более острой для партизан, поскольку и самим крестьянам не хватает продовольствия. Чтобы получить съестные припасы, партизаны часто нападают на кооперативные магазины и молочные заводы, захватывая наличные деньги, продукты питания и другие предметы первой необходимости — одежду, обувь и так далее. Атаки партизан также производятся на автомобили, перевозящие деньги. Поздней осенью 1948 или 1949 года между Валгой (57-46N, 26-03E) и Вору (57-51N) партизанами был задержан и очищен от всех ценностей почтовый поезд.

    3. Партизаны не трогают гражданских лиц за исключением партийных работников и подозреваемых в сотрудничестве с коммунистами, на которых найдена партийная карточка, или же тех, кто имеет разрешение на ношение огнестрельного оружия и обнаружен вооруженным. Таких людей партизаны убивают без дальнейших церемоний. Аналогичное обращение применяется также к лицам, которые способствовали депортациям, доносили на соседей и проявляли активность в сотрудничестве с властями. В разных частях страны нередко случалось, что осведомители НКВД и милиции исчезали, а позже их тела были найдены с примечанием, в котором говорится о «причине смерти».

    4. В настоящее время ничего не слышно о личности партизанских лидеров. Однако в 1945–46 гг. поступали сообщения о деятельности отдельных групп, имена которых были известны.
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     Амба
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Директор Гаков вернулся из командировки, приписал к заявке Воронцова «прошу содействовать». Алексей с нетерпением ждал ответа из ИТЛ, пока не узнал от Ниночки, что его запрос с другими бумагами переслали в Москву, в Главпромстрой.

    Февраль дотянулся серой простыней до весны, но с началом марта вернулись морозы, заметала дороги метель. Вечерами, лежа в постели, Воронцов развлекал себя тем, что представлял кабинеты и коридоры Главного управления лагерей промышленного строительства, по которым путешествует его заявка. Какие начальственные глаза, какие чуткие пальцы изучают отпечатанную на машинке, помеченную тремя подписями-закорючками бумагу?

    Возможно, сам товарищ Берия, «лучший друг советских ученых», рассматривает подписи сквозь заледенелые стекла очков? Или — бери выше — великий вождь, отец народов, раскуривая трубку, задает вопрос, например, товарищу Молотову: «Как вы думаете, Вячеслав Михайлович, зачем этому прорабу Воронцову понадобились подсобные рабочие из числа советских заключенных? Не планирует ли он диверсию на урановом производстве?»

    Наедине с собой Воронцов хрипло смеялся, и кашель сотрясал его внутренности.

    Соседка постучалась, заглянула в комнату. Алексей из последних сил приподнялся и сел на постели.

    — Простите за беспокойство, Тася. Вам, наверное, страшно надоел мой кашель. Мне и самому, признаться, всё это осточертело.

    Договорил и задохнулся, с присвистом хватая ртом воздух. Словно мифический титан обхватывал и сжимал его поперек груди.

    — Алексей Федорович, я Настёнку за фельдшером пошлю, — то ли спросила, то предупредила Таисия.

    — Не нужно, прошу вас! Ничего нового фельдшер не скажет.

    Воронцов отвернулся к стене.

    Тася вышла, раздумывая, как же быть. По всему, болезнь взялась за соседа всерьез, он уж и говорил, и дышал через силу. Помочь тут мог только доктор Циммерман, но захочет ли тот ехать в рабочий поселок из Нарвы, да еще на ночь глядя? Да и как ему сообщить? Телефон был в комендатуре на заводской проходной, пять километров по лесной дороге.

    И вот случай — приехал на лошади бывший муж Игнат. Трезвый, даже не навеселе. Выложил из вещмешка крупу, несколько луковиц, две банки тушенки. За пазухой у него что-то пищало. Подозвал детей, выпростал из-под шинели полуслепых щенков.

    — У комвзвода сука ощенилась. Породистая, охотничья спаниель. А кобель — незнамо какая помесь, из охранных собак. Лях знает, как они спроворили, — пояснил ребятишкам, которые бросились гладить и тискать кутят. — Вы поиграйтесь пока, я их после утоплю.

    Николаша не придал словам значения, а Настя отпрянула, подняла на отца полные изумления глаза.

    — Что ты, папка! Как же ты их таких утопишь?

    — Обыкновенно, в болотине, — Игнат равнодушно пожал плечом. — Сложу вон в мешок от крупы да камней набросаю.

    Тася заварила овсяного киселя — дети приучились к местному блюду, ели в охотку. Игнат сел вечерить с ними. Расспрашивал Настенку про школу, делал для Николеньки кораблик из газетного листка.

    Но тут явился пьяный краснорожий шофер Ищенко, вынул из кармана чекушку самогона.

    — Увольняюсь, — сообщил будто бы весело. — Амба, помучился тут с вами.

    Таисия удивилась про себя: не были они приятелями с мужем, прежде Ищенко не имел привычки кого-то угощать. Хотела прогнать обоих, но ей пришло в голову, что самогон — разновидность лекарства. Можно сделать компресс инженеру, который все надрывно кашлял за стенкой. Отлила четверть стакана, не слушая возражений.

    Ищенко жадно поглядывал на тушенку. Игнат вскрыл банку ножом, отрезал ломоть хлеба.

    — Детям сначала дай, — потребовала Тася.

    Шофер рассказал, что давно надумал увольняться, ехать в Ярославль к больной матери. Игнат почему-то не верил:

    — Нет у тебя никакой матери. Может, еще в Гражданскую померла.

    Ищенко возражал равнодушно. Выпив, завел вспоминать свою службу в партизанском отряде, повторяя истории, которые пересказывал по многу раз.

    — Взорвали мы, значится, эшелон с немецким боеприпасом. Знаменитая вылазка, в газетах писали про нас, к наградам представили. А командир наш был мужик простой, хоть и партийный. Понимал, как надо хлопцев поощрить. А какие в лесу ордена? Тут случилось в одной деревне полицая повесить. Ну, командир и выдал полицайскую дочку на полное наше удовлетворение, вроде как спецпаек. А нутро зудит, хлопцы все молодые, прискучило мужскую надобность в кулак спускать. Ну, взяли мы ее, голубушку…

    Тася не стала слушать. Вышла, захватив стакан со спиртным и чистую тряпицу.

    Воронцов лежал в той же позе, повернувшись к стене. Сквозь мокрую от пота ткань рубашки проступали позвонки. Будить его Тася не решилась, только потрогала лоб — горячий. Оставила стакан, прикрыла блюдцем.

    Когда вернулась, Игнат изливал с хмельной горячностью то, что, видно, накипело на душе.

    — Цацкаемся с ними, школы открываем. Праздники, соревнования. А ведь они же тут все поголовно — пособники! Ты посчитай, в одной Нарве у немцев было семь концлагерей. Семь! — Игнат распялил пятерню, добавил два пальца с другой руки. — Военнопленных наших содержали как скотину… Без кормежки, на голой земле. Люди всю траву сожрали. Двадцать тысяч солдат было в плену! Смертность — девять из десяти. А сколько евреев свезли — из Чехословакии, из Польши. Кто их считал? Словно сорняки выпалывали! Всех — в мобильные душегубки, сам такую видел. Добротно устроена, по-немецки. До сих пор хлоркой воняет.

    Ищенко слушал рассеянно, играл с кутенком.

    — Амба тебе, крышка! Чайки сожрут, косточки обкусают.

    Игнат один, не чокаясь, допил самогон.

    — Кто, спрашивается, лагеря эти охранял, обслуживал? Кто расстреливал? Кто закапывал трупы? А? Молчишь?

    Он придвинулся ближе к Ищенко, шепотом разглашая служебную тайну, которую, как ему казалось, не было никакого резона хранить.

    — Мы как приехали, вскрывали траншеи. Захоронения немецкие, всё по линеечке, по плану. На одном квадрате наши, советские пленные, на другом — гражданский контингент. Старики, старухи, дети. Всё по санитарным нормам, засыпано известью. Копаю… Гляжу, у одной мертвячки коса длинная, гнедая, как у моей Таськи. И девчоночка рядом лежит лет пяти. Вся синяя, голая, только бантик голубенький на голове — будто вчера надетый. Ткань крепкая оказалась. Капрон.

    На глазах Игната выступили пьяные слезы, он шарахнул по столу кулаком.

    — Я не поп, чтоб такое прощать! Я б их своими руками в эту могилу… Жалости к ним не имею. Мне вон этих кутят жальче, чем фашистских прислужников.

    — Жалко, а все одно утопишь, — усмехался Ищенко, поглаживая черного кутенка. С удовольствием повторил: — Амба тебе, крышка.

    Дочка подошла и взяла щенка. Она приготовила из холстинки соску, положила жеваного хлеба с тушенкой, обмакнула в толокно. Кутенок присосался к тряпичной титьке.

    Тася снова заглянула к соседу. Воронцов метался на постели в жару, волосы налипли на лоб. Хрипел, бормотал тревожно. Тася нагнулась, прислушалась.

    — Амба, амба, крышка. Амба, амба…

    И еще какие-то незнакомые, будто немецкие слова.

    Потрясла его за плечо.

    — Алексей Федорович, что вы? Худо совсем?

    Он не отвечал. Красивое лицо со впалыми щеками и потемнелыми впадинами вокруг глаз стало восковым, как лики на церковных иконах. Худые руки с длинными пальцами беспокойно скользили по одеялу. «Обирает себя», — Тасе вспомнилась верная народная примета. Сердце зашлось, будто оборвалось в груди.

    Вернулась в комнату, кинулась к мужу.

    — Игнат, поезжай сейчас в комендатуру, пусть вызовут карету скорую, от доктора Циммермана. Помирает наш сосед!

    Котёмкин отмахнулся.

    — Анженер твой? Нехай помирает! Туда и дорога.

    От нервной тревоги Тася сделалась смелой.

    — Знай, Игнат, я твоему начальству доложу! Что ты сидел и водку пил, пока рядом человек… важный специалист кончался!

    — Загремишь за саботаж, — лыбился Ищенко. — Лет десять дадут.

    Игнат нехотя поднялся и пошел к Воронцову. Встал посреди комнаты, подробно оглядел обстановку.

    — Тьфу, нищета! А мужик-то — мощи живые. Околеванец! На что позарилась баба?

    Тася перекинула за плечо растрепавшуюся косу.

    — Да нет у нас с ним ничего! И не было! Сколько тебе повторять.

    — Ври! — Игнат сплюнул на пол, растер сапогом. — Меня-то не пожалела, небось.

    — Да человек ты или зверь? — рассердилась Тася. Игнат покривился.

    — Ладно, привезу лепилу. А ты пока ему самогонки влей малость.

    Игнат надел фуражку. Хотел забрать щенков, но Настя загородила их собой, не дала.

    — Кутят оставь, — велела Тася, и муж послушался. Махнул рукой, пошел к двери.

    Ищенко ушел за ним.

    
Воронцов ненадолго очнулся, когда Таисия влила ему в рот самогон, резко пахнущий сивухой, обжигающий горло. Он не чувствовал своего тела. Как и почему он очутился в душной комнате барака с дощатыми стенами? Кто прислал его сюда, с каким заданием? На каком языке здесь нужно говорить?

    По одеялу шли в полном облачении немецкие рыцари из фильма «Александр Невский». Он пытался стряхнуть их, избавиться от наваждения и снова проваливался в забытье.

    Вдруг почувствовал, как его поднимают с постели. Раздели, обернули холодной мокрой простыней.

    Сознание ненадолго прояснилось, и Воронцов увидел, что над ним склонился сухощавый человек в роговых очках, с выразительно нависшими бровями.

    — Любите классическую музыку? Это похвально.

    — С чего вы взяли?

    — Вы только что пытались исполнить арию из «Нибелунгов».

    — Вы — доктор Циммерман? — догадался Воронцов. — Я слышал о вас много хорошего.

    — Представьте, я тоже слышал о вас.

    Врач добавил в свой голос строгости.

    — Да, запустили свое здоровье, молодой человек! Воспаление легких — это вам не соловьиные трели. А теперь сожмите-ка кулак.

    Жидкость брызнула вверх из шприца. Алексей почувствовал краткую боль от укола и уже через минуту начал погружаться в состояние блаженного покоя. Но прежде чем навалился целительный сон, Воронцов как наяву увидел сцену, свидетелем которой ему только предстояло стать.

    Гладь моря блистала серебряными доспехами, горячий воздух над костром туманил, искажал черты сидящих возле пламени. А рядом, на зеленой лужайке, запрокинув к небу голову, медлительно поводя плечами, плясал, переступая с ноги на ногу, уголовник Лёнька Май, голый по пояс, в кепке с рваным козырьком.
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     Город-сад
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— Просто давайте признаем, что люди — хищники по своей природе. Чтоб ощущать свою правду и силу, нам нужна борьба, а следовательно — враг.

    — Человек пока еще задавлен средой. Новая жизнь даст новых людей. Посмотрите на молодежь.

    — Молодежь я люблю и верю в ее силу. Но знаю и то, что новых людей выделать невозможно. Одно бытовое благополучие никогда не служило для исправления нравов, скорей наоборот.

    — А я верю, что напряжение воли народной даст непременно свои плоды.

    — Об этом судить можно будет лет через двадцать, а лучше пятьдесят, — Циммерман снял очки, потер переносицу. — Если вам интересно мое личное мнение, то я скажу. Главный способ совершенствования души — страдание. Недаром мучеников возводит в святые большинство мировых религий.

    — Нет, доктор. Беда калечит человека, принижает, делает зверем. Исправляет людей не беда, а счастье.

    — Да, но счастье познается через страдание, никак иначе. Впрочем, увлеклись мы с вами. Я уж приехал, а высокие материи лучше обсуждать с хорошенькими женщинами. Не так ли?

    Машина остановилась у госпиталя.

    Директор Гаков подвозил Циммермана после заседания депутатской комиссии, в которой оба принимали участие. Когда доктор уже попрощался и захлопнул дверь, а машина отъехала, Арсений вспомнил, что снова не спросил лекарства для своей жены Иды, от ее головных болей.

    Но возвращаться не стал. Обдумывал сказанное. На мозговую нить нанизывал возражения, которые не мог бы опровергнуть изощренный в риторике ум интеллигента.

    Да, страдание. Вот кончилась война, а человечество уже готовит новую войну, еще более разрушительную. Великие изобретения, результат напряжения лучших умов, гигантские трудовые ресурсы, жизни человеческие, как уголь в топку, бросаем на создание новых способов массовой смерти. Десятая часть этих усилий, пущенных на развитие, превратила бы землю в счастливый, цветущий край. Ради чего? Ради будущего.

    И тут уж не свернуть скалу безоглядной веры. Дети, юношество, молодежь — для них дворцы культуры и спорта, парки и набережные. Ради их счастливой жизни огромный труд и напряжение лучших умов, все изобретения и новшества. Ради племянника Павла, ради своих Максима и Верочки, для всей советской звонкой мелюзги он строит город-сад, прекрасный и надежно защищенный от врагов.

    
Арсений Яковлевич Гаков, член партии с двадцать первого года, директор Комбината № 7, твердо знал, что врага не нужно выдумывать, когда тот стоит за порогом. Фашизм побежден, но разве менее опасен новый враг, бывший союзник?

    Пока обескровленный Советский Союз, развороченная танками Европа, горящая Азия напрягали жилы для восстановления жизни, США, отсидевшись за океаном, получив большую прибыль на лендлизах, стремительно наращивали мощь. В августе сорок пятого американцы показали всему миру урок новой дипломатии «с ядерной бомбой в кармане».

    Не для того ли, чтобы подмять под себя весь мир? Чтоб продолжать выжимать пот и кровь из рабочих в чужих странах, а у себя набивать карманы толстосумов? Одно препятствие на их пути — существование советской страны.

    Сталин, Берия, всё партийное руководство понимают эту страшную опасность. Поэтому теперь главный вектор развития страны — создание сверхоружия, не уступающего по мощности американскому. Дружба закончилась, разговор нынче короткий — военно-стратегический паритет. «Задача номер один» — обозначается не только на секретных совещаниях, но и в официальных документах. «Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

    
Атеист, член партии Арсений Яковлевич Гаков втайне был суеверен. Стыдился этой своей привычки, но и любил ее, как память беспризорного детства. В жестокую пору военного коммунизма, в девятнадцатом году, пока грелся у ночных костров голодного Петрограда, наслушался страшных сказок и пророчеств. С тех пор и застряло в памяти: в носу свербит — к радостному известию, правое ухо чешется — к похвале. Что скорлупу от яиц нужно давить на мелкие части, иначе «бесы придут похрустеть», и нельзя плевать на землю, или на том свете будешь лизать раскаленную сковородку. А если увидел старуху с веником в руке — поворачивай назад, пути не будет.

    Разумом материалиста Гаков понимал, что нету ни бесов, ни сковородок в аду, а есть только атомы, химические процессы и человеческая совесть, которая требует служить добру и правде. Но крестьянская мифология помогала ему чувствовать связь с кровными корнями, без чего вся жизнь теряла направление.

    Он служил отчизне преданно, без рассуждений, как его дед и отец, которых все чаще вспоминал с приближением возраста. Это были простые русские люди, честные в работе и крепкие в вере, пусть и во имя других, устарелых нынче богов.

    Гакову, как и всему советскому народу, богов заменили титаны мысли: Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Советская власть подняла его из ничтожества, открыла дорогу к образованию и сделала хозяином целого города. Но происхождения своего Гаков не забывал, не терял понимания нужд трудового человека.

    Первый свой рабочий табель Арсений подписал на Донбассе, в Макеевке. Работал на разных шахтах забойщиком, крепильщиком и техником. Одновременно учился на вечерних курсах при металлургическом заводе. В двадцать пятом году поступил в Ленинграде в строительный техникум, отучился, вернулся на завод. Вступил в ряды ВКП(б), был направлен на продолжение учебы в Институт промышленного строительства. Из Ленинграда поехал в Сибирь. Участвовал в закладке нового соцгорода Кузнецкстрой, которому в мае 1932-го было присвоено имя Сталинск.

    Гаков любит стихи Маяковского, посвященные той стройке. Для него город-сад в этих строфах — как для верующих небесный Иерусалим. Мечта и реальность, опора духовной жизни и твердое обетование.

    
     
      Здесь

          взрывы

              закудахтают

      в разгон

          медвежьих банд,

      и взроет

          недра

              шахтою

      стоугольный

          «Гигант».

      Здесь

          встанут

              стройки

                  стенами.

      Гудками,

          пар,

              сипи.

      Мы

          в сотню солнц

              мартенами

      воспламеним

          Сибирь.

     

    

    Арсений чувствует подступающие слезы, закрывает книжку. Верно выразил поэт, не боялись они ни холода, ни голода. Были веселы, неутомимы, заражены энтузиазмом громадной стройки. Молодыми руками, поначалу без техники, на одних лошадках поднимали завод-гигант. И воспламенили Сибирь мартенами! Хоть и не все дожили до свершения мечты.

    Пришлось уехать из Сталинска по состоянию здоровья, делал операцию в Ленинграде. Там познакомился с будущей женой. И это знакомство началось с давней шахтерской приметы: если по дороге в забой встретишь женщину в белом платье, спускаться под землю нельзя. Женщина в белом — это смерть.

    Но для него Ида стала жизнью, радостью и счастьем. Она шла с выпускного бала в институте, на ней было скромное платьице белого крепдешина, в руках — букет ромашек. Вот так, по-своему, сбылась примета. Теперь спину в ванной ему намыливает жена. А то если сам моешь спину, будешь мучиться болями в пояснице. Тоже примета, которой Гаков верен с шахтерских лет.

    Прежде с Идой он делился всеми мыслями и планами, но с началом работы на секретном предприятии привычку эту пришлось оставить. Что поделаешь, они отдалились в последнее время, каждый живет своей жизнью. Ида — детьми, своей работой, Гаков — своей. И чулки со стрелками привез он для другой женщины, прикипевшей к сердцу так, что не оторвать.

    Не мог он рассказать жене, что в секретном городе, у которого нет даже имени и адреса на карте, только номер почтового ящика, где биографию каждого слесаря и каждой прачки хранят в отдельных сейфах на Лубянке, завелся предатель, шпион. Совсем недавно они с Идой обсуждали дело врачей-вредителей, и она шептала робко: «Как страшно, наверное, годами знать человека, работать рядом, а может, и спать в одной постели… а он оказывается предателем, врагом». Вместе они радовались, что следственные органы не трогали местные медсанчасти. Это значило, что знакомые врачи в больницах и санаториях никак не связаны с преступлениями Когана, Этингера, Гринштейна.

    И вот теперь эта радость отравлена подозрением. Плохо жить, когда не доверяешь никому вокруг.

    Вот доктор Циммерман — проницательный, умный. Повсюду открыт ему доступ, при желании любую информацию о Комбинате может получить. Что, если он и есть разведчик, еще перед войной заброшенный в СССР?

    Будто сглазил Гакова Берия, везде он теперь ищет врагов. По возвращении из Москвы спит беспокойно, всё видит во сне порванную обувь — тоже дурная примета, к беде. А когда беды ждешь, она непременно случится.

    
Воскресенье, первое марта, Гаков провел не дома. Всей семьей ездили на концерт в Таллин, выбирали сыну пальто — шубейка, которую Максим донашивал за сестрой, совсем истерлась и разлезлась. Гуляли по красивому, ухоженному городу, ужинали в ресторане, домой вернулись затемно. Только тогда Гаков узнал о гибели Ищенко, шофера служебной развозки.

    Начальник отделения милиции капитан Лозовой сообщил директору обстоятельства происшествия. Тело Ищенко найдено обходчиком в болоте, неподалеку от железнодорожной ветки на станцию Вайвара. На трупе — следы насильственной смерти, жестокого убийства.

    В комнате шофера был произведен обыск, за подкладкой чемодана обнаружили записи, листки с пометками и карты, начерченные от руки. Тут были чертежи заводских цехов, планы подкомандировок с указанием количества людей, занятых на строительных и погрузочно-разгрузочных работах, списки руководящих работников с указаниями специальностей и партийной принадлежности. Там же была найдена пачка новых сотенных купюр, завернутых в грязную тряпицу. Лозовой отправил купюры на экспертизу — он предполагал, что эти деньги добыты при ограблении почты. Три дня назад в соседней волости бандиты убили женщину-экспедитора, похитили полмиллиона рублей.

    Слух о чемодане Ищенко быстро распространился по этажам общежития. Шофера и раньше не любили, а после вскрывшейся правды поминали не иначе как с ненавистью. «Вражина, гниль! Кабы знать, сам бы гада урыл!» — шумели рабочие, пересыпая неосуществимые уже угрозы крепкими выражениями.

    Подозрение в убийстве падало на Игната Котёмкина, сержанта охранной роты, который выпивал с Ищенко в ночь с пятницы на субботу.

    За полночь в отдел милиции поступила телефонограмма: из Ленинграда направлена особая следственная группа во главе с майором МГБ Юри Аусом, просьба оказать содействие в расследовании дела.

    Домой Арсений возвращался около двух часов ночи. Машину вызывать не стал — благо от милиции до дома минут пятнадцать пешим ходом.

    Кружила метель, снег налипал на лицо, на одежду. Вот тебе и первый день весны!

    В подъезде снова не горела лампочка. С пролета второго этажа ему навстречу бросилась закутанная фигура.

    — Сенечка, миленький!

    — Напугала! Зачем ты здесь?

    — Ждала тебя. Мои все спят. Люби меня, Сенечка, смотри, я вся твоя…

    Под шубкой полуголая, в одной скользкой сорочке.

    — Да что ты, сумасшедшая, нельзя, нельзя…

    Отрекаясь словами, на деле уже обнимал ее, чувствуя, как продавливается под пальцами мягкое, теплое тело. Расстегивал свое пальто, искал губами губы.

    — Люби меня, Сенечка, прямо здесь…

    Подхватил, усадил на подоконник.

    Хлопнула дверь на третьем, по стене метнулся свет. Голос Иды окликнул:

    — Арсений, ты здесь?

    После секундного молчания Гаков отозвался:

    — Иду!

    Чертова девка замерла, расставив ноги, затаив дыхание. Когда он сделал движение оторваться, обеими руками обхватила его лицо и жадно поцеловала в губы жаркими и сладкими, как малина, губами.

    В коридоре, снимая верхнюю одежду, Гаков прятал лицо, рукой вытирал пылающие губы. Ида куталась в шаль, поясняла виновато, словно оправдываясь:

    — Я ждала у окна. Видела, как ты в подъезд вошел…

    Гаков не стал ничего объяснять, ушел в ванную.

    Ополаскивая лицо холодной водой, подумал, что жизнь его завернула в какой-то мучительный тупик и поделать с этим ничего нельзя.
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     Первое пророчество
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В понедельник в шестом часу утра к Тасе в комнату постучали двое конвойных. Николка еще спал. Настёнка, совсем как взрослая, ни о чем не спрашивая, помогла матери собраться, сунула в карман кусок хлеба в тряпице, расческу.

    Конвоиры с винтовками повели Таисию по коридору, громко топая сапогами. Соседи выглядывали из комнат и тут же прятались, захлопывали двери.

    Во дворе ждал «козлик». Привезли в город, в новое отделение милиции на улице Маяковского.

    Тася не знала за собой никакой вины, но, ступая по скрипучим деревянным полам, еще блестящим и, кажется, немного липким от свежей краски, чувствовала, как сводит челюсти, словно от озноба. Над ней нависала та беспощадная сила, которой она не знала названия, но действие которой на других людей видела ежедневно.

    Задержанную Таисию заперли в крошечной пустой комнате с решеткой на высоком окне. Она причесалась, заново подколола волосы шпильками. Съела хлеб. Прилегла на голую деревянную лавку.

    В начале девятого за ней пришли, отвели в кабинет для допроса.

    Молодой лейтенант МГБ, дебелый, развращенный физической властью над людьми — это чувствовалось во всей его позе, в наглом обшаривающем взгляде — сидел за столом, вытянув к печке ноги в хороших сапогах. На кармашке его гимнастерки Тася заметила значок «Ворошиловский всадник» — такой же был у Игната. Офицер лениво кивнул конвою, отпуская из комнаты, и продолжал ощупывать глазами фигуру женщины. Тася чувствовала себя голой под этим взглядом. Она не решалась сесть.

    — Котёмкина Таисия Николаевна, двадцать девятого года рождения? — удостоверился офицер, покосившись в свои бумаги. — Ну, садись, поговорим.

    И ошарашил Тасю первым же вопросом:

    — Когда твой муж Игнат Котёмкин был завербован шпионской ячейкой врачей-вредителей?

    Тася, как и большинство советских граждан, о вредителях знала из газет. Месяца полтора назад все центральные издания поместили сообщение ТАСС о раскрытии террористической группы медицинских работников, которые путем неправильного лечения сокращали жизнь активным деятелям Советского Союза. Арестованные признались, что умертвили товарища Жданова, а также старались подорвать здоровье руководящих военных кадров, чтобы ослабить оборону страны.

    В списке врачей, завербованных иностранными разведками, числились в основном еврейские фамилии. Как в эту банду мог затесаться крестьянский сын Котёмкин, украинец по матери и русский по отцу? Тасе вспомнилось меткое определение, услышанное от бабы Зины: «Порожняк толкает». Через силу заставила себя усмехнуться.

    — Да кто ж его будет вербовать? Котёмкин — человек пьющий. Все тайны разболтает!

    Следователь поднялся из-за стола. Зашел за спину Таси, положил руки на плечи, наклонился к самой шее.

    — А ты сама? Не разболтаешь?

    Из нутра мужчины дохнуло недавним сытным завтраком — яичница на шкварках, кофе с молоком. Краем глаза Таисия видела, как тонкий ремень портупеи врезается в плоть, обросшую сытым жиром.

    — Да какие мои тайны? — прошелестела, опуская глаза.

    — А вот к примеру… Убийство по предварительному сговору.

    Тася отпрянула.

    — Да кто же убит?

    Офицер выпрямился, одергивая черную гимнастерку. Сел за стол, придвинул к себе расчерченный листок бумаги. Обмакнул перо в жестяную чернильницу. Заговорил сухо, деловито:

    — Котёмкина, вы подтверждаете, что двадцать седьмого февраля шофер Ищенко и ваш бывший муж Игнат Котёмкин совместно распивали спиртные напитки в вашей комнате, в общежитии рабочего поселка № 15 при Хуторе-7 по адресу улица Первой Пятилетки, дом один?

    — Подтверждаю, — шевельнула губами Тася.

    — После чего шофер комбината Ищенко был найден убитым.

    Таисия ахнула:

    — Не может этого быть!

    — Рассказывай, как все было, — приказал следователь.

    Тася влажной рукой отерла лоб. Стала сбивчиво припоминать события пятничного вечера. Болезнь Воронцова, появление Игната со щенками. Рассказала, что Ищенко собирался увольняться с комбината и уезжать к своей матери в Ярославль.

    Лейтенант записывал за ней быстрым мелким почерком, аккуратно обмакивая перо.

    Уточнил, не говорил ли с шофером Игнат о производстве, о сотрудниках, о делах Комбината. Не интересовался ли этими вопросами кто-нибудь другой в последнее время? Между делом закинул фразочку, будто блёсенку в реку на глупого окуня:

    — Так на какой почве произошел конфликт между Ищенко и Котёмкиным?

    — Не было ничего такого, — отвечала Тася. — Ни конфликта, ни спора. Игнат сел на коня и поехал в комендатуру, чтобы позвонить доктору. А Ищенко ушел.

    — Куда?

    — Этого я не знаю.

    — А когда явился Циммерман?

    — Да, может, часа через два. Доктор приехал на санитарной машине. Они забрали инженера Воронцова в госпиталь. Воспаление легких у него.

    Следователь помолчал, выстукивая пальцами по столу какой-то бодрый марш. Тася заметила, что руки у него холеные, белые, с полированными ногтями.

    — А как Ищенко нашли, товарищ следователь? — решилась спросить Таисия.

    — Тело было найдено в болоте, неподалеку от железной дороги.

    — Потонул?

    — Нет. Оглушили камнем, приволокли в болото, а там отрезали гениталии и воткнули в живот деревянный кол.

    Тася потянулась было перекреститься, но поймала правую руку другой рукой.

    — Это же зверь какой-то сотворил… Игнат, он такого не сделает! Да и когда ему по болотам шастать? Вы проверьте, он же в комендатуре отмечает каждую отлучку.

    — А что можешь сообщить про доктора Циммермана? — офицер снова перешел на доверительный тон. — Ты же работала у него в больничке санитаркой.

    Дружба с бабой Зиной даром не прошла — Тася давно смекнула, что главная цель тут вовсе не Игнат.

    Нет, гражданин начальник, подвести убийство Ищенко под дело врачей у вас не получится. По крайней мере, Таисия вам не помощница.

    — Про доктора могу сказать только хорошее. При нем смертность в лагере упала на сорок процентов.

    — Про Этингера с Коганом тоже говорили хорошее, — с недоброй усмешкой пробормотал следователь. — А теперь они арестованы за подрывную работу, которую проводили против Советского государства.

    Лейтенант дописал несколько слов в протокол, откинулся на стуле, глядя на Таисию. Серые с желтизной зрачки были цветом будто толокняный кисель.

    — Комсомолка?

    — Да.

    — Кажется, дети у тебя?

    — Двое. — Тася отчего-то покраснела.

    — Мальчики, девочки?

    — Мальчик и девочка.

    — Хочешь своим детишкам счастья?

    Тася молчала.

    Следователь поднялся с места, подошел. И вдруг сгреб кофту на ее груди, зашипел, тараща глаза:

    — Смотри на меня, сука! Шпионка! Кому посылала донесения? Кто твой связной? Предлагаю добровольно рассказать о вашей антисоветской шпионской деятельности под руководством Циммермана!

    И снова помогли наставления бабы Зины: «Чуешь неладное — крысой обернись, прыгай в лицо, кусай. Решат: скаженная баба, что с нее возьмешь. А покажешь страх да ум — разорвут».

    — Что ж вы такое делаете, товарищ следователь?! — заголосила Тася что есть мочи. — Я советская женщина, трудовая косточка! Премию получаю со всем комбинатом за перевыполнение! Шпионов я отродясь не видала! А как увидала бы, так сразу бы к вам привела!

    И словно в доказательство звонко, шибко затянула Таисия песню с заезженной пластинки, которую пускали по репродуктору над лагерем раза по четыре на дню.

    
     
      Льется песня над полями

      Про тебя, отец родной!

      Это слава Сталину звенит над всей страной,

      Над Балтийским морем и Амур-рекой.

      Это слава Сталину звенит над всей страной.

      Ты живи и здравствуй, наш отец родной!

     

    

    Дверь открылась, за ней появился мужчина лет сорока в порыжелом пиджаке, в поношенных ботинках. Неприметный, седоватый — такого увидишь и не вспомнишь. Следователь успел отскочить от Таси, вытянулся перед вошедшим, подбирая живот.

    — Здравия желаю, товарищ майор!

    — Да вроде уже здоровались, Савельев. Что у вас тут происходит?

    — Допрос свидетельницы, — доложил лейтенант. — Это жена Котёмкина.

    Неприметный глянул на Тасю прищуренным глазом, перевел взгляд на протокол допроса.

    — Можно ознакомиться? — неудобно потянулся к столу правой рукой. На левой была надета черная перчатка.

    За его невзрачной внешностью ощущалась какая-то теплая мужская сила. Пока майор пробегал глазами протокол, Таисия быстрым движением поправила волосы, одернула кофту.

    — Значит, вы полагаете, ваш муж не убивал шофера Ищенко?

    — Не мог он, товарищ начальник. Когда б во хмелю, под горячую, я бы поверила. А так вот, кол в живот… У него же пистолет имеется.

    — Пистолет… Да, пистолет нужно проверить. А самого Ищенко вы с какой стороны можете характеризовать?

    — О мертвых плохо не говорят, — отвела глаза Таисия. — Но если по правде, трухлявый был человек. Вроде как партизан, а с войны вспоминал одни глупости. Про женщин, про выпивку.

    Неприметный усмехнулся, оглядывая Тасю. Не лапал глазами, а будто хотел подбодрить, успокоить.

    — Оказывал вам знаки внимания?

    — Ничего не оказывал. Руки распускал, это было, — залилась краской Таисия. — Один раз я его тряпкой угостила. Только несерьезно всё это. За такое убивать не будут.

    Седоватый задал еще несколько вопросов, лейтенант записывал. Приободрившись, Тася спросила, где сейчас Игнат. Оказалось, что со вчерашнего дня арестован и помещен на гауптвахту. Свидания не разрешались до выяснения всех обстоятельств.

    — Если что-то вспомните или узнаете относящееся к делу, сообщите нам. Договорились? — словно об одолжении попросил майор. — Приходите прямо сюда, в отделение, спросите Юрия Раймондовича Ауса. Это я.

    «Видать, эстонец, а так и не поймешь. По-русски говорит как на родном», — подумала Тася и еще почему-то решила, что майор, наверное, холостой. Глаза у него были светло-серые, усталые, добрые и несчастливые, совсем как у Воронцова. Когда он повернулся к лейтенанту, Таисия поняла, откуда это чувство неловкости его движений. Чуть согнутая в локте левая рука в черной перчатке стукнулась о край стола с деревянным звуком.

    — А голос у вас хороший, — напоследок добавил майор Аус, и лицо его от улыбки внезапно расправилось и помолодело.

    Подписав протокол допроса, Тася вышла из кабинета.

    
На душе было смутно. Что-то ждет Игната? И кто так жестоко расправился с шофером Ищенко? Вдруг убийца ходит рядом, рыщет новую жертву? Волновало ее и будущее госпиталя, в котором она служила больше двух лет.

    Таисия понимала, что доктора Циммермана возьмут в ближайшее время — а может, уже арестовали. Слава богу, про инженера Воронцова следователи особо не расспрашивали. Значит, на нем подозрения нет.

    Подумала: как он там, бедный, должно, совсем исхудал на больничной пшенке. Оправился ли от болезни? Вернется ли на службу?

    Время шло к десяти. Нащупав в кармане кофты пропуск, Тася сразу пошла на Комбинат. На территории было до странности тихо и пусто, только охранник свистнул с вышки, да со стороны рудника послышался унылый стук отбойника.

    Тася зашла в прачечную, скинула платок, хотела окликнуть тетю Зину, но что-то ее остановило. Квашня стояла спиной к двери над кипятильным баком, в клубах пара, шурудила белье деревянным вальком и при этом что-то монотонно бормотала. Тася сделала бесшумный шаг, прислушалась. Зинаида читала, будто молитву:

    — Земля крепись, дерн дерись… Каина семя, Ирода племя, встаньте-предстаньте, ребра раздвиньте… Выньте печенку да вложите смерть-тоску! Кол на погибель загоняю, колом смерть погоняю. Ешь свое тело, пей свою кровь. Через кол осиновый, через гроб малиновый… Уплочено!

    Тряхнуло Таисию страхом, будто током ударило, но не растерялась — назад шагнула, дверью хлопнула, будто только вошла.

    Квашня обернулась, ткнула вальком, усмиряя булькающее белье. Глаза у нее были чужие и будто безумные. Делая вид, что ничего этого не замечает, Тася сняла телогрейку, присела к столу, налила в стакан воды из закопченного чайника.

    — Тетя Зина, а чего рабочих не видать на территории? И радио стучит — не люблю я этого метронома, будто война.

    — Окстись, девкя, аль не слыхала?

    — Смотря о чем, — отвечала Тася, не сводя глаз с Зинаиды Прокофьевны. — Я ведь из милиции сейчас. Ищенко, шофера с развозки, убили. Игната арестовали. Я показания давала, вроде как свидетель.

    — Да что мне твой Игнат! Тут не птица-коростель, а целый коршун лягушкой подавился!

    — Ничего не понимаю, тетя Зина…

    Зинаида опустилась грузным задом на табурет, подперла рукой щеку.

    — С заду пень да колода, а нам-то — путь да дорога! — Квашня вдруг понизила голос, жутко подмигнула красным веком. — Помяни, девкя, неделя не сойдет, как сухорукий окочурится…

    — Да кто окочурится? — не понимала Тася.

    — Гуталинщик! — высвистнула тетя Зина. Весело толкнув Таисию в бок, она пошатнулась на табурете, упала и ушиблась об пол. Бросившись поднимать напарницу, только сейчас Тася поняла, что Квашня беспробудно пьяна.
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     Царь горы
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Люди в эти мартовские дни приходили на Комбинат раньше, а уходили позже обычного. Собирались вместе у репродукторов, ожидая бюллетеней о здоровье вождя. Как при объявлении войны, советским гражданам, охваченным тревогой, хотелось чувствовать друг друга, слышать биение общего сердца. Разлом эпохи проходил через единый становой хребет огромного народного тела.

    Секретарь комсомольской ячейки Ремчуков организовал политинформацию в цехах, выступал перед рабочими. Гаков отмечал ораторский талант Велиора — умеет он захватить внимание, сказать необходимые слова без напыщенности и казенщины. Слушая его, женщины плакали, да и мужчины смаргивали слезы.

    Просто, но доходчиво говорил с людьми главный инженер Бутко; выступала и его жена, профорг и начальница отдела кадров. Брали слово мастера, работники и работницы. Тревожились, будто о близком человеке. У каждого был случай, когда вождь словом или примером помог, надоумил, направил жизнь по верному пути.

    Гаков также слышал в себе звучание общей беды. Хотя помнил всякое — похабные анекдоты, шепотком обвинения, злобный скрежет обиды. Здесь уже, на хуторе, когда разбирали в подвале брошенный немецкий архив, Гаков видел на листовках изображения Сталина с волчьим оскалом, с обагренными кровью усами. Да, врагам было за что ненавидеть того, кто держал на плечах равновесие мира, словно древний могучий титан.

    Теперь приходилось задуматься о хрупкости этого равновесия.

    Гаков возвращался мыслями к той встрече с Завенягиным в Москве и долетавшим до него разговорам о здоровье вождя, подорванном напряженной работой. Хотя на съезде партии в октябре пятьдесят второго года Иосиф Виссарионович выглядел бодрым, выступал с присущим ему юмором и лукавая, узнаваемая по кинохронике улыбка шевелила седые усы. Значит, есть надежда, что всё еще повернется к лучшему.

    Гаков помнил, как на Пленуме ЦК, когда неожиданно для всех Сталин предложил освободить его от обязанностей Генерального секретаря, вся человеческая масса, заполнившая зал, всколыхнулась в едином порыве: «Не отпустим! Просим остаться».

    Сталина боялись — как дети строгого батьку, как нерадивые батраки хозяина. Власть его совершалась жестоко, но суровое время, выпавшее на долю страны, оправдывало всё.

    Он сам, Арсений Яковлевич Гаков, бывший беспризорник, малый винтик индустриальной советской машины, необходимо был жесток с ворами, тунеядцами, разгильдяями. Давил в себе сочувствие к человеческим слабостям. Не имел он права быть мягкотелым, когда видел ущерб общегосударственному делу.

    Из доброты не выкроишь сапог, не выжмешь масла, не выплавишь металл, необходимый для обустройства новой справедливой жизни. На всепрощении не построишь крепость от врага.

    Ведь и атомный проект, определивший судьбу Арсения Гакова, — тоже детище Сталина.

    С распоряжениями вождя по «Направлению-15» Гаков ознакомился в марте 1947-го, на Лубянке, в пустой холодной комнате без окон, где стоял один обтянутый кожей дубовый стол да неказистый табурет. Три часа Арсений вдумчиво читал научные справки, выдержки из докладов, переводы публикаций западных газет. В тот день было подписано его назначение директором строящегося завода по добыче и переработке редкоземельных металлов.

    Что узнал тогда? Что в мае 1942 года нарком Берия представил Сталину доклад разведки, из которого следовало — Германия, а также временные союзники СССР, Англия и США, приступили к созданию сверхмощного оружия, устроенного на новых физических принципах. Как позже рассказывали Арсению, главнокомандующий изучил материалы, крепко задумался, выбивая пепел из трубки. Подумав, сказал: «Нужно делать».

    В самые трудные месяцы войны начала создаваться административная вертикаль «Направления-15», напрямую подчиненная зампреду Совета Народных Комиссаров Берии. Налаживался цикл «исследования — разработка — производство». Лаборатория № 2 под руководством Курчатова отвечала за научный фланг. Спецотдел № 4 собирал агентурную информацию за пределами страны. Задачу технического перевооружения промышленности принял на себя вновь созданный Специальный комитет при Совете Министров.

    К делу строительства объектов подключилось управление НКВД, имевшее опыт и высокий уровень дисциплины. По всей стране, в отдаленных районах, на неосвоенных пространствах, будто из-под земли, вырастали заводы и научные центры. Вокруг предприятий строились благоустроенные города. Нормы материально-технического обеспечения, льготы и снабжение товарами привлекали в стратегическую отрасль лучших специалистов.

    Дрожь сердца и напряжение мышц своей крепкой спины чувствовал Гаков, осознавая, какая гигантская ответственность ему доверена.

    
Нужно понимать: на тонну породы приходится всего несколько граммов, а то и меньше грамма уранового вещества. На добычу радиоактивного металла тратятся огромные человеческие и денежные ресурсы. Зато продукт этой работы, выношенный и рожденный в огромном напряжении, в горячем поту, в ядовитых парах, дает стране мощнейшее оружие, сверхбомбу. Уран, рождающий титанов для главной и последней битвы…

    И что есть СССР, как не гигантский Комбинат по очистке и переработке вещества человеческого?

    В мощном сепараторе Истории дробятся поколения, измельчаются социальные классы, высеивается негодный шлак. И после выщелачивания в бассейнах с кислотой, после разделения твердой и жидкой фракций, после промывки, осаждения и высушивания добывается экстракт с полезным количеством сверхценного металла — новая порода людей.

    Тяжело добывается уран, но насколько же трудней очистить душу человеческую от тысячелетних заблуждений и пороков!

    Так размышлял Гаков, глядя на своих ребятишек, на племянника Павку, который вместе с малышами за завтраком наворачивал манную кашу. Вот из них, чумазых, вихрастых, теперь вылупляются люди будущего — светлые, юные, с пламенными сердцами. Им совершать грядущий, невиданный еще поворот мира от страдания к радости.

    
Павел с Алевтиной приехали на Комбинат в первых числах марта. Теперь по вечерам они слушали сообщения правительства всей семьей. Поворачивая ручку радио, Гаков ловил на себе пытливый взгляд Павла.

    — Дядя Арсений, а что будет, если Сталин умрет?

    — Плохо будет, Павка.

    — Америка на нас навалится?

    — Зубы обломают, — возразил пятилетний Максимка, сжимая кулачок. — Наша армия самая сильная в мире!

    Все засмеялись — хотелось сбросить груз тревоги, вернуться к обычным семейным заботам. Ида и Алевтина повели детей умываться, укладывать спать, а Павка придвинулся к дяде. Глаза его потемнели от волнения.

    — Я уже не маленький, дядя Арсений. Я всё понимаю. Вы делаете атомную бомбу?

    Гаков не спешил с ответом. Думал не о том, чтобы скрыть правду — с порядком о неразглашении государственной тайны Павел был ознакомлен, — а как донести понимание значимости их работы.

    — Нет, Павка. Бомбу делают другие. Но тут, на шахтах, на заводе, мы обеспечиваем сырье для ее изготовления.

    Павел вздохнул.

    — Я одного не понимаю… Вроде мы с Америкой и с Англией были союзниками, вместе победили Гитлера. А теперь стали врагами. Почему так вышло?

    Гаков отошел к окну, закурил папиросу.

    — Сложный вопрос. Мы не враги с американским народом. Но люди в капиталистических странах оболванены газетной пропагандой. Их с детства учат ненавидеть коммунизм. Капитал эксплуатирует рабочих и не хочет, чтобы у него отняли фабрики и заводы, как это сделали мы в своей стране.

    — А наша бомба сильней американской?

    — Не могу тебе этого сказать. Знаю только, что ученые в больших институтах днем и ночью работают над тем, как сделать наше оружие более мощным и экономичным. Мы не хотим нападать, запомни это, Павел, заруби себе на носу. Советские люди слишком хорошо знают, что такое война. Но мы не позволим империалистам сломить наш народ и отнять нашу мечту.

    Гаков отмахнулся от дыма, обдумывая слова, которые должен был сказать мальчишке его отец. Но тот успел лишь отдать жизнь за будущее сына.

    — Мы строим новое общество, Павлик. Общество всеобщей справедливости. У нас не все получается, мы совершили немало ошибок. Но ты и твои ровесники закончат нашу работу. Я верю, что рано или поздно коммунизм наступит на всей земле — и в Америке, и в Африке, и в далекой Антарктиде. Мы создадим единую коммуну братства и взаимной помощи. Для этого и нужен технический прогресс. Новые открытия, энергия атома.

    Павел слушал. В эту минуту взгляд юноши был таким детски ясным, что Арсений на мгновение испытал завистливое чувство к его молодости, к будущей жизни, которая простирается перед ним на многие десятилетия. Невольно вспомнил собственную юность, тяжелый труд, голодные годы Гражданской войны, циничное взросление в среде городских отбросов.

    Вот бы теперь с его нынешним знанием жизни вселиться в это молодое тело, полное сил! Сбросить прежние грехи и ошибки, начать жизнь заново. Не стыдиться себя, не скрывать неодолимой страсти…

    И вновь закружилась перед глазами крепдешиновая юбка, замелькали ноги в тонких чулочках со швом. Вспомнил Гаков и то, как покупал эти чулки у спекулянтки, воровато прятал за пазуху. Стыдно, гадостно, невозможно! Если узнает Ида, это ее убьет. А дети? И хуже всего — Комбинат, доверие людей. Как после этого смотреть в глаза парторгу, заместителям, подчиненным? Бросить, прекратить? Но нету сил бороться с поздней любовью, сладостной и разрушительной…

    Алевтина заглянула в комнату. Гаков поднялся рывком. Потрепал машинально Павку по волосам, густым и волнистым, как у самого Арсения в юности.

    — Идем-ка спать, друг ситный. Что-то мы с тобой заговорились. А завтра… покажу тебе наш город.

    
С утра Гаков водил сестру и племянника по своим владениям. Новые дома вдоль улицы Кирова, фонтан, кинотеатр и Дом культуры, который будет открыт к майским праздникам. Там, в зале — бархатные кресла, лепной потолок. Хрустальную люстру за полмиллиона рублей заказали на Ленинградском стекольном заводе. Рабочий человек — царь нынешнего времени, пускай у него будет свой, советский дворец.

    Пусть выступают здесь лучшие певцы и музыканты, танцоры и артисты. Режиссеры снимут и покажут веселые, добрые фильмы. Заиграет оркестр, и молодые пары закружатся по паркету. Скоро весна, расцветет город-сад, пойдут по новым улицам колонны Первомая. Будет митинг перед зданием Исполкома с высокой башней, напоминающей старинную ратушу. На башне часы отсчитывают время будущего, обещают новое счастье.

    И Сталин оправится от болезни, и жизнь пойдет своим чередом.

    Трудно Гакову строить свой город. Вечно недостает ему денег, рабочих рук, грамотных специалистов. В высоких кабинетах урезали его план, упрекали в роскошестве, космополитизме. Он спорил, отстаивал свое. Нам учиться у немцев, англичан, французов можно и нужно! Культуре быта, бережливости, организации труда. Ну а мы, советская страна, будем учить их уважать наше право жить на своей земле по-своему.

    Эстонскую землю, да и всю Прибалтику, Гаков тоже считает своей. Испокон веку стояли тут русские городища и крепости. Тут по берегу Наровы рубили засеки дружины русских северных княжеств. Держали натиск чужеземных королей с их рыцарями и монахами. Ставили православные церкви. Жили мирно бок о бок эсты, ливы, шведы, финны, немцы и русские.

    Об этом Гаков и рассказывал в актовом зале эстонской школы. Давно обещал эту встречу, откладывать дальше было нельзя. Вот и поехал вместе с Павлом.

    Говорил о трудном международном положении, о вражеских державах, которые окружают Советскую страну. О той борьбе, которую ведет коммунистическая партия.

    Рассказал немного о вожде, а значении его личности в ходе исторических процессов. Закончил приглашением выпускников на комбинат. В прошлом сентябре на предприятии открылся вечерний техникум, где можно без отрыва от производства получить профессию электрика, механика, специалиста химической лаборатории.

    Дети слушали внимательно. Учительницы — молодые, милые лица — сами казались Гакову школьницами. И когда его пригласили в директорский кабинет, чтоб угостить с дороги, Арсений Яковлевич немного удивился, увидав бутылку коньяку.

    Впрочем, выпить не отказался. Нравилось общаться с молодежью, хотелось вникнуть во все их дела и заботы. Девушки смущались поначалу, но скоро осмелели. Начали спрашивать наперебой, когда откроется клуб и кинотеатр, можно ли будет получить пропуска учителям и детям, чтобы посещать город на праздники, например на Первомай. Предлагали устроить футбольный турнир, дать концерт самодеятельности в новом Дворце культуры.

    Вышли покурить на крыльцо с директором школы, пожилым эстонцем, старым большевиком. Тот осторожно подвел к вопросу о болезни вождя — что думает Гаков о будущем страны? Изменится ли в случае чего курс партии?

    Гаков не затруднился с ответом. Умел это лучше всего — успокоить, внушить уверенность, дать человеку понять, что тот на своем месте участвует в общем деле огромной важности. Эстонец кивал, соглашался. Но взглядом давал понять — мол, про светлое будущее я и сам горазд, а лучше бы знать насчет цен и завоза товаров.

    Скрытен и недоверчив местный народ. Держат камень за пазухой, не простили былые обиды — стал замечать это Гаков после разговора с Берией. Трудно уложить в голове, но ведь до сих пор кто-то здесь ждет возвращения прежних порядков. В соседней волости недавно ограбили почту, убили женщину-экспедитора. Неподалеку от Кохла-Ярве на лесной дороге был застрелен эстонский коммунист, председатель колхоза. Расправились бандиты с его женой и малыми детьми.

    Двор был наполнен детским гомоном — мальчишки играли в «царя горы», толкаясь, вскрикивая, то взбегая, то скатываясь по обледенелому склону небольшого холма. И снова Гаков ощутил укол острой зависти к растущим в будущее молодым ребятам, к их беззаботности, силе, быстроте движений.

    На гору взобрались одновременно пять-шесть старшеклассников, среди которых он увидел и Павлика. А ведь теперь в Кремле и на Лубянке, подумал Арсений, тоже толкают друг друга, спихивают вниз в жестоком, без радости и удальства, сражении за власть. Кто упадет, кто выйдет победителем? Злопамятный и безвольный Маленков по прозвищу Маланья? Поповский сын «протодьякон» Булганин? Молотов, за упрямство прозванный «каменной задницей»? Каганович? Или все-таки Берия, с его безжалостным умом, огромной властью?..

    Девочка-эстонка в вязаной шапочке стояла посреди двора и смотрела на Гакова с такой пронзительной ненавистью, что Арсений Яковлевич даже обернулся посмотреть — нет ли кого другого за его спиной. Но позади была стена без окон.

    Нет, верно, он ошибся. Девочка уже глазела на мальчишек, которые возились на горке. Рослый и сильный Павел, конечно, раз за разом побеждал соперников, и остальным быстро прискучила несправедливая борьба.

    Захватчики горы разошлись, поднимая портфели и сброшенные на снег пальтишки. Кучкой потянулись в сторону поселка.

    Снова поднялись в директорскую, допили чай. Гаков распрощался с учительницами. Обещал шефскую помощь, пригласил на открытие клуба. Выйдя во двор, окликнул племянника. Павка не слышал.

    Двое катились с ледяной горы на ногах, чудом удерживая равновесие. Это была уже другая игра. Гаков видел, каким волнением дышали их лица, как крепко и в то же время осторожно Павел сжимал девичью руку в намокшей варежке. Они чуть столкнулись у подножия горки, девочка пошатнулась, но Павел подхватил ее, обняв за плечи.

    Чувствуя нечто вроде ревности к юной женщине, внутри которой, как чудилось, жила чужая и недобрая душа, Арсений громко окликнул племянника. Павел весело махнул рукой, но перед тем, как побежать к машине, взял девочку за руки и проговорил какие-то горячие слова, похожие на обещание.
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Рыдала женщина — мучительно, надрывно. Мать? Богородица? Сквозь молочный туман не видно было ее лица, только очертания фигуры, укутанной голубоватыми одеждами. «Отчего она плачет так горестно? Да, над умершим сыном. Кто же умер? Я?»

    Воронцов приподнялся на постели. Палата, госпиталь, ряд коек вдоль стены. Вспомнил, что был болен, но кризис миновал, и теперь он мог дышать, почти не чувствуя иголок в легких. Увидел на тумбочке пустой стакан с белыми разводами от выпитой вчера простокваши. Впервые за последние дни при мысли о еде не почувствовал отвращения, даже напротив, легкий голод. Да, завтрак разносят в восемь часов. Проспал?

    Но отчего вся эта суета? Почему больные в халатах, в пижамах и просто в нижнем белье встали с кроватей? Зачем идут в коридор?

    За стенкой снова слышались рыдания. Воронцов обратился к Ильину, инвалиду-диабетику, который один неподвижно сидел на своей койке.

    — Что происходит? Куда все идут?

    Опухшее лицо Ильина, измятое после сна, с рубцом от подушки на щеке, мелко дрожало всеми мускулами, словно готовилось отдельно от хозяина пуститься в пляс. Губы его, окруженные седой отросшей щетиной, кривились — то ли в усмешке, то ли от подступающих слез.

    С трудом, опираясь на спинку кровати, инвалид поднялся — ему недавно отняли ногу — и тоже запрыгал к двери. Наконец, будто вспомнив про Алексея, перехватил под мышку свой костыль, обернулся.

    — Сталин-то, Сталин-то — а?.. Того! Сталин-то, говорю… Фьють!..

    — Да что случилось?! — вслед ему крикнул в раздражении Воронцов.

    — Умер Сталин! — гаркнул, проходя по коридору, грузный гипертоник Микляев, и жалобный детский плач произвелся из его внутренностей.

    Что это? Провокация, неумный розыгрыш? Или — правда?..

    Позже Воронцов узнает, что в горячке пропустил и объявление о тяжелой болезни вождя, и сводки о состоянии здоровья, и тревожный шепоток во врачебных кабинетах и коридорах, и первую панику, и нервный срыв молоденькой медсестры, которая от горя билась головой о стену.

    Повинуясь дурному стадному чувству, Алексей поднялся и, пошатываясь от слабости, направился вслед за прочими в приемный покой.

    Две-три женщины рыдали открыто, другие потихоньку утирали глаза. На многих лицах читалась растерянность. Были распахнуты все двери, в толпе смешались гражданские больные в махровых халатах и лагерники в казенном белье. Караульные и медперсонал, не обращая внимания на пациентов, окружили черную коробку репродуктора. Циммермана среди них не было.

    Голос диктора звенел трагическим пафосом, будто с оперной сцены. Бряцали опустелые доспехи: «стальное единство», «монолитная сплоченность рядов», «связи партии со всеми трудящимися»…

    Осиротевшие граждане придвигались всё ближе к звучащему репродуктору, впитывая слова коммунистической отходной молитвы. Воронцова толкнули, он отступил и повернулся. И вдруг в анфиладе раскрытых дверей, ведущих в приемную главного врача, увидел нечто столь невероятное и настолько не соответствующее скорбной минуте, что был готов принять эту картину за продолжение больного бреда.

    Там, вдалеке, у деревянной лестницы, опираясь плечом о стену, подбоченившись одной рукой и скрестив ноги, стоял уголовник Лёнька Маевский. Он был почти голый, в одних белых подштанниках, и очертания изящной сухощавой фигуры таяли в жидком свете электрической лампочки, свисающей с потолка.

    Воронцов вздрогнул, потрясенный этим видением, будто внезапным ударом тока. Но перебинтованная голова паровозного машиниста, пострадавшего в пьяной драке, на секунду закрыла видимость, а в следующую секунду Маевский исчез.

    Воронцов сделал шаг в сторону анфилады, остановился: «Это болезнь, причуды химических реакций головного мозга. Откуда здесь быть Маевскому?» Но все же он зачем-то направился в сторону медицинских кабинетов.

    Отдаляющийся голос диктора сообщал, что похороны вождя назначены на девятое марта. Гроб с телом вождя собирались выставить в Колонном зале для прощания. Перечислялись имена членов правительства, участников почетного караула — Булганин, Маленков, Ворошилов, Молотов, Берия…

    Деревянная лестница вела на чердак, Алексей поднялся, дернул ручку двери, обитой пыльным дерматином. Закрыто. Приемная Циммермана тоже оказалась заперта.

    «Нет, померещилось», — решил про себя Воронцов, но заглянул еще в лаборантскую комнату. Там было пусто. Он вошел. От его шагов зазвенели склянки в стеклянном шкафу. Ключ от шкафа с фанерной биркой был оставлен в замке.

    Повинуясь ирреальности происходящего, Алексей без всякого умысла и дальнейших намерений открыл стеклянную створку и выгреб сразу пять или шесть пузырьков с сигнатурой на латинице, наполненных белым порошком. Сунул добычу в карман широкой пижамы.

    Он был абсолютно спокоен в эту минуту, но не смог бы ответить на вопрос, с какой целью совершает кражу, последствия которой могут причинить ему и другим людям серьезные неприятности. Жизнь вокруг него звучала сбивчиво и фальшиво, как расстроенный инструмент. Всё спуталось: смерть Сталина, томительный образ обнаженного тела в дверях, мучительный кашель, память о блаженстве, приносимом морфием, рыдания женщин и дрожащее лицо инвалида Ильина.

    «Сталин-то, Сталин-то — а?» — с тем же еще недоверчивым чувством повторил про себя Воронцов и ощутил, как по лицу расплывается улыбка, совершенно неуместная в этих обстоятельствах.

    Алексей спустился в столовую, съел тарелку теплой каши. Возвратившись в свою палату, лег на постель и мгновенно уснул, успев только сунуть украденные пузырьки в колючую мякоть через дыру в напернике подушки.

    
Тася долго мерзла на остановке, наконец подошел рейсовый таллинский автобус, как всегда до отказа набитый. Она втиснулась на заднюю площадку. Так и простояла до Нарвы на одной ноге, прижатая чужими сумками.

    Обычно бабы-торговки, возвращаясь с рынков, перекрикивались, обсуждали покупки и цены, но сегодня автобус притих. На лицах читалась одна забота: что теперь будет, куда повернется привычная жизнь, неужто снова война? Всхлипывали девчата, ездившие в Таллин узнавать о поступлении в техникум. Беззвучно плакал сидящий у окна старик; слезы текли по морщинистому лицу, он вытирал их грязной клетчатой тряпицей. Молодой парень в кепке по мужской привычке облапил Таисию взглядом, но даже из этих самодовольных и бесстыдных глаз пронизывало сквозняком беды.

    В коридорах госпиталя стоял знакомый Тасе запах пшенной каши, лекарств, прогорклого больного пота. Голоса звучали придушенно, как при покойнике. Однако из второго корпуса, где содержались заболевшие лагерники, донеслись пьяные крики и даже пение.

    Знакомая сестра рассказала, что утром в женском отделении чуть не выбросилась из окна беременная, а две зэчки страшно подрались, переломав друг другу носы и головы. Она жаловалась, что ходячие больные толкаются весь день в приемном покое у радиоточки, пьют водку, мешая работать, а доктор Циммерман с утра уехал в горисполком, и пришлось отменить все операции.

    Алексей лежал на кровати и смотрел в окно. Увидав Тасю, запахнул халат, поднялся. Она усадила его на кровать, придвинула стул, села рядом. Открыла завязки холщового мешочка.

    — Передачку вам принесла. Тут козье молоко, полезно для легких. Сало, хлеб, печенье.

    На лице Воронцова отразился ужас. Он схватил бутылку с молоком и начал совать ей в руки, громким шепотом упрекая:

    — Вы с ума сошли, Тася. Не смейте, прекратите! Вы же у детей отняли!..

    — Да что вы, Алексей Федорович, — Таисия сжала его исхудалые руки. — Это вам из профкома. Сам Гаков справлялся про ваше здоровье. Выписали талоны на доппаек, а я уж забрала.

    — Все равно, не нужно, унесите. Отдайте ребятишкам. Вы видите, я почти здоров. Здесь прекрасное питание. Я даже растолстел.

    Он закашлялся, сжатым кулаком ударил себя в грудь, словно за что-то в отместку. «Бедный, совсем как малое дите», — подумала Тася, глядя на беззащитные голые ключицы в вырезе пижамы.

    Снова припомнилась ей несчастная страдалица леди Гамильтон со своим красавцем адмиралом. Подумалось, что образованным людям тяжелее нести горечь жизни из-за отсутствия привычки к этому с ранних лет.

    — Знаю я, какое здесь питание. Одна каша да капуста. Нет уж, извольте всё принять и съесть.

    Тася сходила в ординаторскую, принесла кипятка, развела горячим молоко. Заставила Воронцова выпить стакан.

    Продукты, выложенные из холщовой сумки, вызвали внимание соседей по палате. «Ведь раздаст, упрямый. Может, и правда сало домой снести да приберечь, пока вернется из больницы? — подумала было Тася, но тут же рассердилась на себя за кулацкое рассуждение, а на Воронцова за равнодушие, даже будто неприязнь к ее заботе. — Его паек, пускай распоряжается, как пожелает. Нешто ты нянька ему».

    У двери загудел знакомый голос, пролетел белый халат Циммермана. Увидав Тасю, доктор приостановился, завернул в палату.

    — Ну что, товарищ Котёмкина, довольны нашей работой? Скоро поставим вашего инженера обратно в ряды советских строителей. А вы, Алексей Федорович, считайте, в рубашке родились, — доктор погладил Таисию по волосам, точно ребенка. — И вот эту женщину благодарите. По ее просьбе поехал за семь верст, обычно по ночам имею обыкновение спать.

    — Премного благодарны вам, — пробормотала Таисия, заливаясь краской.

    — Главное, никто не может разъяснить, по какой причине эти два барака в лесу называются «Тринадцатый поселок». Где первый поселок, второй, двенадцатый, наконец?

    Доктор говорил, одновременно заставляя Воронцова подняться, расстегнуть пижаму. Послушал грудь, прикладывая блестящий кружок швейцарского стетоскопа — Тася повела плечами, будто сама ощутила металлический холод на коже.

    — Есть еще Пятнадцатый поселок, а про другие я не слышала.

    — Тайны, секреты, Конан Дойль, — доктор направил на Таисию студеные рыбьи глаза. — А что там с вашим мужем, товарищ Котёмкина? Говорят, арестован. Убил, что ли, какого-то шофера? Неужели на почве ревности?

    — Ничего плохого он не делал, — твердо отвечала Тася. Сама не зная почему, после ареста мужа она стала жалеть его и чувствовала необходимость защищать. — Ревность еще. Вот выдумали!

    Доктор скосил глаза на передачку, оставленную на тумбочке.

    — Что тут? Сало? Молоко? Нарушение санэпидемических правил? Одобряю. Непременно употребляйте, Алексей Федорович, по кусочку во время каждого приема пищи. Надо бы еще орехов, сухофруктов. И грудь растирать гусиным жиром. Достанете жир?

    — Достану, — улыбнулась Тася.

    — Ну, тогда на выход.

    Пока Тася сворачивала холщовую сумочку и прощалась с Воронцовым, доктор прошел по палате, осмотрел и подбодрил каждого пациента. В коридоре нагнал ее. Будто между делом снова начал расспрашивать про Игната, убийство Ищенко. Где и как нашли тело, какие вопросы ей задавал следователь.

    Тася понимала причины этого интереса. Возле лестницы, в стороне от больничных палат, тихо пересказала всё, что услышала в милиции.

    — Я ему: ничего, кроме хорошего, про доктора сказать не могу. А он мне: про Этингера и остальных врачей-вредителей, мол, тоже хорошо отзывались. Что, мол, у вас тут в госпитале гнездо… Но потом вошел майор однорукий, его из Ленинграда прислали. И тот Савельев меня отпустил.

    Доктор слушал, глядя вдоль коридора, молчал. Лицо его с крупными чертами оставалось спокойным, только поджался рот, и резче обозначились носогубные складки.

    — Еще говорят, — шепнула Таисия, — в портфеле Ищенко нашли шпионские бумаги. Да врут, наверное. А может, подложили…

    Циммерман снял очки, пальцами потер глаза.

    — Ничего у них нет, иначе бы так просто тебя не отпустили. А насчет шпионского гнезда… Должно же это когда-нибудь кончиться.

    Внутренним чутьем Таисия поняла, что речь идет о смерти Сталина.

    — Лев Аронович, что теперь-то будет? — решилась спросить, повязывая платок. — Ведь как подумаешь — страшно! Вдруг снова война? Война всегда летом начинается.

    Циммерман дернул плохо выбритой щекой, вроде усмехнулся.

    — До лета, Таисия Николавна, еще надо дожить.

    И, поворачиваясь, обронил:

    — Игнату передачку тоже отнеси. Муж твой, детей от него рожала.

    Доктор зашагал в сторону приемного покоя, Тася спустилась по черной лестнице. Вышла на улицу, в холодную сумеречную темноту.

    Торопясь в сторону шоссе, думала на ходу, что последний автобус ушел, придется добираться на попутке. Хорошо бы попался добрый шофер, не потребовал денег, не приставал.

    Настёнка, верно, тревожится, сидит у окна. Зато как увидит мать со двора, бросится ставить ужин, снимет тапочки с печки. Работящая, заботливая девка растет, сокровище достанется мужу, дай бог хорошего встретить. А Игнат теперь в камере, холодно ему, поди. И кормят, небось, одной баландой — тюремной похлебкой из смеси гороха, перловки и прочих круп с кусками разваренной неразделанной кильки.

    За что терзают невинного человека?.. А вот наказание тебе, что терзал и мучил других без причины, без всякого душевного сомнения. Ведь на ее глазах Игнат за три-четыре года из простодушного деревенского хлопца, говоруна и затейника, обратился в нелюдимого пьяницу. И все же сердце щемило жалостью, несмотря на то что юные чувства к мужу давно отгорели и разлетелись серым пеплом.

    Но за всеми заботами одна подспудная мысль ныла, сосала под ложечкой. Совсем не обрадовался ей Алёша. Был раздражен, неласков, будто стыдился ее перед доктором и соседями. А раз так, лучше бы Таисии поскорее вытравить из себя незваную влюбленность, как срамные девки вытравливают из утробы ребеночка. Забыть про мечты и надежды, покрыть голову и душу старушечьим платком. Жить для детей, не для волнения сердца. А еще ради страны.

    Над сумеречным городом стонала похоронная симфония. Захлебнувшись последними нотами, черный репродуктор на столбе каркнул вороном: «Говорит Москва, говорит Москва».

    Но, сопротивляясь смертельной тоске и смирению, что-то горячо толкнулось внизу живота Таисии Котёмкиной, будто подсказывая, что предстоит в ее жизни еще и любовь, и счастье, и рождение будущего человека, который продолжит беспокойное путешествие по земле.
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ США

    СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

    
13 марта 1953 года

    
МЕМОРАНДУМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ

    ПРЕДМЕТ: План психологического использования смерти Сталина

    Настоящим представлен отредактированный проект плана использования смерти Сталина для рассмотрения на заседании Совета 19 марта. По мере внесения изменений я обобщил письменные и устные комментарии в этой редакции. Поскольку поправки пока не утверждены, в документе по-прежнему есть некоторый сумбур и несогласованность, вызванная его поспешной подготовкой.

    Я хотел бы особо подчеркнуть важность предположения 3 d. Идея группы разработчиков заключается в том, что основная ценность рассматриваемой речи будет зависеть от ее воплощения в жизнь новой политической реальности, в отличие от новой идеи, основанной на существующей политике. Необходимы самые тщательные меры предосторожности в этом отношении, так как новый официальный статус нашей стратегии может быть заявлен как «психологическая война».

    
ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ

    1. Проблема

    а. Проблема состоит в том, чтобы разработать план психологических операций, который был бы частью всеобъемлющей и решающей программы для использования смерти Сталина и передачи власти в новые руки, чтобы добиться реального прогресса в достижении наших национальных целей.

    б. В нынешней ситуации нет единого психологического плана. Психологические операции, как и прочая деятельность, должны быть приспособлены к быстрой и гибкой корректировке в изменяющейся ситуации. Поэтому особенно важно создать активную межведомственную рабочую группу высокого уровня на постоянной основе для постоянного контроля за психологическими планами и операциями и в соответствии с национальной политикой.

    2. Основные соображения

    а. Психологические операции сами по себе не могут оказать достаточного влияния на советскую систему, чтобы произвести те изменения, которые мы будем рассматривать как реальный прогресс в достижении наших национальных целей. Они могут только способствовать успеху дипломатических, политических, военных и экономических действий, предпринятых правительством Соединенных Штатов, или усугубить проблемы, которые возникают в самой советской системе. Они должны быть полностью приспособлены к всеобъемлющей и решающей программе использования смерти Сталина.

    б. В рамках этой статьи мы определяем, какими должны быть элементы такой программы. Однако для составления этого плана психологических операций было бы необходимо сделать определенные предположения о национальной политике. Предположения, принятые для целей настоящего документа, изложены в пункте 3 ниже. Если эти допущения ошибочны, план психологических операций должен быть соответствующим образом скорректирован.

    3. Предположения

    a. Предполагается, что основные цели нашего Государства в отношении советской системы по-прежнему указаны в соответствующих документах Совета национальной безопасности, а именно: NSC 20/4, NSC 68, MSC llA и NSC 135. По сути, эти основные цели:

    (1) добиться ослабления советской власти и ее влияния на страны соцлагеря и коммунистического Китая, таким образом достигая снижения влияния советской власти на международной арене;

    (2) привести к коренному изменению характера советской системы, что было бы отражено прежде всего в изменении международной политики советского режима в соответствии с духом и целью Устава Организации Объединенных Наций.

    b. Предполагается, что правительство Соединенных Штатов намерено в полной мере использовать возможности, представленные смертью Сталина, и трудности, связанные с передачей власти для достижения прогресса в достижении своих целей.

    c. Надеемся, что правительство Соединенных Штатов примет всеобъемлющую и решительную программу действий, включающую дипломатические, политические, военные и экономические меры, которые находятся в пределах наших возможностей для реального прогресса в достижении наших национальных целей; и что этот план психологических операций, который будет время от времени пересматриваться, станет частью масштабной и интегрированной кампании.

    d. Наконец, считаем, что первоначальным крупным шагом в этой национальной кампании станет президентская речь, в которой будет изложена программа Соединенных Штатов по обеспечению мира (возможно, предлагающая скорейшую встречу на высоком уровне для рассмотрения некоторых важных нерешенных вопросов). Это будет означать серьезный шаг, который, мы надеемся, приведет к серьезным переговорам по урегулированию этих вопросов.

    Отсюда следует, что этот шаг должен рассматриваться и строиться как серьезное усилие со стороны Соединенных Штатов к достижению прогресса в направлении мировой политики.

    
Психологическая оценка ситуации

    a. Уже давно считается, что после смерти Сталина возникнет одна из самых перспективных возможностей добиться реального прогресса в достижении наших национальных целей в отношении советской системы. Неизбежная необходимость передачи власти в новые руки, независимо от того, насколько будет подготовлен этот процесс, является кризисным этапом для Советского Союза и советской системы в целом. Мы не должны принимать в расчет видимость бесконфликтной передачи власти. Деспотия может управляться только деспотом, история знает немало неудачных попыток замены тирана на демократические институты. Существует реальный вопрос, сможет ли Маленков (или кто-либо еще) сохранять жесткий контроль над ситуацией и использовать силовые факторы, как это делал Сталин.

    b. Следующие факторы имеют особое значение при разработке программы психологических операций, направленных на поддержку наших национальных усилий по достижению наших целей:

    1) Установление нового режима было осуществлено в драматически быстрых условиях и, по-видимому, при решительных мерах. Но объявленные изменения в правительственной структуре указывают на тщательную подготовку и преднамеренность.

    2) Реорганизация партийного и правительственного аппарата осуществляется на основе принципов, почти идентичных организации, которая была использована во время мировой войны. Это ясно указывает на попытку сконцентрировать власть в управляемом малом количестве рук и представить как внутренне, так и внешне впечатление твердости, единства и непрерывности властной вертикали.

    3) Следующие три особенности реорганизации заслуживают особого упоминания. Новый режим на ранних стадиях продолжает предпринимать меры по усилению контроля над армией, от которой требуют доказательств лояльности. (Это видно из неизменно важной роли, предоставляемой военной верхушке, в частности авторитету маршала Жукова.) Во-вторых, недавно подвергшийся критике аппарат внутренней безопасности (МГБ) был консолидирован в руках самого опытного и беспощадного руководителя — Берии. В-третьих, произошла обширная перегруппировка и слияние промышленных и транспортных и экономических министерств, причем контроль над ними был сосредоточен в руках нескольких министров.

    4) Первоначальные заявления нового режима подчеркнули решающую роль русских людей в великих победах и достижениях. Это говорит о том, что режим будет и дальше основывать свою стратегическую и идеологическую мощь на этнических великороссах. Во время похоронных выступлений многократно подчеркивался многонациональный характер СССР, что говорит об опасениях режима по поводу этнических республик, а также государств-сателлитов сомнительной надежности, в отношении которых, возможно, придется придерживаться все более жестких репрессивных мер. Тот факт, что Сталин был грузином, а сменивший его Маленков — великоросс, может иметь символическое значение в этой связи. Однако народы советских республик определенно не играют существенной роли в ситуации.

    5) Помимо этого, в настоящее время ничто не предполагает существенных изменений при проведении внешней и внутренней политики. Маловероятно и серьезное обострение внутренней или внешней напряженности. Кардинальные изменения невозможно осуществить в столь сжатые сроки.

    c. С другой стороны, поспешность, с которой была осуществлена передача власти, характер изменений и строгая консолидация сил, а также поспешность в организации похорон Сталина и предупреждения о недопустимости «беспорядков и паники» (необычайно показательная цитата из «Правды») свидетельствуют о том, что нервозность и беспокойство распространены на самых высоких уровнях. В частности, консолидация партии и правящего режима вокруг Маленкова свидетельствует о том, что укрепление власти является главной заботой правящей верхушки.

    d. Поэтому, вероятно, можно с уверенностью предположить, что режим надеется избежать серьезных внешних трудностей до тех пор, пока он не укрепит свою власть внутри государства, хотя борьба за власть может развиваться и непредсказуемым образом, когда тот или иной из претендентов получит возможность продвигать свои интересы, преследуя агрессивный или авантюрный курс. Однако природа нового режима требует от него проявления особой твердости или, по крайней мере, сокрытия любых признаков слабости. В связи с этим можно сделать вывод о том, что:

    1) режим вряд ли предпримет какие-либо необдуманные действия или опасные инициативы в течение некоторого времени;

    2) новые правила, скорее всего, покажут последователей «большими роялистами, чем сам король», и курс на жесткое продолжение политики Сталина вряд ли будет скоро отменен;

    3) новые правители будут реагировать быстро, резко и, возможно, даже чрезмерно на любые внешние угрозы.

    e. Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что режим может быть особенно обеспокоен следующими проблемами:

    1) лояльность и подчиненность режимов стран соцлагеря;

    2) отношения с коммунистическим Китаем;

    3) подчинение армии;

    4) внутренняя безопасность;

    5) солидарность этнических меньшинств в СССР;

    6) партийный контроль над правительством и органами внутренних дел; тесные связи между партийным руководством и простыми людьми.

    е. При осознании внешней угрозы основная забота нового режима и Маленкова, в частности, заключается в консолидации внутреннего положения. Однако, вероятно, при этом не учитываются серьезные внешние проблемы нового характера. Политика, установленная Сталиным, вызывает серьезные трения в кругу самого партийного руководства и внутри страны. Разногласия внутри режима по внешним вопросам, скорее всего, возникнут там, где придется отвечать на новые вызовы, а не на уже устоявшиеся угрозы, установленные политикой Сталина.

    5. Стратегическая концепция.

    a. План психологических операций должен быть составлен в контексте стратегической концепции. Хотя его формулировка выходит за рамки настоящего документа, необходимо изложить основные черты стратегической концепции как основы психологического плана. Если эта концепция будет пересмотрена, необходимо будет соответствующим образом пересмотреть и план психологических операций.

    b. Цели. В соответствии с нашими фундаментальными задачами и поиском наиболее перспективных путей достижения этих задач, наши основные цели в нынешней ситуации — использовать возможности, представленные смертью Сталина, и трудности, связанные с передачей власти в новые руки.

    В отношении коммунистической системы:

    1) стимулировать противоречия во властных структурах;

    2) содействовать разделению между Советским Союзом и коммунистическим Китаем;

    3) содействовать разделению между Советским Союзом и восточноевропейскими сателлитами;

    4) содействовать конфликтам между крупными этническими группами или прочим конфликтам интересов в Советском Союзе;

    В отношении свободного мира:

    5) способствовать укреплению и единству;

    6) развивать и поддерживать доверие к руководству США;

    7) дезинтегрировать коммунистические силы.

    Версия A:

    1) Поставить новый советский режим перед необходимостью крупных и трудных решений в области политики, рассчитанных на разжигание конфликта интересов и целей среди тех, кто сейчас представляет советскую власть, избегая при этом внешнего давления, которое, как правило, объединяет разновекторные силы государства.

    2) Сформулировать ясные и свежие представления дальнейших американских целей в отношении советских стран-сателлитов, более четко указывая свои устремления в отношении наших потенциальных союзников.

    3) Декларировать усилия Свободного мира по поиску «мирных решений», «позитивного сотрудничества» и прочих универсальных концепций в коалиции с нашими союзниками и «нейтральными» странами.

    4) Обеспечить новую и более прочную политическую основу в самих Соединенных Штатах для достижения американских интересов и целей.

    Версия B:

    1) Поощрять любые признаки раскола в высшей иерархии кремлевской власти. С особым вниманием к ситуации личных отношений Маленков — Берия — Молотов — Булганин.

    2) Стимулировать конфликты между Кремлем и правительствами стран соцлагеря, включая коммунистический Китай.

    3) Максимально усилить недовольство и противоречия между правительствами народных республик Советского Союза и политикой Маленкова.

    4) Максимально усилить недовольство и противоречия между правительствами стран соцлагеря, включая коммунистический Китай, и политикой Маленкова.

    5) Поддерживать и укреплять единство между правительственными лидерами Свободных наций.

    6) Поддерживать и укреплять единство между народами Свободных наций.

    7) Успешно укреплять систему обороны США и других Свободных наций.

    8) Достичь прочного экономического положения США и других свободных наций с прочной уверенностью в экономическом будущем под руководством президента Эйзенхауэра.

    c. Потенциалы.

    1) Главным потенциалом в достижении этих целей является эффективная личность и динамичная позиция президента Соединенных Штатов Эйзенхауэра.

    2) Вторым по значимости потенциалом является возглавляемое Государственным секретарем Даллесом и Полномочными представителями США наше дипломатическое представительство во всех международных институтах.

    3) Третьим по значимости является наш военный потенциал, в том числе атомное оружие сдерживающей силы, которое обеспечивает нам и нашим союзникам чувство относительно большей безопасности, чем в прежние годы.

    4) Четвертым по значимости потенциалом является наша экономическая мощь, подкрепленная огромным производственным сектором и финансовыми возможностями для помощи другим странам.

    d. Важнейшие вызовы текущего времени:

    1) Сохранение естественной тенденции со стороны других свободных стран представлять США в роли лидера и «вожака стаи».

    2) Обеспечение высокой обороноспособности в условиях стремления общества к снижению налогов, уменьшения престижа военной службы, необходимости обеспечения социальной поддержки.

    3) Опасность развития полной зависимости других Свободных наций от оборонительной системы США и нашей экономической поддержки.

    4) Обеспокоенность общества и наших партнеров и в отношении наших долгосрочных экономических и политических целей.

    5) Наше наследие долговых обязательств и политических ошибок прошлых лет.

    е. Стратегия.

    1) Основные усилия сегодня нужно предпринять в отношении выбора стратегии. Одним из самых эффективных способов достижения вышеуказанных целей является вовлечение коммунистических правительств в ситуацию внутрипартийного раскола и необходимости выбора под угрозой изоляции, в то время как США объединяет вокруг себя силы прогрессивного человечества, в первую очередь страны Свободного мира. Президентская речь, упомянутая выше, должна служить всем этим целям.

    2) Поддержка усилий.

    Для коммунистического мира:

    A) Мы должны провоцировать страны соцлагеря на решение незапланированных задач и на действия, способные вызвать внутреннее недовольство. Например, обнародовать случаи неверных решений, ошибок или неудач, ведущих к обвинению правительств, при этом избегая прямых угроз или столкновений.

    B) Мы должны подрывать солидарность коммунистического лагеря, подпитывая разного рода сомнения — например, в надежности ключевых правящих лиц или групп.

    C) Мы должны укреплять внутренние противоречия и другими подходящими средствами: такими, как поощрение националистических чувств.

    D) Мы должны объединить «кнут» и «пряник» как в прямой поддержке основных усилий, так и при выполнении других операций. Существенной особенностью стратегии является ситуация «расшатывания», сочетающая давление и поощрение, которые должны выявить противоречия, которые в дальнейшем можно будет использовать в наших интересах.

    E) Наши колебания в выборе методов воздействия (например, переход от метода «кнута» к «прянику») должны использоваться как дополнительное средство дезориентации, за исключением случаев, когда устойчивая тактика желательна по какой-то особой причине.

    F) Исследование (см. D (2) ниже).

    Для Свободного мира:

    G) Наиболее перспективными способами продвижения наших целей в отношении Свободного мира являются:

    1) важность укрепления силы и единства, с усилением внимания к новым элементам опасности и возможному развитию ситуации;

    2) проявление готовности и желания сотрудничать в рамках развития совместных усилий Свободного мира. В этой связи хотелось бы наладить отношения с нашими союзниками в духе «отдачи и принятия».

    H) Мы должны использовать возможное ослабление связей между Кремлем и коммунистическими партиями во всем мире, используя доводы о несоразмерности масштаба личности, недостатке опыта и личной доблести у Маленкова для того, чтобы претендовать на роль нового лидера мирового коммунизма.

    d. Этапы

    1) Первоначальный рывок. В течение следующих нескольких недель будут оправданы любые риски и расходы, направленные на продление и максимальное использование общего состояния нервозности после внезапной смены власти. По этой причине особенно важна речь президента, о которой говорилось выше.

    2) Последующие действия. Самое главное, чтобы рывок, особенно основные усилия, не имели характера одноразовой операции. Прежде всего, адекватный «кнут» в виде реального наказания должен быть готов к ожидаемому советскому уклонению от первоначального «пряника», предложенного в речи президента. Каждый повод должен быть использован для усиления источников разобщения. Для этого подходят любые действия, даже те, что не будут производить ощутимый эффект. Они желательны для целей исследования, чтобы выяснить слабые места системы, где в будущем прорастут семена. Если события будут развиваться очень благоприятно, эта фаза может возникнуть в ближайшие годы.

    3) Кризис, который спровоцирует открытый внутренний конфликт коммунистической системы. Этот третий этап нашей стратегии должен начаться, когда такой конфликт покажется возможным. Если даже этого не произойдет, стратегия должна по-прежнему способствовать выполнению нашей основной цели.

    
Примечание: Аллен Уэлш Даллес назначен Директором Центрального разведывательного управления США президентом Эйзенхауэром в феврале 1953 года.
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     Интриги Блатного двора
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Из растрепанной книжки про былую роскошь французских королей, утомленных фазанами и фонтанами, Лёнечка узнал озорное слово «фаворит» и мысленно примерил, нацепил, как алмазную брошь. Лежа на койке, раскидывал руки и ноги в порочной истоме, воображая себя то правителем, чья жизнь протекает среди бесконечных пиров и возлияний, то балованным любимцем короля, прикомандированным к обширному хозяйству Фонтенбло, — ему нравилось, как это слово непристойно раздувало рот.

    Вторую неделю Лёнька Май обитал в каморке на теплом чердаке больнички, где хранилась ломаная мебель и картины в некогда золотых, а нынче сплошь черных рамах. Картины эти, вывезенные с погорелых дач Елисеевых и прочих старорежимных купцов, на чердаке покрылись пылью и птичьим пометом, и теперь уж разглядеть, что там нарисовано, было совсем невозможно. Однако Циммерман берег их, не пускал на дрова. Говорил, как руки дойдут, отчистит, починит, повесит на стены. Мол, никто не знает, какие тут могут скрываться сокровища.

    От безделья Лёнечка поковырял рамы, но не нашел ни сокровищ, ни тайников, только даром испачкал новые фланелевые кальсоны.

    Из охраняемой палаты, где днем и ночью дохали туберкулезники, Циммерман самолично перевел Маевского под крышу, в каморку бывшего истопника. По заявке от госпиталя Лёня числился на кухонных работах для поправки здоровья и в самом деле поправлялся на куриной лапше, сладких кашах и мясной поджарке, которую готовили к ужину главному врачу. При хорошем питании и гигиене кожа Лёнечки стала гладкой, черный волос крепко завился кудрями, с алых губ не сходила наглая ухмылочка.

    Спал Лёнечка на древней, но крепкой походной койке, изголовье которой украшали букеты и вензель N с короной. Доктор, разглядывая искусную резьбу, почти уверил Лёнечку, что прежде кантовался на том же матрасе царь Николай, убитый в восемнадцатом году. Правда, в другой раз Циммерман обмолвился, что это сам Наполеон бросил кровать, драпая с русской земли, и Лёня понял, что его тут держат за фраера.

    Циммерман за словом в карман не лез, был мастер заплетать слова — не пропал бы в лагерном бараке. Авторитет его, впрочем, держался не на ботанье лихом, а на бесстрашии, столь редком в среде интеллигенции, особенно еврейской. Циммерман же, начальствуя над многонаселенной, в три корпуса, больницей, позволял себе такие вещи, от которых смирного обывателя пришибало страхом. Взять того же Лёнечку, которому главврач устроил каникулы без должных оснований.

    Маевский спускался со своего чердака к утренней и вечерней поверке. После завтрака что-то работал, или шатался по госпиталю, или спал, возвращаясь в кухню к обеду. Ему разрешалось питаться в столовой для персонала, где он садился за стол у окна и ел неспешно, прочувствованно, с пониманием скоротечности человеческих радостей. После шел на двор, посиживал на ящиках, болтая с поварихами, насвистывая мелодии Таисы Саввы. Иногда помогал натаскать воды, разрубить свиную голову.

    А то, бывало, и весь день полеживал на коечке, рассматривал картинки в книжке, мечтая в будущем, на воле, отведать жареного фазана — что за зверь? — в окружении веселых помпадур с беленькими грудями. Сюда же, на чердак, повадились приходить к нему женщины. Липли как мухи на клейкую ленту.

    Но самым сладостным подарком больничной жизни, которую обеспечил ему Циммерман, был не сон, не еда, не утоление мужской потребности. Покровительство доктора впервые за долгое время возвращало Лёнечке ощущение свободы, пусть и относительной, но все же драгоценной.

    И здесь, на больничке, натыканы цирики, не скрыться от поверок, шмона, приказов и окриков. Но разве не счастье пожить на покое, без правилок и нервотрепки, без оглядки на бригадиров и нарядчиков, на титулованных воров и смотрящих?

    Давая передышку другим, сам Циммерман роздыху не знал и целыми днями крутился как каторжный. С утра осмотры, потом операции, после обеда прием больных, выписка рецептов. Сам изучал плевки и кровяную юшку под старинным цейсовским микроскопом, сам пробовал больничный суп, проверял сангигиену в кухне и отхожих местах. Однако за всеми делами находил минутку подняться к Лёнечке на чердак, пролистнуть бульварный роман, объяснить непонятные места. И сам готов был послушать о лагерном житье-бытье. Смеялся над фокусами жигана, который не хуже артиста Чарли Чаплина изображал кентов-товарищей.

    От доктора впервые услыхал Лёнечка про Уран. Узнал, что руду, которую долбил он ледяным кайлом, назвали в честь древнего бога, символа неба. Женой Урана была Земля, рожавшая ему детей — титанов и богов, гигантских циклопов и многоруких исполинов. Свое потомство, ужасное видом, Уран возненавидел и начал убивать, прятать обратно в утробу Земли. В отместку за это Кронос, младший из сыновей, оскопил Урана бронзовым серпом.

    Всё это рассказывал доктор, весело разглядывая Лёнечку, ощупывая и выстукивая грудь, разминая пальцами спину. Но дальше разговоров, усмешек, взглядов Циммерман себе не позволял, сохранял дистанцию положения. Вроде как отеческой заботой окружает молодого вора, наставляет на будущий путь исправления.

    В первые дни такой жизни Лёнька Май не мог нарадоваться воровскому фарту. Сладко ел, крепко спал, чувствуя, как в теле оживает прежняя удаль. Походя слюбился с рыжей, толстой поварихой, бывшей вокзальной буфетчицей, отбывшей срок за недостачу. Сманил на грех и молоденькую большеглазую выпускницу-медсестру, которая от глупости своей верила всем его россказням и обещаниям. Втихаря таскал то одну, то другую к себе на чердак, тешился бабьими стонами на тесной коечке, в блаженном мареве весенней солнечной пыли.

    Правда, ко второй неделе женщины прознали друг о друге; пошли упреки, слезы, свары. Лёнечка начал томиться, вдруг ощутив, что вся его нынешняя свобода не длиннее поводка у шелудивой собачонки. Поднялась муть в душе — лихие мысли, бесовский шепот. Можно шкаф разбить, выкрасть спирт, пузырьки с марафетом — как раз на днях за пропажу морфия уволили санитарку. А после взять да вылить из лампы керосин. Быстро ли сгорит больничка со всеми ее обитателями?

    А еще пихал под локоть бес: к доктору зайти в лабораторию, пока тот сидит над микроскопом, да разрубить голову топором. То-то удивится, как отплатил «сынок» за все его благодеяния.

    Отвлекло движение жизни — по стране пошла такая болтанка, что даже стены затряслись. Помер Сталин; на похоронах, по слухам, передавили чуть не сто тысяч человек. К удивлению народа, на другой же день были оправданы врачи-убийцы и арестованы их обвинители. Вскрылись злоупотребления в системе тюрем и наказаний, высокое начальство вдруг озаботилось пытками, побоями и прочим жестоким обращением с подследственными и заключенными.

    Страна «Зэкландия» с ее обширными лагерями и подкомандировками загудела, как встревоженный улей. Тут каждый на себе почувствовал «угрожающее положение», объявленное после смерти верховного пахана. И в госпиталь проникал этот гул, порожденный страхом неизвестности и томительными надеждами.

    Двадцать восьмого марта все газеты перепечатали Постановление Президиума ЦК «Об амнистии». Бродяжный народ благодарность за скорое вызволение приписал Ворошилову и Буденному, военным командирам, не чуждым пониманию души лихого человека.

    Циммерман сам принес Лёнечке газету, дал прочесть, крупным пальцем проводя по строчкам. Разъяснил, что амнистия полагается мужчинам старше пятидесяти пяти лет и женщинам старше пятидесяти, беременным и матерям малолетних детей, а также всем заключенным, чей срок не превышает пяти лет — ровно столько отмерил советский суд молодому рецидивисту Леониду Маевскому.

    В таких обстоятельствах жигану надо было скорее возвращаться в барак и подавать бумаги на освобождение. Уходя, доктор оставил ему газету.

    В тот же день, вроде как помогая санитарам, прошелся Лёнечка по палатам, высмотрел знакомого бродягу, своеручника поддельных накладных Григория Лукова по кличке Горе Луковое. Бродяга стоял в мелком положении, был неприятен крысиной повадкой. Но Маевскому, словно фаворитке, на время покинувшей блатной двор, требовалось вызнать о новых модах и политических союзах, вошедших в обиход за время его отлучки.

    Разжившись через Лёнечку куском вареной говядины и полбуханкой хлеба, Луков поделился звоном, будто начальника лагеря генерала Корецкого переводят куда-то на сибирские заводы, а вместо него на зону прибудет новый хозяин, политработник из Москвы.

    Но главная новость заключалась в том, что недели две назад в лагерь доставили особую партию контингента. Среди прибывших то ли по недосмотру, то ли по умыслу верховных смотрящих за всеми зонами Советского Союза оказался положенец из «отрицаловки», идейный вор, который вроде как не признал авторитет Порфирия Ивановича и начал собирать под свою мерку не примкнувших шатунов — бродяг, жиганов и даже работяг, не имеющих тюремной масти.

    Прибыл с ним и верный помощник, по-лагерному «пристяжной» или «торпеда» — старый могучий урка по кличке Циклоп, кривой на левый глаз. Будто бы глаз ему вынули ложкой за мелкое нарушение воровского закона где-то в страшных воркутинских лагерях назад тому лет двадцать, и с тех пор он слыл безжалостным исполнителем законных приговоров.

    Лёнечка знал, что и Порфирий, и Костя-Капитан, второй смотрящий по зоне, формально считаются по воровской иерархии «отошедшими», «суками». Костя был из «рокоссовцев», фронтовик, отчаянный и бесстрашный, но с принципами — не любил зря проливать человеческую кровь. А новый положенец, по слухам, был предан «черной масти» и кровью подписывал клятву об истреблении «сук». Погоняло его было на слуху — Голый Царь или просто Голод. При каких обстоятельствах вор-положенец получил кликуху, Луков не знал.

    Лёнечка не раз, еще в бытность малолетним шнырем, слыхал разные байки о непримиримой схватке «честняг» и «сук». Великая война, железным плугом вспахавшая русскую землю, развалила надвое и воровское братство. «Черные» остались в положении вечного «отрицалова» по отношению к власти, «красные» пошли воевать и сотрудничать. Им предлагалось «искупить кровью» вину перед Родиной, и тот, кто согласился на эту «замануху», для «честных воров» навечно стал предателем.

    Однако воры красной масти укрепились настолько, что созвали свое толковище, на котором был провозглашен Второй воровской закон, свод новых правил, приспособленных к жизни в советском лагере и предполагавших ряд компромиссов в отношениях с администрацией и внутри сообщества.

    Молодому Лёнечке «сучий» закон представлялся вполне разумным. «Красным» ворам в законе и блатным теперь разрешалось идти на легкие должности при кухне, каптерке, быть нарядчиками и даже бригадирами. Места эти позволяли жить по-воровски вольготно, не вступая в противостояние с начальством колонии.

    На «красных» зонах, управляемых «суками» и в основном подчиненных Главпромстрою, воры без нужды не обижали работяг. Основной контингент давал план, а от плана зависело благополучие всей лагерной системы, от хозяина до последнего шакала. И при «суках» фраера подчинялись ворам, точно так же, как и на «черной» зоне, выполняли их справедливые требования. Но грабить без разбора тюремное население и «опускать» без конкретной вины, как делали «честняги», теперь не позволялось. При этом, как и Первый, Второй воровской закон требовал строгого исполнения. За отход от правил общежития каждый блатной мог получить заточку в печень или «бетонные боты».

    Слышал Лёнечка и о том, что, если сходились в одной зоне «честные воры» и «суки», одни других должны были подмять и уничтожить.

    Голый Царь, по словам бродяги Лукова, Второго закона не признавал. Амнистия его не волновала: двадцать пять лет по рецидиву, на зону прописался как в свой дом. С лагерным начальством он контактов не имел, но пока никак не проявлял своих намерений и в общении с местными положенцами. Обживался в «джунглях» — блатном бараке, присматривался.

    
Луков много наболтал про новые дела, об одном промолчал: что «черный» Царь-Голод занял его, Лёньки Маевского, законную коечку. И потому, зайдя в хату с гостинцами, оказался Лёня в таком положении, которого не пожелаешь и кровному врагу.

    Весь будто вырубленный из глыбы жизненного опыта, широкий в груди, как бочка, с грубым, иссеченным шрамами лицом, Голод показался хмур и неприветлив. Он сидел на верхних нарах и обтирался мокрым полотенцем. Торс его был оголен, и застарелые наколки на плечах и грудях, тоже исчерченных шрамами, повествовали о злоключениях хозяина, будто клейма на древней иконе. На нижней полке под Голодом спал, укрывшись телогрейкой, другой незнакомый урка — понятно, тот самый Циклоп, подручный вора.

    Эх, предупредил бы сука-блатной, что Голый Царь будет сидеть на его законном месте, успел бы Лёнечка придумать, как выйти из конфуза. Но сейчас, перед десятками обращенных к нему лиц, жиган не мог не заявить свои права на матрас и два метра сосновой вагонки. В такой ситуации дать слабину — всё одно что девке в казарме жопу заголить. Опустят терпилу свои же кореша, и тут уж билет в один конец — рви зубами вены или вешайся в помывочной. Не столько разумом понимал это Лёнечка, сколько инстинктом, чувством воровского самосохранения. Поэтому и попер на рожон, хотя тряслись поджилки, а по затылку и спине разливался холодный пот.

    — Здравствуй, добрый человек. Освобождай мое место, хозяин с больнички пришел.

    — Твое место? — спокойно изумился Голод, глядя сверху вниз. — А ты еще кто?

    Циклоп откинул телогрейку, приподнялся на нижних нарах. Его бритая голова сидела на плечах так, будто была отрублена и приставлена уже без шеи. Лицо с пустой, заросшей красным мясом глазницей лишь общими очертаниями напоминало человеческое.

    — Я жиган Лёнька Май, — сорвался фистулой Лёнечка, хоть и надеялся, что голос прозвучит весомо.

    В бараке стояла мертвая тишина, даже глухой узбек перестал бубнить вечернюю молитву.

    — Да ну? — Голод брезгливо цыкнул зубом. — Какой ты жиган… Так, шушера заблатнённая.

    — Опомнись, дядя, — сгорая от страха, напирал Лёнечка. — Я на этой зоне второй годик чалюсь. А вот ты по какой тут вылупился?

    Голый Царь и в самом деле вылупил глаза на Лёнечку. Циклоп начал было подниматься с места, и плавность его движений нагоняла гипнотическую жуть.

    — Эй, Лёнечка! — вдруг раздался добродушный сиплый голос Порфирия. — Шуруй сюды. Камча, освободи Маю коечку.

    И снова Лёнька Май поблагодарил свой фарт, всегдашнее везение. Не выручи его Порфирий, пришлось бы солоно жигану. Даже не хотелось представлять, как могли расправиться с ним Голод и его пристяжной, загубившие на своем веку немало человечьих душ.

    Камча, приблатненный мужик на побегушках у Порфирия, нехотя спрыгнул с верхних нар, сдернул узел, набитый барахлом, служивший ему подушкой. Через минуту он уже сгонял с удобного места студента-фраера в очках.

    Порфирий Иванович принял Лёню ласково, будто родного. Расспросил про больничку, про доктора, принял гостинцы — шерстяные носки, подаренные поварихой, пакет чая, кое-какую снедь, папиросы, бутылек медицинского спирта. Смотрящий снова мучился зубами, щека была подвязана теплым шарфом, и говорил он тихим, бесцветным голосом, но черный глаз резал человека, будто кидают в нутро рыболовный крючок и выдирают всю душу вместе с кишками.

    Страх отпустил, но пришло осознание, что спокойно спать придется Лёнечке не скоро. Фарт воровской завел его меж двумя смертными врагами, и первая же ошибка, неверно сказанное слово может стать для жигана приговором без всякой амнистии. Беседуя с Порфирием и приближенной свитой, краем глаза угадывая, слушает ли Царь-Голод, Маевский вдруг поймал себя на мысли, больше подходящей для доктора Циммермана, чем для неученого воренка. Но образ пришел и захватил воображение.

    Ведь Зона, думал Лёнечка, она, считай, монастырь. Только служат тут не Богу, а черту. Знал Маевский еще с блокады, что в любом человеке, даже святом и верующем, бес сидит зародышем, а при выгодных условиях согревается, вылупляется. И жизнь лагерная для бесов вроде птицефермы с инкубатором, про которую рассказывал посаженный за растрату агроном.

    Живут обыватели, стремятся в коммунизм, строят рай на земле. А бесы сидят на нарах и смеются. Тысячи их, сотни тысяч, а может, и миллионы. Что же будет с этой амнистией, думал Лёнечка, неужто правда откроют по всей стране лагеря и выпустят арестантов в божий мир? То-то дел наворотят!

    Думал так и чувствовал, что и в его сердце шевелится крупный, откормленный бес, которому не терпится погулять на свободе.

    А «черные воры», страшные обликом Циклоп да Голод, может, и не так страшны, раз примирились с положением среди «сук» и хлебают с ними одну баланду. И думать о них нечего, и сказки Лукова не стоит к сердцу принимать. К тому же и срок скоро выйдет Лёньке-Маю, может, еще недельку осталось потерпеть.

    Будет амнистия, и пойдет Лёнечка в шикарный ресторан в большом столичном городе. Закажет отбивную или антрекот, полторта с кремовыми розами — однажды видел такой в витрине кондитерской, возьмет хорошего вина. И женщину себе он выберет с лебединой шеей, в богатой меховой горжетке. И уведет ее с собой.

    А что будет после, Лёнечка не загадывал, справедливо думая, что жизнь сама распорядится за него, как не раз уже случалось.
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     Хрустальная люстра
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Как мощный подземный взрыв, встряхнула страну смерть вождя, испытывая прочность того цемента, который скреплял миллионы советских людей. Обозначилась линия партии: преемником Сталина не может быть один человек, но станет коллективное руководство страны — итог тридцатилетнего кадрового отбора. Гаков понимал: власть делят в своем кругу те, кто годами занимал места за обеденным столом на «ближней даче».

    Гаков знал этот круг, слышал от Авраамия о полуночных ужинах Сталина с обильными возлияниями и странноватыми шутками. Запомнил историю, как Берия подложил на стул Ворошилову помидор, испачкав маршалу белые штаны — генералиссимус смеялся громче всех.

    Может, именно поэтому идея «коллективного правления» представлялась Гакову временным решением. Нет, стране был нужен не ареопаг, но единственный лидер, хоть в некоторой мере сопоставимый с огромной фигурой умершего правителя. Или же, напротив, столь отличный от Сталина, что сама возможность сравнения покажется неуместной.

    На чрезвычайном пленуме 5 марта главой правительства был назначен Георгий Маленков, человек нерешительный и поддающийся влиянию — явно компромиссная фигура. Ответственность за ключевые сферы государственной жизни распределили между собой заместители — Молотов, Каганович, Булганин и Берия, ставший во главе МВД и органов госбезопасности, вновь слитых в единое ведомство.

    Берия — к нему стекалась вся информация разведки и контрразведки. Он восстанавливал социалистическую законность после расстрела предателя Ежова — тогда из тюрем освободили тысячи невиновных людей. Однако и создание трудовых лагерей вокруг больших советских строек тоже считалось заслугой Лаврентия Павловича. Ему приписывали инициативу послевоенных процессов — дела армейских генералов, партийного руководства Ленинграда, «врачей-вредителей». Он отвечал за нагнетание мрачной атмосферы недоверия и доносительства в последние месяцы жизни вождя.

    Опытный политик и стратег, Берия еще с войны имел контроль над авиационной и угольной промышленностью, занимался транспортом, а теперь всецело управлял и важнейшим ядерным проектом. Лаврентия уважали, его боялись до потери речи, до инфарктов.

    Однако вполне заместить Сталина нарком не сможет — Берия не имел обаяния, не вызывал любви. А без народной любви и поддержки даже дельные инициативы Лаврентия последних месяцев — амнистия, пересмотр особо важных политических дел, должностная перетряска в руководстве союзных республик, усиление роли Совмина и ослабление ЦК — вызывали лишь недобрые пересуды.

    Вспоминая разговор с Завенягиным, Гаков представлял, какое жестокое сражение сейчас разгорается наверху. По неумолимой логике истории выиграть эту борьбу мог любой случайно подвернувшийся человек.

    
Разлад привычного механизма Гаков чувствовал и в собственной душе. Вставал по ночам, курил на кухне, глядя в окно. Ида выходила, накинув платок поверх сорочки. Стояла в дверях.

    Однажды тихо, полушепотом спросила:

    — Неужели это правда? То, что пишут в газетах?

    — О чем ты?

    — Обо всех этих людях… Которых обвиняли в чудовищных преступлениях. А теперь, оказывается, они не виноваты? Их расстреляли по ошибке… Как же это могли допустить?

    Ее губы дрожали, но взгляд был неотступный, вопрошающий.

    — Скажи, ты знал об этом? Ты знал?

    Ида родилась в двадцатом году. Во времена процессов над троцкистами была слишком молода, чтоб разбираться в политической борьбе. По счастью, семью ее не тронули перегибы ежовщины, она не знала о предвоенной чистке рядов в армии и НКВД. Только здесь, в Эстонии, жена стала искать ответы на вопросы, задаваться которыми раньше ей не пришло бы в голову.

    Теперь Гаков пытался что-то объяснить, оправдать перегибы халатностью, некомпетентностью, излишним рвением. Говорил о кадровом голоде в органах. Ведь за годы Отечественной погибли три миллиона коммунистов! Война жадно выбрала золото из человеческой руды, размолола в гнилых челюстях.

    И Сталин понимал эту проблему. Недаром на октябрьском пленуме в состав ЦРК партии вошло так много молодых кандидатов.

    — Пойми, везде случаются ошибки. Случайные, нечистоплотные люди попали на должности в МВД. Всё это делалось ради отчетов, премий, путевок в Крым…

    Ида отшатнулась в ужасе.

    — Премии за убийства?.. Выходит, они могли схватить, пытать любого — тебя, меня?

    Гаков ушел в ванную, чтобы прекратить этот тягостный разговор. Он не мог объяснить жене того, что чувствовал.

    Да, все они, партийные работники, руководители высшего уровня, были причастны к заговору молчания. Все они знали, что вместе со шпионами, вредителями, антисоветчиками сеть захватывает сотни случайных людей. Но каждый из причастных находил для себя оправдание.

    Одни верили в законы классовой борьбы и необходимость чистки от контрреволюционных элементов, другие не считали себя вправе оспаривать решения коллективной власти. Многие, пожалуй, большинство — боялись. Приходилось признать: не только великие идеи справедливости, но и всеобщий страх был связующим цементом советского общества.

    Арсений давно сжился с этим страхом, как человек живет в комнате с пауками, не замечая происходящих где-то в углу расправ, не думая о них. Он знал, что рядом гибли люди, не мухи. Сам бывал на волоске от ужасной расправы — как Завенягин, как Ванников. Но продолжал свято верить, что неизбежными казнями оплачена высшая цель: создание нового общества и нового человека. Как бы ни было тяжело, советская страна не может отвергнуть эту главную задачу. Пути назад нет.

    Об этом думал Гаков наутро после очередной тяжелой ночи, встречая экспертную комиссию из Таллина. Эстонское партийное руководство, а с ними архитектор и два инженера из проектного института приехали осмотреть строящиеся объекты — жилье, магазины и новый клуб.

    
Отделочные работы шли к завершению. Сняли часть лесов, открыли стены. Гаков исследовал объект официально, в составе комиссии, но радостных эмоций не скрывал. Нахваливал штукатуров, паркетчиков, молодых художниц из Ленинграда, обеспечивших строительство оригинальным лепным декором — букетами, вазами, гербами.

    Дворец культуры, окруженный колоннами, как и положено дворцу, возвышался на центральной площади города. Потолок и стены просторного фойе, главный зал и даже служебные помещения расцвели барельефами. Рога изобилия, театральные маски, музыкальные инструменты — всё соответственно назначению. По сторонам от сцены располагались парадные гербы со знаменами, лентами и колосьями, портреты Ленина и Сталина.

    Члены комиссии не скрывали приятного удивления — светлым, праздничным и вместе с тем торжественным получился новый клуб. Вроде бы типовой проект, но доработанный и воплощенный с душой, с любовью к делу.

    Скоро отмоют до блеска стекла, приделают бронзовые ручки к дверям, установят на новенький паркет ряды бархатных кресел — и встретит дворец первых гостей, заводских рабочих и мастеров. Пока же посреди зала стоял деревянный куб, а в нем — хрустальная люстра в полмиллиона рублей, радужное чудо.

    На оформление клуба хозяин Комбината Арсений Гаков не пожалел бюджета, хотя и знал, что люди нуждаются еще во многом необходимом. Но каждый человек в отдельности может обойтись без нового пальто или дивана. А вот сообществу города без главного храма и общего праздника жить невесело, муторно, душно.

    Сюда, в большой и светлый народный дворец, придут рабочие после трудовой недели. Небось постесняются заливать глаза, устраивать мордобой, обижать женский пол, как случается в старом дощатом бараке, кое-как приспособленном под танцульки. Сюда придут с невестами и женами, в чистой нарядной одежде. Посмотрят концерт или театральную постановку, в антракте закусят бутербродами с икрой, закажут лимонада, а вместо водки — армянского коньяку. Там, глядишь, и привыкнут к хорошему — это Гаков знал по себе. И морозильный сундук, и металлические вазочки на высоких ножках одобрил для буфета Арсений Яковлевич, чтобы лакомились мороженым девушки с Комбината и ученики окрестных школ.

    Пока секретарь комиссии писал протокол, отмечал несущественные огрехи штукатуров, к Гакову приблизился инженер Воронцов, замначальника строительства на объекте. Глядя в сторону, спросил:

    — Так что, люстру поднимаем, товарищ Гаков?

    — Что, прямо сейчас можете?

    — У нас всё готово.

    — Не будет ли рискованно? Потолок выдержит? Где механизмы? — со всех сторон раздались оживленные голоса.

    — Вот, видите, лебедка, вот рабочие, других механизмов у нас нет, — огрызнулся инженер.

    Худой, долговязый, нескладный, с длинной шеей и небольшой головой, Воронцов напоминал голенастую птицу. «Точно подбитый журавль», — вспомнил Гаков случай из детства.

    Давно, с юных лет, Арсений начал разделять людей на враждебных советской власти — недоверчивых, жадных «чужих», — и на «своих», надежных, открытых, понятных в каждом поступке. Однако, присматриваясь к Воронцову, не мог отнести его ни к одной категории. Толковый и добросовестный работник, в коллективе инженер держался особняком, был неразговорчив, неприветлив. Хоть и подал заявление кандидатом в члены партии, в общественной жизни участвовал мало, не имел талантов для клубной самодеятельности. Правда, помогал в организации субботников. Грамотно планировал работы, добывал инвентарь. От веселых, не всегда трезвых участников требовал выполнения нормы отбойки канав, посадок кустов и деревьев — будто проверял не добровольный, а оплачиваемый труд.

    Инженер, видно, был устроен по-немецки — не допускал халтуры, не закрывал глаза на брак. За это его не любили рабочие, но руководство ОКСа ценило, несмотря на частые конфликты, возникавшие из-за его принципиальности. По разбирательстве инженер почти всегда оказывался прав.

    Одно время Гаков предполагал, что Воронцов выпивает в одиночку, но подшофе не видал его ни разу. Слышал, что инженер, опять же скрытно, сожительствует с заведующей прачечной Таисией Котёмкиной. Знал, что недавно тот вышел из больницы, куда попал с осложненным воспалением легких.

    Воронцов спустился с лесов, где давал последние указания. Сам помог рабочим зацепить крюки металлического троса. И вот бронзовый остов люстры, который без хрустальных подвесок напоминал скелет огромного доисторического существа, начал медленно подниматься вверх.

    Партийное начальство, архитекторы, маляры и сам Гаков, подняв головы к потолку, словно в безмолвной молитве, следили глазами, как чудесное произведение человеческого труда медленно, торжественно поднимается ввысь.

    «Будто в церкви», — вспомнилось Арсению. И снова, как прежде, в поисках высшего света и разума люди растеряны, как малые дети в лесу. Кто выведет их из чащобы собственных страхов? Бог весть! Об этом думал Гаков, наблюдая подъем скрепленных заклепками обручей.

    Но вот электрик на верхнем ярусе захватил, качнул конструкцию, насадил на потолочные крюки. Разом выдохнули наблюдатели, крепкое слово сорвалось с высоты лесов. Готово!

    Осталось для надежности завернуть крепления болтами, подключить провода и обвесить красавицу драгоценным хрусталем…

    Инженер скомкал впечатление, обратившись к Гакову неожиданно требовательным, сварливым тоном.

    — Арсений Яковлевич, так что моя заявка? Помните, я просил бригаду из контингента ИТЛ? Ведь совсем нет людей для решения простых задач! Вот, подводим трубы на Чкалова, некому откапывать рвы для закладки, новые дома опять без воды…

    Гаков припомнил — да, была заявка. Но столько событий произошло за последнее время, что менее существенные вопросы оказались погребены под ворохом важнейших. Обернулся к Воронцову.

    — Так что, откроем клуб к Первомаю, Алексей Федорович?

    — Откроем, — сдержанно кивнул инженер.

    — Ну, вот тогда и заявку вашу постараемся выполнить.

    
По обычаю гостеприимства для комиссии накрыли банкет в новой школьной столовой. Мероприятиями такого рода заведовала Ангелина Бутко, начальница профкома. Угощенье готовили поварихи с Комбината.

    Арсений Яковлевич любил такие застолья. Себя показать, других посмотреть, посоветоваться с вышестоящими товарищами, узнать новости. Сердцем почувствовать биение великого общего дела. И архитектор, и два эстонца, направленные от ЦК республики, оказались мировыми мужиками. Шутили, поднимали тосты, хвалили красоту уютного, будто курортного городка, выросшего на морском берегу за каких-то пять-шесть лет. Гаков делился планами — скоро будет сдан кинотеатр, откроется спорткомплекс. Разрастутся в парке экзотические деревья и кусты, выписанные из рижского дендрария.

    А как только установится погода, начнутся тренировки команд и состязания на футбольном поле. К маю обновят сиденья на трибунах. Третий по номеру продовольственный магазин, прозванный в народе «Тройкой», уже сейчас снабжается не хуже столичных торговых точек. Еще два гастронома откроются в городе к Новому году.

    Об этом докладывал Гаков за столом эстонскому партийному начальству. Видел одобрение на лицах, радовался дружеской атмосфере. Гости отпускали шутки, делали дамам комплименты. Один Воронцов, сидя на углу стола, молча ел борщ, глядя в тарелку. Спустя полчаса инженер встал, попрощался, сославшись на срочное дело.

    Гаков улучил минуту, задержал Воронцова у двери.

    — Комиссия довольна, премируем ваш коллектив. Молодцы ленинградские девчонки — какими узорами украсили клуб! Вы же сами из Ленинграда?

    — Да, там окончил институт.

    — А родом откуда?

    Воронцов отвел глаза.

    — Я воспитывался в детском доме.

    Гаков предложил папиросу. Воронцов отказался — некурящий.

    — Дело несладкое, я сам рос без матери. А что в годы войны? Эвакуировались?

    — Да.

    — Мобилизоваться не успели?

    Гаков смотрел в лицо Воронцова. Редкий человек не любит говорить о себе, а этот бубнит под нос, глаза отводит. Не открывает, прячет сердце. Будто груз у него на душе. От обиды, от недоверия к людям? Или есть что скрывать молодому инженеру? Надо будет запросить его анкету. Конечно, при устройстве на Комбинат каждый сотрудник проходит проверку, но от ошибок и халатности не застраховано ни одно ведомство.

    Вспомнился ночной разговор с Идой, Гаков прикусил губу.

    Сейчас только пришло в голову — у Воронцова бледное, красивое, но вроде как не русское лицо. Так сразу не поймешь, но чувствуется в нем какая-то чужеродность. Эти сухие скулы, глубокие впадины глаз. Еврей? Нет, уж скорей что-то немецкое. Что ж, мало ли у нас обрусевших немцев, еще со времен Петра… Да и в русском человеке столько кровей намешано, всех прадедов не разберешь.

    — Почему никогда не заходите к нам, Алексей Федорович? Мы на выходных всегда с гостями. Женщины пироги пекут, мужчины в шашки, в шахматы. И молодежь. Танцуем, слушаем пластинки. На лыжах ходим. Летом на велосипедах. Весело. Дружно. Ведь приглашали вас не раз.

    Инженер замялся.

    — Последнее время я был болен.

    — Теперь-то поправились? — Гаков всё не отпускал инженера, томил у дверей. — Вот что, на Первомай, после демонстрации, мы собираем пикник у речки. Весь инженерный состав. Уж приходите, пожалуйста.

    — Да, постараюсь.

    — А я подумаю насчет вашей заявки. Поговорю с начальником лагеря.

    В этот момент равнодушное лицо будто ожило. Воронцов вскинул глаза, озаренные радостным недоверием. Подбитый журавль, детский дом… Арсений Яковлевич вдруг догадался безошибочным чутьем.

    — У вас кто-то близкий в нашем ИТЛ?

    Инженер тут же спрятал глаза, дернул щекой, проговорил сухо и резко:

    — Что ж вы думаете, я стал бы просить?

    Нина Бутко, секретарша, за столом расхохоталась чьей-то шутке.

    — Боже мой, как вы меня насмешили! Ха-ха-ха! Умру, сейчас умру!

    Весь вечер Гаков старался не смотреть в ту сторону, где мелькала желтая в горошек юбка, но всякий раз чувствовал ее приближение по жару тела, по запаху жасминовых духов. Вот ходит он, хозяин Комбината, заглядывает в души, разбирает чужие тайны. А ведь и сам имеет постыдную тайну, от которой сердце рвется журавлиной жалобной тоской.

    — Зря вы ершитесь, Алексей Федорович. Обидеть вас не имею намерения. Хочу понять и помочь.

    Инженер помолчал, изучая половицы. И в очередной раз удивил директора вопросом.

    — Вы не задумывались, почему полы в казенных учреждениях должны быть непременно такими… буро-красного цвета?

    — Такую краску закупили. Видно, самая дешевая, или проще достать.

    — Да, наверное.

    Гаков думал сейчас о другом. Он видел под стулом пятку лаковой туфельки, чуть сбившийся шов чулка, облегающего ножку Нины.

    — Значит, договорились, на майские праздники вы с нами.

    Воронцов, прощаясь, протянул руку.

    — Спасибо. Постараюсь быть.

   [image: chapter_end]


    
[image: before_title]

     Опечатанная комната

    

    [image: after_title]

Месяц май, пронизанный ветрами, распахнул двери в лето, пьяным небом одурманил буйную головушку, поманил лихой свободой. Вечерком, после поверки, Лёнечка, Камча и еще пара бродяг разлеглись у барака в солнечном мареве, на молодой травке, между волей и зоной.

    Мечтали каторжане, загибали пальцы рук — что сделают на воле, каких молочных рек, кисельных берегов отведают, какими утехами насладятся. Каждый верил, что стоит шагнуть за ворота лагеря, как покатится в руки воровской счастливый фарт, а белый хлеб сам намажется сливочным маслом.

    Весной у зэков настроение возвышенное, они вообще склонны чувствовать поэзию мира, недоступную обывателю, для которого всю романтику составляет рублевая заначка от жены да покупка трофейного гарнитура.

    Лёнечке знаком лирический настрой. Даже стих придумал.

    
     
      Честный вор всегда страдает,

      А гнида вечно процветает.

     

    

    За легкими мечтами обсуждались и не столь приятные лагерные дела. Амнистия скрипела неспешно. Целые вагоны заявлений, личных дел, анкет и выписок тянулись из далеких ИТЛ в Москву, там разбирались в неизвестных кабинетах, шли обратно. Ожидание это для зэков было особенно томительным, будто одной ногой стоишь на воле, а другую держат кандалы. Массово на волю отпускали лишь иностранных военнопленных и «пособников». Добавляла беспокойства в муторную жизнь и перетряска в ротах и охранных батальонах, устроенная при недавно назначенном начальнике лагеря.

    «Новый хозяин», генерал-лейтенант Азначеев, вызывал много пересудов, весьма противоречивых. Фронтовик, воевал в составе стрелковой дивизии на Украинском фронте, освобождал Польшу, дошел до Берлина. Сам похлебал из жестяной миски — сидел по делу троцкистского блока, был оправдан после пересмотра обвинения осенью сорок первого года. Обиженные, особенно из политических, имели надежду на послабление от генерала — мол, видал не одно лицевое, знаком с исподним лагерной жизни.

    Был и другой шум: мол, Азначеев сам татарской крови, а потому жесток, нелюдим, безжалостен и особую ненависть питает к воровской общине, «законникам» и пристяжным, от которых в свое время натерпелся на тюремной пересылке. Передавали, что в лаготделениях, где заправлял Азначеев, была налажена «трюмиловка» воров. Блатных изолировали от остального контингента, «ломали» в ШИЗО, добиваясь письменного отказа от «бандитских порядков».

    Однако ни ослаблять режим, ни «заворачивать гайки» новый хозяин не торопился. Вместо этого начал налаживать в зоне агитационную работу, привычно вызывавшую у контингента насмешки и скуку. По всему лагерю развесили плакаты и лозунги. В бараках «актив» готовил политинформации, устраивал общественные «проработки» новичков, обнаруживших склонность к романтике уголовной жизни. Освобождались бараки военнопленных, в них затевался ремонт.

    Свидетельством странного характера Назара Усмановича Азначеева и важным событием, вызывавшим сплетни и толки сидельцев, служило появление в лагере его жены. Красючка с лебединой шеей, в котиковом пальто и тонких лайковых перчатках, с бисерной сумочкой в руке вышла вместе с мужем на поверку и произвела на зэков оглушительное впечатление. Ее разглядывали, как диковинное чудо, вроде жирафа или райской птицы колибри, залетевшей в северные края.

    Прошел слух, что зазнобу генерал присватал в прежнем лагере. Что она — знаменитая певица, выступала в приморских ресторанах, попалась на перепродаже краденых цацек с бриллиантами. Косте Капитану вроде бы пришла малява, что до встречи с «хозяином» женщина была подругой козырного вора Фортунатова, убитого в Одессе в сорок девятом году.

    Такой красотки недалеким босякам вблизи видать не приходилось, у многих разыгралось воображение. В минуты отдыха блатные упражнялись в сочинении изощренных надругательств над «кумовой куницей», попади она им в руки. Очкастый студент-математик был избит и опущен за то, что позволил себе резко вступиться за честь незнакомой женщины.

    Лёнечка же, увидав жену Азначеева, без причины ощутил на сердце лебединую тоску. Вспомнилась ему мать, такая же стройная и большеглазая, с печальной улыбкой. И ножки в узких «лодочках» будто прошлись каблуками по его груди.

    Катилась жизнь его блатная, дарила невзгодами и случайной радостью, но, будто опечатанная комната, стоял в душе закрытым угол довоенного детства, куда он не заглядывал много лет. И вот чужая женщина по имени Мария распахнула дверь в потайную комнату, возвращая жигану память невинного счастья.

    Об этой женщине всё думал Лёнечка, а тем временем разговор блатных зашелестел беззвучно, перешел на тему тревожную.

    Всего пару дней, как просочились в лагерь слухи, но была у них такая сила, как у пачки дрожжей, брошенных в отхожее место. Через весь простор советской Родины, по невидимым проводам, докатилась с Колымы малява о «волынке» — массовых протестах в лагерях.

    Шел звон, что кипиш начали политические, ожидавшие, что амнистия даст послабление осужденным по «идейной» 58-й статье. Но все надежды для них обрубил пункт четвертый постановления об амнистии — ограничение для выхода на свободу по срокам свыше пяти лет. При том, что срока шпионам, троцкистам и врагам народа начислялись большие, от десятки до четвертной.

    Во многих лагерях блатные поддержали забастовку. Шептались, что и Порфирию знатные воры послали наказы с дальних мест: из Воркуты, Норильска, с Магадана. Но смотрящий выжидал.

    Царь-Голод тоже пока сидел тихо, не спешил объявлять себя, формально подчиняясь авторитету пожилого вора.

    Однако два центра притяжения в блатном бараке, как две воронки в омуте, затягивали постепенно человеческие щепки — чертей, шестерок, бродяжных людей и мужиков. Висело в воздухе предчувствие, что вскорости черная и красная масть неминуемо столкнутся и зона окрасится кровью.

    «Вот бы выйти раньше этого на волю», — мечтал Лёнечка, покусывая травинку. Ехать в поезде, смотреть в окно на пролетающие мимо деревушки, на светлые березовые рощи. Выйти на центральном вокзале, влиться в человеческую суету.

    На всей земле нет у жигана родного человека, никто не ждет его, кроме памятных с детства ленинградских улиц.

    «Пойду в Летний сад. Мороженое съем, подцеплю козырную гагару, — так мечтал Лёнечка. — Закачусь с ней в ресторан, спрошу для форсу заграничное блюдо, вроде фрикасе. Ах, у вас нет? Ни тебе фазанов, ни павлинов? Ну, тащи, что есть — хоть жареного петуха». Еще бы взять бутылку игристого вина, для легкого кружения в голове, для большей развязности с женщиной.

    Бабу найти одинокую, не сильно молодую — чтоб можно у нее пожить, осмотреться. Приискать в большом городе нужных людей. Небось, помогут фартовому бродяге, пропасть не дадут.

    Так мечтал ЗК номер 213 Леонид Маевский, пьяный не вином, а запахом весеннего ветра и пробуждающейся земли. При этом знал уже, чувствовал сокровенной частицей души, которая в каждом человеке связана с общей мелодией мира, что мечтам его сбыться не суждено.
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Давно я чувствую, что сопричастен движению истории и натяжению нитей по тайному пути, ведущему народы к некой цели. В эпохи древние на площадях пророки толковали ход событий, не полагаясь на один лишь разум, но сопрягая токи магнетизма, сквозь тело проходящие извне. Божественным считалось откровенье.

    Я чувствую, как сквозь меня проходит волнами ток могущественных сил, идей преображения вселенной, устройства мира на других началах, и ощущаю власть над жалким стадом, которое зовете вы людьми.

    
     
      За день до этого в газете видел

      Я Сталина портрет

      И силой мысли

      Решил я уничтожить оболочку,

      Мешок из кожи, полусгнивший остов,

      Червей и злобы полное нутро.

     

    

    Смочив слюной химический карандаш, я выбрал точку на виске портрета и стал чертить круги, сосредоточив силу мысли на причиненье смерти. Когда-то я был восхищен величьем, и властью, и пространством страха, которое простер над миром от неизвестного отца рожденный, недоучившийся семинарист. Теперь я понимаю, что он был слепым орудием могучих сил, служить которым я могу не хуже. И даже лучше, ведь осознаю их цель: порабощение толпы и возвышенье избранных, которым дается лучшая награда — власть.

    Всё расширяя черное пятно, я по лицу портрета начертал: «Да будет смерть!»

    Назавтра Сталин умер.

    
     
      Я вижу трещины в основе мироздания.

      Огромный истукан в чрезвычайном блеске

      Стоял перед тобой, ужасный видом.

      Сияла золотом его глава,

      И серебром — грудная клетка, плечи

      И руки, обагренные в крови.

      Из меди бедра и пустое чрево,

      Которое насытить не могли

      Ни жертвоприношенья, ни молитвы,

      Ни самооскопление жрецов.

      Он твердь земную попирал ногами,

      Как будто вырастал из этой тверди.

      Его ступни из обожженной глины,

      Которую творец определил

      Как материал для лепки человека.

      Из тысяч человеческих смертей

      Производился маленький комок

      Для дела подходящей жирной глины.

      И Время — этот каменщик великий —

      Постройки возводило из нее.

      Но день пришел, с горы сорвался камень.

      И то, что до сих пор казалось прочным,

      Покрылось мелкой сетью трещин. Глина —

      Основа жизни, общности людей,

      Прах миллионов, принесенных в жертву,

      Нагромождения газетных слов,

      Поток знамен, плакатов и портретов,

      Святая вера и большая ложь,

      Как тесто, крепко сбитое руками,

      Уже нельзя обратно разделить

      На воду, и муку, и соль, и сахар.

      И вот, огромный этот истукан,

      Утративший привычную опору,

      Стал оседать на глиняных ногах.

      Крошилась медь, и ржавчина съедала

      Железо. Распадалось серебро

      На легкую поживу проходящим.

      И, разрушаясь, падал истукан.

      Так царство разделенное падет —

      Я предрекаю.

      Далее — молчанье.
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Эльзе росла в семье любимицей. Единственная дочка, знала, что всегда получит помощь и защиту от братьев, с пеленок научилась забираться на крепкие отцовские колени. Помнила и сейчас запах табака и дубленой кожи от его куртки.

    Еще недавно Осе и Вайдо носили ее на закорках, мыли в бане, укладывали спать. Но чужих мужчин — даже своих односельчан, даже мальчиков в школе — матушка строго наказывала остерегаться, избегать.

    Грозила матушка, пугала, рассказывала страшные сказки, но никогда не объясняла прямо, чем же опасны для девочки посторонние люди, какое насилие могут над ней совершить. И когда Ищенко напал на Эльзе в лесу, она ощутила не только ужас от свершившегося пророчества, но и смутное изумление — зачем чужак хватал и щупал ее тело, для чего рвал платье на груди?

    Хотел убить — мог бы сразу свернуть шею, как цыпленку. Хотел заставить выдать братьев-партизан — пошел бы в милицию, донес на всю их семью, как делали хуторяне в соседних уездах. Что за безумие вдруг охватило этого человека, которому власти доверили такую ответственную работу шофера?

    Странным образом чужак заронил в ее душу тревожное любопытство к тайне влечения между мужчиной и женщиной, такой волнующей и непонятной. После того случая в девочке проснулось спящее до времени естество, а с ним томительные, неясные мечты. Как будто ее манили куда-то нежные голоса, перед глазами являлись туманные образы. Она вдруг сделалась рассеянной — замирала с шитьем в руках, опускала на стол мучное сито или засматривалась в колодец. Ум затмевали картины, нарисованные воображением.

    Эльзе не могла бы признаться в этом ни одному человеку, но время всё отчетливей вырезало на ее сердце образ юноши-чужака, которого на исходе зимы она встретила в школьном дворе.

    Он сказал ей всего-то несколько слов, взял за руку, предложил прокатиться с ледяной горки. И она подчинилась, хотя никому из местных парней не позволила бы такой вольности. Воспоминания о том дне крепко соединились в ее душе с мечтой о поездке в чужой закрытый город на праздник Первомая.

    Старшие классы школы, в которой училась Эльзе, готовились принять участие в праздничном шествии на Комбинате, отметить открытие нового клуба. Рисовали буквы на красном кумаче, шили повязки и банты. Матушка нахмурилась, когда впервые услышала о празднике. Отрезала коротко: «Ты не поедешь. Скажем, что была больна».

    Но Осе и Вайдо заявили, что должны идти на первомайскую демонстрацию вместе с другими работниками, чтобы отметиться в списках. На счастье, директор школы Рикель, уважаемый в волости человек, встретил матушку на почте и попросил отпустить Эльзе вместе с братьями.

    За ужином мать пересказала этот разговор. Вздохнула.

    — Как бы не заморочили вам головы этими лозунгами и речами. Ладно, поезжайте. Только сестру не отпускайте от себя!

    На другой день, растирая вареный горох для начинки пирога, мама рассказывала Эльзе:

    — Раньше, до первой войны, русские ходили вокруг церквей с иконами и хоругвями — такие вышитые полотнища на высоких палках. Нынче на этих же палках они носят портреты Сталина, Ленина и прочих безбожников. А в нашей церкви только Бог на распятии. Молимся мы не картинкам, а истине. Знаешь почему?

    Девочка молча покачала головой.

    — Потому, что русские хоть на словах и приняли христианскую веру, но на деле так и остались язычниками. Поклоняются идолам, приносят им жертвы. И Майский день — вовсе не советский, а древний праздник поганого лесовика Ярилы. Прежде его справляли тайно в лесу бесстыдные бабы и девки, бегая голышом с молодыми парнями. Водили хороводы, прыгали через костры. Огонь весны разжигал в телах плотский жар, лесная нечисть тянула в чащу, доводила до беды.

    Слушая мать, Эльзе с замиранием вспоминала страшные минуты, когда Ищенко подстерег ее на тропинке у Каменного ручья и потащил в болото. Верно, тогда, на исходе февраля, шофера обморочили болотные духи пробуждающейся весны. Может, и правда вселился в него леший Ярило, злой и могучий тролль?

    — Мама, зачем же девушки ходили в этот лес? Как не боялись они помрачения?

    — Знай, голубка, девушки тоже слышат зов природы. И ты, когда повзрослеешь, почувствуешь весеннее волнение. Дай бог, встретится тебе хороший парень, добрый и работящий. Он придет к нам в дом со своими родителями и сватами. Сыграем свадьбу — как недавно Пуринги выдали свою дочку за того рыбака из Кохла-Ярве.

    Прежде Эльзе не держала секретов от матери и теперь ощутила острую вину за свои тайные мысли. Встала, захлопотала по дому, чтоб матушка не видела ее лица. Слышала, как горят щеки — ведь и правда на празднике у соседей Эльзе мечтала о такой же свадьбе, хотела сидеть на месте невесты в белом венке из цветов. Вот только женихом представляла не местного парня, а того чужака с ясным румяным лицом, который внушил ей смелость крепко стоять на ногах, съезжая с горки.

    Мыслями о юноше из дальнего края под названием Москва-столица Эльзе будто заранее предавала мать, отца и братьев. Зачем хранила в памяти образ пришлого чужака, сына врагов ее земли? Зачем выдумала, что он веселей и красивей всех парней в их бедной округе?

    Эльзе помнила, как в былые времена отец за столом читал псалмы по ветхому, с тонкими листочками, лютеранскому молитвослову. Толковал детям темные места, поминал, как часто Враг человеческий приходит в обличии красоты и соблазна.

    И матушка твердила то же:

    — Главное, дочка, не дай себя обмануть, заморочить, — пристально смотрела, подбивая тесто горстью муки. — Чужие люди с виду ласковы да приветливы, а в сердце носят змею. Особенно те, что просят о тайных встречах, скрываются от родных. Таким мужчинам нельзя доверять. Оплетут, обманут и оставят тебя глотать горькие слезы.

    Испуганной птичкой сжалась Эльзе. Пыталась вспомнить молитву, которой учил отец. «Предаю себя, мое тело и душу, все, что есть у меня, в Твои руки. Святой твой ангел да будет со мною». Но вместо ангела мысленным взором снова видела ясноглазого мальчика, который в солнечный февральский день прокатился вместе с ней с ледяной горы.

    
В ночь перед Майским днем Эльзе почти не спала, всё представляла красивый город, о котором только слышала из рассказов Осе и Вайдо. Какой этот клуб — наверняка больше и красивей, чем их школа с актовым залом? Каких людей она увидит — злых и страшных, как Ищенко, как солдаты и лагерные охранники? А может, добрых, как русские учительницы, как соседка, служащая на почте? Встретит ли ясноглазого Павла? Ведь тогда, в школьном дворе, он обещал, что приедет к дяде на Первомай. А если встретит и не узнает ее? Что ему хуторская девчонка, с которой и говорил-то всего несколько минут?

    В Москве, она слышала, женщины ходят в тонких чулках и крепдешиновых блузках. А у нее всего-то два шерстяных платья, сто раз перешитых и перелицованных. И пальтишко совсем износилось, из рукавов торчат худые запястья. Да и сама она бледная, худенькая, с руками, загрубелыми от домашней работы. Ей ли равняться с краснощекими актрисами, певицами, делегатками съездов, которыми полна Москва? — Их видела Эльзе, украдкой листая в библиотеке советские журналы.

    Москву Эльзе представляла как огромный лесной муравейник, облепленный снующими повсюду людьми и машинами. Вздыхала: как тот мальчик живет в неуютном краю, полном чужаков? Думая о нем, всё чаще забывала, что он тоже чужак, враг, которого следовало бояться и ненавидеть.

    Утром Первомая Эльзе поднялась раньше всех в доме. Умылась, повязала косы голубыми лентами. Увидела, что к ее школьному платьицу подшит красивый воротничок, который мать прежде сама надевала по праздникам, а нынче берегла в сундуке.

    Брат Осе еще вечером подбил и до блеска начистил старенькие ботинки сестры. Вайдо, умевший шить почти как настоящий портной, невидимым швом заштопал чулки. И вот нарядная, взволнованная, стараясь не запачкать и не помять одежду, Эльзе простилась с матушкой. Вместе с братьями через лес вышли к шоссе, поймали попутный грузовик, подпрыгивающий на каждом ухабе.

    Возле школы ждали учителя и два десятка старшеклассников, у многих на одежде прикреплены красные банты. Набились в железную коробку автобуса, подняли веселый гвалт. Кто-то затянул русскую песню. У многих на одежде виднелись красные банты, в руках портреты и транспаранты. Вся молодежь была словно пьяна тем весенним волнением, от которого предостерегала Эльзе мать.

    Проехали рощу, поворот, на пропускном пункте шофер показал бумаги, затем начался город. Эльзе смотрела во все глаза. Асфальтовая дорога, вдоль нее посажены молодые деревца с гладкими светло-зелеными стволами — таких она не видела в лесу. Началась улица — двух-трехэтажные домики, покрашенные желтым и белым, украшенные лепниной. Веселый, уютный, будто игрушечный городок полюбился девочке с первого взгляда.

    Зерна новой мечты упали в сердце. Как замечательно было бы здесь отпраздновать свадьбу! Пройтись по зеленым улицам с веселыми гостями, накрыть длинный стол во дворе, пригласить всех соседей. В таком вот домике с верандой и круглым чердачным окном, а не в серой хуторской избушке поселиться с мужем.

    Над водонапорной башней увидела Эльзе большое аистиное гнездо. Знала от матери, что белые аисты приносят людям счастье — маленьких детей.

    — Вы не говорили, что этот город так красив, — сказала с обидой, обращаясь к братьям.

    — Мы здесь в первый раз, — признался старший Вайдо. — На Комбинат нас привозят другой дорогой.

    Школьники, учительницы тоже смотрели по сторонам, раскрыв глаза и рты. Кажется, и сам директор Рикель был поражен увиденным.

    — Смотрите, Дворец культуры! — пронеслось по рядам, и все прильнули к окнам автобуса.

    Дворец с большими белоснежными колоннами стоял в окружении молоденьких елок. Чайки летали над крышей, и огромные белые вазы украшали лестницу, ведущую к морю.

    — Какая красота! — шептались девочки. — Здесь будет концерт, и танцы!

    Все окна автобуса были открыты. Из репродукторов звучала музыка.

    «Неужели я не встречу его сегодня?» — с растущей тревогой подумала Эльзе, уже понимая, что напрасное ожидание сделает счастье неполным, погасит радость этого пронизанного солнцем дня.

    Их подвезли к проходной завода, где уже собирались по цехам колонны рабочих. В толпе там и тут были разбросаны алые пятна знамен, бантов, нарукавных повязок. Много было мужчин в гимнастерках, с медалями и орденами. Бодро шагал через площадь директор Гаков в черном костюме и светлой шляпе, он тоже надел ордена. На плечах его сидела нарядная девочка лет шести. Худая женщина в полосатой юбке торопилась вслед за ним, вела за руку маленького сына.

    Двери автобуса открылись, гармонист заиграл бодрую песню. Школьники ринулись к выходу из автобуса, толкая друг друга, вскрикивая в суматохе. Эльзе спрыгнула на землю одной из последних. Осе приколол ей на грудь красную ленту. Братья наказали ей не отставать от школы, а сами присоединились к группе рабочих.

    Девочка стояла и смотрела на весело галдящих одноклассников, остро чувствуя свое одиночество. Близких подруг у нее не было — разве что Айно, дочь мельника из Ору. Но разве та поймет, какая забота тяготит душу Эльзе?

    Матушка внушала детям, что главное в жизни — кровь, семья, уходящая вглубь времен родовая связь. Двоюродные братья, партизаны из рядов Омакайтсе — их тоже соединяла общая клятва, единая с Сеппами кровь. Самым страшным проступком у них считалось предательство, а для защиты близких каждый готов был погибнуть или убить.

    Вальтер, командир партизанского отряда, узнав о том, что случилось у Каменного ручья, вынес приговор шоферу, а затем и каждый из братьев повторил звенящее слово Surm, что означает «смерть». Пять раз оно прозвучало в землянке.

    Õhuke — Худой, человек с комбината, говорил, что Ищенко может донести в милицию и показать секретный бункер, но Эльзе знала, что не это главная причина. Видела, как гнев заливал краской лица мужчин, когда они слушали ее сбивчивый рассказ.

    Той же ночью Осе и Вайдо привели Эльзе к месту казни, и девочка пять раз плюнула в глаза чужаку, который дрожал и скулил, как издыхающий пес, весь измазанный кровью и черным болотным торфом. Чтобы покойник не ходил после к дому, не заглядывал в окна, Вальтер прочел молитву и раздавил сердце врага — мощным ударом воткнул ему в грудь заточенный деревянный кол.

    Вспоминая эту минуту, Эльзе вдруг услышала радостный оклик.

    — Здравствуй! Ты меня помнишь? Как здорово, что ты пришла!

    Юный чужак стоял перед ней — стройный, русоволосый. Он казался выше, чем помнила Эльзе, хотя в тот день на нем была меховая шапка. Мальчик был выше братьев и почти всех мужчин, собравшихся у проходной.

    — Прошлый раз забыл спросить, как тебя зовут! Я — Павел, или просто Павка. А там — мой дядя, товарищ Гаков, он директор Комбината!

    — Эльзе, — выдохнула девочка. — Там мои братья, Осе и Вайдо.

    — Они работают на Комбинате?

    — Да, в первом цеху.

    Павел улыбался. Эльзе молчала, не зная, как продолжить разговор.

    Солнце-Ярило из мрачной космической бездны посылало потоки горячих частиц, согревающих Землю, но почти не достигающих седьмой по счету ледяной планеты Уран.
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Звали встать в головную колонну вместе с начальством, но Воронцов уклонился от приглашения, пошел вместе с работниками ОКСа. Всю дорогу от проходной до нового клуба один из каменщиков нес тяжелый немецкий аккордеон и наигрывал бодрые песни. Особенно удавался ему «Марш артиллеристов», и он раз за разом повторял излюбленную мелодию. Толпа подпевала:

    
     
      Артиллеристы, Сталин дал приказ!

      Артиллеристы, зовет Отчизна нас!

      Из сотен тысяч батарей

      За слезы наших матерей,

      За нашу Родину — огонь! Огонь!

     

    

    Звуки гармоней, обрывки песен, недружные выкрики сопровождали движение людей вдоль проспекта Кирова. Из радиотарелок неслись централизованные приветствия трудящимся, гул столичной демонстрации.

    К шествию профком подготовил новые транспаранты, но портреты остались с прошлого года — Ленин, Маркс, Ворошилов, Молотов, Берия, Каганович. Разумеется, генералиссимус, увитый цветами и траурными лентами.

    Праздничную речь директор Гаков начал с минуты молчания в память о вожде. Говорил о скорбном часе, который пробил для всей страны, о сплочении рядов. О новых трудовых обязательствах, которые взял на себя коллектив Комбината. О верности делу Ленина-Сталина.

    В десять часов в Москве на трибуну Мавзолея поднялись члены правительства, раздался гул аплодисментов. Маршал Булганин открывал парад. Миллионы советских граждан, собравшихся на улицах и площадях, рукоплескали «великой победе дела мира, дела строительства коммунизма». Над Красной площадью взлетели реактивные самолеты — новейшее достижение военной промышленности советской страны.

    Бестолковое возбуждение толпы, крики, бравурная музыка, мешанина запахов, объятия и толчки возвращали Воронцова в горячку недавней болезни. Казалось, он снова лежит на постели, не в силах поднять головы, и трепет красных флагов видится ему в бреду.

    Он ощущал расстройство нервов, едва ли не панику. Улучив минуту, выбрался из толкучки, начал по тропинке спускаться к морю.

    — Алексей Федорович, вы куда?! Ну-ка, возвращайтесь!

    Ниночка в лиловом платье с глубоким вырезом, с рукавами-фонариками, стояла на склоне тропинки. Волосы валиком возвышались над ее лбом, круглым и блестящим, как у парикмахерского манекена. С ней рядом показалась невзрачная подружка — белые носки, толстый нос. Кажется, дочь начальника одного из цехов. Размахивая руками, обе звали Воронцова.

    — Поднимайтесь к нам скорее! Нужна ваша помощь.

    Оказалось, что Гаков отнюдь не забыл обещание Воронцова.

    Готовился пикник у речки, Алексея ждали. Но сначала Ниночка повела его к себе домой и всучила патефон с пластинками.

    Ругая себя за нерешительность, с неудобной, довольно тяжелой ношей, Воронцов шагал вслед за девицами, не умолкавшими ни на минуту. Нина рассказывала о поездке в Ригу, где можно «всё достать» и где в этом сезоне носят «андалузский горошек», сумочки-конверты и норковые воротнички на вырезах платьев. Некрасивая подруга с жадностью уточняла подробности. Из какого материала шьются платья? Какие бусы и броши, какие юбки входят в моду? А вы, Алексей Федорович, купили бостона, пошили костюм?..

    От центральной площади многократным эхом продолжал разноситься гул репродукторов.

    — Праздничным-праздничным убранством встретила Москва-Москва день международной солидарности трудящихся! День-день братства всех стран!

    Во дворах слышались звуки гармоники, нестройные песни, нетрезвые голоса.

    Рабочие сидели на деревянных лавках возле недавно поставленного ларька «Воды-Пиво», где продавались также вино, водка и папиросы, а вытоптанная земля была засыпана окурками, подсолнечной и рыбьей шелухой. Воронцова с девицами проводили долгими, пристальными взглядами. Кто-то бросил вслед шутливое замечание, грохнул смех.

    Нина с подругой как ни в чем не бывало продолжали обсуждать прелестные свойства панбархата и паншифона, крепсатина и креп-марокена. У поворота на реку их догнала «прикрепленная» от предприятия «Победа» главного инженера. За рулем сидел шофер, на заднем сиденье Ангелина Лазаревна, а всё остальное пространство было заполнено корзинками, свертками и кастрюльками.

    Служебная машина Гакова уже стояла у реки. Водитель выгружал свернутый трубой ковер, самовар, посуду. Жена директора бережно разворачивала тарелки, упакованные в бумагу. Дети бегали между деревьев.

    Сам Гаков в стороне курил и негромко беседовал с незнакомым сухощавым человеком в серой кепке, в клетчатом пиджаке. Левая рука незнакомца в черной перчатке свисала вдоль туловища. Воронцов тут же понял, что перед ним однорукий майор, которого прислали из Ленинграда для расследования убийства Ищенко.

    — Товарищ Воронцов? Давно хотел познакомиться! Аус, Юри Раймондович.

    Рукопожатие майора было не мягче и не тверже необходимого, это не понравилось Алексею. Голубовато-известковые глаза улыбались, это настораживало.

    — Странно, давно.

    — Что, простите?..

    — Давно хотели познакомиться и не вызвали меня повесткой… Да, по вопросу гибели шофера Ищенко — имею стопроцентное алиби. В тот вечер я был помещен в больницу с воспалением легких.

    Аус рассмеялся, заражая смехом подбежавших детей.

    — Подготовился!

    Алексей поморщился от животного визга, который бегом понесла в перелесок миловидная девочка в синих бантах и белых носочках. Подумалось: майору лет сорок с небольшим. Значит, в тридцать седьмом — двадцать пять. Конечно, тогда уже состоял на службе. Расследовал, готовил основания для обвинений, допрашивал. Тем же спокойным, доброжелательным взглядом смотрел в глаза, ослепшие от страха, от яркого света направленной лампы. Интересно, как потерял руку. Впрочем, что мне за дело! Наплевать.

    Подошла Ангелина Лазаревна, с кислой улыбкой обратилась к Воронцову:

    — Напрасно вы тащили патефон, я бы послала водителя с машиной. Не нужно потакать капризам Ниночки, она привыкла истязать мужчин. К тому же все иголки стерлись, а портить новые пластинки я не дам. Вы, может быть, не знаете, но патефонные иголки — страшный дефицит!

    Нина, помогавшая подруге расстилать на траве газеты под скатерть, услышала, вскочила, вынула из кармана коробочку, потрясла с победным видом.

    — Иголки есть.

    — Откуда? — изумилась мать.

    — Секрет!

    Тем временем на скатерти оформлялся богатый стол с домашними соленьями и пирогами, перченой колбасой и прозрачными ломтями сала на фарфоровых тарелках. Шофер директора вынес из машины казанок дымящегося плова и целый противень с кусками жареной курятины. К месту сбора подходили новые гости — парторг с женой и сыном, главный энергетик комбината, начальник милиции Лозовой.

    Гаков открыл бутылку вина, сосчитав хлопочущих у стола и рядом женщин, разлил по стаканам. Мужчинам водка в пузатые стопки. Детям — лимонад «Дюшес». Комсорг Ремчуков помогал Ниночке наладить патефон, невзрачная подружка доставала из конвертов пластинки с красными бумажными наклейками, богато тисненными золотом.

    Гаков поднял стопку — та же пустая трескотня, что целый день лилась из черных репродукторов. Неужели сам верит в то, что говорит? Директор человек неглупый, дотошный, проницательный. Многое повидал.

    И всё же верит, решил Воронцов. Слова укрепляют стены непрочного храма. Директор из тех немногих, кто понимает: без этой не рассуждающей крестьянской веры глиняный колосс обрушится и погребет их всех под обломками.

    Кто еще? Лица дышали пьяной радостью весеннего теплого дня, предвкушением гастрономических излишеств. Женщины не в счет, они текут за мужьями, как водоросли за рыболовной сетью. Лозовой, Ремчуков, главный инженер Бутко? Эстонец Аус — вот кто знает твердую цену словам. Для такого убить человека — точно гусеницу раздавить.

    «А для меня? Мне ли судить человека, которого вижу впервые в жизни?»

    Усмиряя внезапную дрожь щек и верхней губы, Воронцов хватил водки. Взял кем-то поданную тарелку, встал у дерева и начал закидывать в рот еду, почти не заботясь о том, как выглядит в глазах окружающих.

    Патефон зазвучал неожиданно громко, над речкой поплыла мелодия фокстрота «Цветущий май».

    Краем глаза Алексей видел, как Нина закрутилась на ровной полянке у берега. Взлетела расклешенная юбка, высоко оголяя ноги в тонких чулках со швом. Подбежала, влезла под опущенный взгляд вырезом платья, взволнованно дышащей грудью.

    — Идемте танцевать, Алексей Федорыч!

    Выхватила из рук тарелку, поставила на землю. Почти насильно обняла.

    Было неловко, даже неприятно касаться полной, с уже намечающимися складками спины этой мещанской Венеры, держать ее пухленькую потную ладонь. Ждал окончания музыки, но Ремчуков запустил пластинку снова, видя, что Лозовой и Гаков с женами только начали танец.

    — Вы так смотрите, будто презираете меня, будто я для вас падшая женщина, — горячечно шептала Ниночка. — А ведь вы совсем, совсем меня не знаете! Я не могу жить без мечты, я даже хотела ехать на Север с экспедицией, если б не мое здоровье. А вы такой холодный, равнодушный человек! Думаю, если бы я погибала на ваших глазах, вы бы мимо прошли, даже не посмотрели.

    — Но вы же не погибаете.

    — Ах, я умираю, умираю! — она повисла на руках Воронцова, изображая мелодраматическую сцену. Он пошатнулся, пытаясь удержать крепко сбитое тело, оба едва не упали.

    Нина распрямилась, рассмеялась невпопад, заливисто, громко. Побежала вдоль берега, схватив за руку некрасивую подругу.

    Алексей с облегчением убедился, что женский интерес Ниночки в данном случае направлен на кого-то другого, присутствующего на пикнике, а сам он лишь выполняет функцию раздражителя. Интересно, кого она пытается заставить ревновать? Впрочем, не интересно совсем.

    Закуска пробудила аппетит, он присел на край ковра, выбрал кусок румяной курицы, взял пирог. Приметил на фарфоровом блюде с синей каймой шоколадные пирожные-эклеры.

    — Так вы, Алексей Федорыч, приобрели себе бостона на костюм? — кажется, второй раз за вечер поинтересовалась Ангелина.

    — Никак нет, — ответил весело. — Не люблю серый цвет. Вы скажите, когда завезут зеленый или розовый, я, пожалуй, возьму.

    — Всё шутите!

    — Товарищ Воронцов, а ведь заявка твоя вернулась, с резолюцией, — не прекращая жевать, сообщил Бутко. — Дают бригаду расконвоированных, кто идет под амнистию. Новое начальство подписало.

    Латинские мотивы зазвучали с пластинки. Ниночка танцевала в обнимку с подругой, Гаков ввинчивал штопор в горлышко бутылки крымского вина. Недоверчивая радость поднималась в душе Алексея вместе с ощущением сытости и приятного опьянения.

    «Допустим, ты прав, — размышлял сам с собой, — тут повсюду разлита пошлость. Рукава-фонарики, начесы и накрашенные губы, хрустальные салатницы и креп-сатин, немецкий сервиз с накладными картинками, на картинках — жеманные толстые бабы в античных нарядах.

    Выходит, ради этого сдвигались исторические пласты. Гибли, уничтожали друг друга, истощались непосильной работой миллионы людей? Шли войны, революции, писались тома сочинений?

    И до сих пор стоят рабочие у обжигающих мартенов, глотают в шахтах угольную пыль; физики расщепляют атом, медики побеждают возбудителей тифа и чумы. Для чего же? Чтобы ценой немыслимых жертв на трон этой жизни вновь была посажена Ниночка, бессмертный типаж провинциальной светской львицы?»

    И тут же возражал себе: «Нет, ты не можешь осуждать людей, изголодавшихся по сытой жизни, по жареной курице, теплой постели с периной и кружевным подзором. Когда ты ешь с ними хлеб, пьешь их вино, одновременно презирая их обычаи, ты сам становишься пошляком и подлецом. Эти люди с простыми мещанскими радостями, с их задушевными песнями и чувством общности, и есть соль земли. Без них — пустота, разрушение, хаос».

    Основательный Гаков, хитроватый Бутко, доблестный Лозовой, их женщины, их дети — вот крепкая основа мира. И не Воронцов, измученный вопросом беспросветной конечности жизни, не усталый циник доктор Циммерман, не уголовник Лёнька Май, который из всех хозяев выбирает самого бесчеловечного, являются залогом продолжения круга смертей и рождений. Дай в руки кому-то из них такую же власть, что имеет директор Гаков, всё полетит в тартарары.

    «Дадут расконвоированных! — тут же вспомнил Алексей. — Как бы сделать, чтоб записать его в бригаду?»

    Алексей один налил себе и выпил водки. Музыка, запах реки и весенней земли — всё волновало обещанием новой тревоги, душевных смут, несбыточного счастья.

    Про ясные зорьки над городом Горьким пел хрипловатый баритон, и за столом подпевали, и Воронцов слышал в общем хоре собственный голос, хотя не мог не чувствовать ложь и невозможность этой песни. Песня должна была умереть в мире, пропахшем горелым мясом, дымом немецких концлагерей; в мире, где ковш экскаватора сгребал в траншеи трупы отравленных газами детей и женщин. В том мире, где сделался нормой чудовищный ужас доносов, арестов, резиновых жгутов, которыми отбивают от костей живое мясо. Где сотни тысяч каторжников обречены на рабский труд и безвестную смерть.

    В то же время он чувствовал непререкаемую правду, выраженную в простых словах и музыке, и неизбежно сам включался в круг поющих, становился частью единой общности советских людей, которая в другие минуты казалась ему существующей лишь на плакатах, в газетных передовицах, на киноэкране.

    Затем на фоне светлого, розовеющего неба явился ангельской породы юноша, державший на плече пиджак. Он сел на край ковра неподалеку от Воронцова, но есть не стал, только пригубил лимонад из стакана. Алексей жадно и быстро ощупывал взглядом его лицо — очерк бровей, лепку век, складку губ. Чтобы запомнить, присвоить, утащить в свой тайный угол и затем в одиночестве, в тишине, перебирать воспоминания, возобновляя в душе то чувство страстного благоговения, которым сейчас переполнялось всё его существо.

    — Я — чайка! Нет, не то! Я — актриса, — вскрикивала Ниночка, пробегая между деревьями с газовым шарфом в руке. — Вы смеялись над моими мечтами! И мало-помалу я тоже перестала верить! Я пала духом… А тут заботы любви, ревность, постоянный страх!..

    Гаков закуривал папиросу, закрываясь ладонями от ветра с реки, и освещенное огоньком лицо вдруг показалось Алексею незнакомым, старым, угрюмым. Ангелина выясняла у майора Ауса, где теперь его жена и есть ли дети; особист отвечал уклончиво.

    Откуда это? Да, конечно, Чехов. «Чайка». Нина, очевидно, помнила этот монолог с экзаменов в театральное. «Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился».

    Женщины обсуждали фильм, который должны были вечером «крутить» на площадке у «старого» клуба.

    — Снова «Русский вопрос». Одна политика. Скучный, даже песен нет!

    — А я слышала, будет новая комедия. «Майская ночь, или Утопленница».

    — Этот фильм мы с Ниночкой смотрели в Ленинграде. Там играют все какие-то новые, я их не знаю. И главную роль дали совсем невзрачной девице. Даже один военный подошел после сеанса и сказал, что наша Нина гораздо интереснее, что ей бы нужно сниматься, — Ангелина Лазаревна понизила голос. — Я иногда жалею, что муж не позволил ей делать карьеру актрисы.

    — Так стоит посмотреть?

    — Если вы любите Гоголя. Только это не комедия, а вроде сказки. Можно даже с детьми.

    Был разлит из самовара чай, съедены пирожные. Из разговоров можно было понять, что молчаливый юноша приходится Гакову племянником. На Комбинат тот приехал вместе с матерью всего на несколько дней.

    Касание ветра, радуга над водопадом. Что ж, тем драгоценней минута, не омраченная тайной влюбленностью, ревностью, стискиванием зубов. Ведь есть уже гвоздь, саднящий душу, вороной масти, с нахальным, всё понимающим взглядом. И нет покоя, нет надежды, одна тревога и боль.

    Воронцов отвернулся и прикрыл глаза рукой, заметив, что фотограф Кудимов ходит между гостями и щелкает затвором камеры. Готовились делать общий снимок, Ангелина Лазаревна сгоняла гостей в кучу под живописными березами. Алексей встал за спинами, в момент вспышки опустил лицо.

    Шоферы собирали посуду, гости стали прощаться.

    Аус и Лозовой уехали на милицейском «козлике» с брезентовой крышей. Семейство Бутко погрузилось в «Победу» вместе с противнями и корзинками, остальные пешком отправились на киноплощадку смотреть «Майскую ночь».

    Воронцов давно опоздал на автобус, решил ночевать в рабочем общежитии, где всегда имелась свободная койка. Голова разболелась с непривычки от водки, от пустой болтовни. Он повернул к реке.

    Вечер был нежный и тихий, плыл сладковатый запах черемухи. Алексей долго стоял один, смотрел на реку. Думал о Маевском, которого не видал уже больше месяца, представлял несбыточные картины. Знал, что на деле ничего этого не случится, а будут лишь новые опасности, хлопоты и препятствия. Будет тяжелая работа и вечный гул немецкой речи в тяжелых, беспокойных снах.

    У моста из тени плакучей ивы вышла Ниночка, будто подкарауливала.

    — Прогуливаетесь, Алексей Федорыч? Мне тоже захотелось воздухом подышать. Мои домой поехали, а я вышла. Вы сейчас куда?

    — В общежитие.

    — Я вас провожу.

    Воронцов не нашел, что ответить. Молча зашагал в сторону домов. Нина шла рядом. Сломала ветку — отмахиваться от комаров.

    — Темнеет уже. Я думала, всю ночь будет светло.

    Алексей молчал. Она вздохнула.

    — Хорошо вам живется, Алексей Федорович.

    — С чего вы это взяли?

    — Да потому что никого вы не любите, не страдаете душой.

    Воронцов покосился на ее румяные щеки, глупый валик волос надо лбом. Ниночка вдруг вскрикнула, пошатнулась, схватившись за его рукав.

    — Ах! Я, кажется, ногу подвернула!

    Алексей поддержал ее. Началась суета: поиски соскочившей туфли, вскрики и междометия, запах пота и жасминовых духов, крепкая ступня и щиколотка в капроновом чулке со швом. Алексея переполняло чувство досады. Он прекрасно понимал, для чего Ниночка устроила этот спектакль, и злился, что приходится подыгрывать.

    — Вы можете идти? Я провожу вас домой.

    — Все-таки вы совсем бесчувственный человек!

    С удивлением Алексей увидел, что она плачет. Неловко обшарил карманы, достал платок. Она взяла.

    — Алёша… Можно называть тебя на «ты»? Знаешь, любовь такая вещь… Ты сам можешь не любить, но не можешь отказаться, чтоб тебя любили!

    Она повернулась и, рыдая, чуть прихрамывая, пошла по дорожке обратно в сторону моста. После некоторого колебания Алексей догнал ее.

    — Нина, я прошу вас, идите домой. Уже поздно, вас могут обидеть.

    — Глупости какие! Что со мной случится?

    Нина вытерла глаза.

    — Прощайте, Алёша. Не надо, не ходите за мной!

    Воронцов повернул на освещенную улицу, направился в сторону общежития. Из сумеречных дворов слышались пьяные крики, свист, песни под гармошку.

    Возле семейных бараков, которые в июле шли под снос, гуляла большая компания рабочих с Комбината. Плевали подсолнечной шелухой, булькали в стаканы самогонкой. Толстая рябая девка, кажется судомойка, выплясывала перед гармонистом. Ее пудовые груди под ситцевой рубашкой подскакивали, то разлетаясь, то стукаясь друг о друга.

    
     
      Надоели мне бараки,

      Надоели коечки.

      Надоело мне-ка, девушке,

      Гулять без дролечки.

     

    

    Воронцов ускорил шаг, стараясь не встречаться глазами, не смотреть в лица. Но его нагнал истошный, визгливый голос:

    
     
      Как у наших у ворот,

      У нашей калитки

      Удавился толстый жид

      На суровой нитке!

     

    

    Грянул хохот, и на душе стало тягостно, смутно, будто легло предчувствие беды.

    На другой же день город и окрестные поселки облетела ужасная новость. В отхожей яме за семейными бараками было найдено тело Ниночки. Как позже определила экспертиза, молодую женщину задушили, отрезали язык и уже мертвой воткнули в грудь заточенный деревянный кол.

    Безутешным родителям пришлось узнать еще одну скорбную подробность. Нина была на третьем месяце беременности.
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    Часть 3. Лето
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     Чужое горе
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Убийство секретарши Гакова встряхнуло Комбинат. В администрации, в цехах, у пивного ларька и в очереди к молочной бочке шепотом передавали друг другу жуткие подробности смерти молодой женщины. Клубился страх, расползались слухи. Известно стало и о беременности Нины. Гадали, кто отец ребенка — местный, чужой? Вспоминали, что за последние полгода дочка Бутко ездила к тетке в Ленинград, бывала в Риге.

    Обсуждая местных, в отцовстве подозревали главного энергетика Созина, известного ходока по женской части, комсорга Ремчукова — «в тихом омуте черти водятся» — и даже самого директора Гакова. Но главное подозрение у досужих кумушек вызывал инженер ОКСа Воронцов, с которым видели дочку Бутко тем вечером на тропинке в березовой роще.

    Тася не верила, что Алексей может быть причастен к смерти Нины. А насчет беременности — кто ж теперь дознается, чей это ребеночек погиб вместе с матерью? Даже баба Зина, уж на что охочая до сплетен, и та уклонялась от предположений.

    — Соромное дело — не камни ворочать, охотников вдосталь. Не этот, так другой.

    Разговор заканчивала своей любимой присказкой:

    — Не хитро насрать в ведро: дужку отворотил да полное и наворотил.

    На другой день после убийства, получая наряды в главном здании, Таисия видела мельком, как следователь Аус с двумя милиционерами осматривал приемную, шкафчик Нины, стол с бумагами.

    Больно было смотреть, как начальница профкома Ангелина Лазаревна, обычно расфуфыренная и строгая, теперь стоит опухшая от слез, в спущенных чулках и несуразной кофте. Майор задавал вопросы тихим дружелюбным голосом, и та что-то отвечала, показывала бумаги на рабочем месте дочери, всхлипывая и сморкаясь в мужской платок.

    Дня через три, выходя из столовой, Тася снова увидала неприметного майора. Свесившись из окна первого этажа, он курил папиросу. Поздоровался.

    Как раз тем утром Таисия думала про объявленную в газетах амнистию, про «дело врачей», вдруг признанное ошибкой. Копилось в душе недовольство. Раз уж те обвинения, прозвучавшие на всю страну, не имели твердых доказательств, что говорить о рядовых делах? Осмелев, звонко спросила:

    — Когда убийцу-то будете искать, товарищ следователь?

    — Прямо сейчас и начнем, — с улыбкой пообещал майор.

    От улыбки этой Тася осмелела, уперла руки в бока, как делала, бывало, родная бабка — «семейный командир».

    — Оно понятно. Невинных-то проще хватать, пока бандиты ходят на свободе!

    Майор пыхнул напоследок папиросой. Бросил окурок.

    — Отпустим вашего мужа, товарищ Котёмкина, не беспокойтесь.

    — Когда? — удивилась Тася.

    — Завтра. Приходите часа в четыре. Я подготовлю бумаги.

    Аус хотел сказать что-то еще, но Тася быстро накинула платок на голову и торопливо зашагала в сторону прачечной.

    Не знала, радоваться или печалиться. Выходит, сама напросилась встречать Игната. Как бы Котёмкин не подумал, будто хочется ей вернуть его назад. Нет, Игнат. Можно склеить разбитую чашку, да вот пить из нее не получится — протечет сквозь трещины.

    В прачечную привезли большую партию постельного, срочный наряд. Отмывали пятна, сушили, гладили. Тася едва хватилась — шесть часов, надо бежать в административный корпус.

    Думая поскорее разделаться, Таисия в полчаса перемыла два коридора и лестницу, добралась до приемной. Следователи натоптали, пришлось два раза менять воду, тряпкой собирая с крашеных досок глину и песок.

    Мыла пол внаклонку, напевала что-то, не думая. Разогнулась, локтем убирая волосы с глаз, вздрогнула от неожиданности. В дверях своего кабинета стоял директор Гаков.

    Крупный, видный мужчина и держится как хозяин. Крепкий подбородок с ямочкой посередке, волос густой, серебро на висках, а брови черные, прямые. Люди боятся этих бровей, сурового взгляда — Таисии приходилось видеть, как перед директором мокрой мышью дрожали инженеры, мямлили рабочие с пудовыми кулаками; как теряло свою заносчивость столичное начальство.

    Только вот отчего Гаков ссутулился, будто пришибленный? И глаза растерянные, детские. Тася вдруг сердцем ощутила исходящее от него горе, как чувствуют жар или холод. Испугалась чего-то.

    — Извините, я думала, все ушли.

    — Это вы извините, что напугал. Делайте свою работу, — достал папиросу.

    Таисия ополоснула тряпку в ведре, намотала на швабру. Сжав плечи, чтоб уменьшить свое присутствие в пространстве комнаты, споро прошлась по углам, вымахнула мелкие бумажки из-под стола. Обмела ковер. И вдруг услыхала за спиной сдавленный звук.

    Гаков сидел на кожаном диване. Возле ног — рассыпанный табак, вдрызг размятая, так и не прикуренная папироса. Рыдал беззвучно, кусал кулак. Седеющие волосы на голове распались, клок повис надо лбом.

    Что же такое случилось, что плачет при чужой женщине большой, могучий, почти всесильный мужчина? Нарушение всех основ жизни — в этом рыдании.

    Обтерев руки о халат, Тася подошла.

    — Да что же вы?.. Что случилось?..

    Гаков замолк, отер лицо. Хотел что-то сказать, но в следующий миг вцепился руками в свои волосы и взвыл, уже не сдерживаясь.

    В растерянности Таисия схватила его голову, прижала к груди — как утешала сына в детском горе.

    Гаков рыдал, захлебываясь, содрогаясь, обняв женщину, всё крепче прижимая ее к себе. Тася гладила его по волосам, шептала слова утешения, сама всё боялась — вдруг кто-то войдет? Наконец мужчина затих, словно прислушиваясь к чему-то, что было у нее внутри.

    Всё, что случилось дальше, показалось таким естественным и вместе с тем невероятным, что сознание само собой вымарывало из памяти события по мере их осуществления. Гаков обхватил ладонью грудь Таси, погладил трепещущими пальцами. Раскрыл вырез ее рабочего халата. Прижался мокрым лицом.

    Усадив на диван, поцеловал ее, обхватывая губы своими солеными от слез губами. Подталкивал, наваливался сверху, неловко пытаясь отстегнуть чулок.

    С дивана съехала кожаная подушка. В неловком объятии мужчина и женщина сползли вниз, на ковер, еще влажный после мытья.

    В сознании Таси мешались пронзительная жалость, обморочный страх и стыд за всё происходящее, особенно за свой неказистый лифчик — старенький, тесный, надставленный сзади куском бельевой резинки. Гаков тяжело дышал, обшаривая руками ее грудь, живот и бедра. Так суетно, неумело, долго он возился с одеждой, что Тася сама помогла, обнажилась, где он хотел, открылась навстречу.

    Гаков вошел в нее, мелко содрогаясь всем своим большим тяжелым телом, и замер. Он лежал так долго, словно бы уснул. Но Тася чувствовала, как из глубины ее лона в тело мужчины струится сладкий колыбельный покой.

    Медленно высвободила она затекшую руку. Гаков начал двигаться, всхлипывая и бормоча невнятные слова. И на влажном дощатом полу, выкрашенном бурой охристой краской, Таисия приняла в себя его мертвое горе и живое семя.
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     Пуповина
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Пионерские кружки открылись в городе, в новом Дворце культуры. Сразу несколько девочек из класса записались на курсы домоводства. Когда Эльзе упомянула об этом за ужином, матушка глянула пристально в ее лицо, ничего не ответила.

    Эльзе сделала так, что к ним в гости зашла черноволосая Айно, дочка мельника, который стал при новой власти председателем совхоза. Мать нажарила tortillid — ржаных лепешек, подала чай.

    Не замечая, как варенье течет по ее круглому подбородку, Айно болтала разные глупости. Кроме прочего, рассказала, что на курсах учат кроить и шить не хуже, чем в ателье, на занятиях много эстонских девочек и для работы дают бесплатно нитки и бязевое полотно. Еще рассказала, что до Комбината пустили рейсовый автобус, а всем, кто ходит на курсы, сделали пропуска с печатями.

    Мать промолчала и в этот раз. Но Эльзе запомнила, как внимательно та слушала про швейные и вязальные машинки в классе, про то, что девочкам разрешают забирать готовые вещи себе.

    В субботу Осе и Вайдо пошли топить баню и носить из колодца воду к одинокой старухе Михалке — за это им всей семьей разрешалось помыться после хозяйки. Собирая в узел чистое белье, не глядя на Эльзе, матушка спросила:

    — Хочешь пойти на курсы и шить вместе с Айно?

    — Если ты позволишь, — боясь спугнуть счастливую минуту, девочка опустила глаза.

    Братья вернулись, разговор оборвался. Однако было видно, что в голове у матери какая-то забота.

    В бане матушка усадила Эльзе на полку, сама намылила ей голову, как не делала уже давно. Для крепости и приятного духа сполоснула волосы заваренной в кадушке nõges — свежей крапивой. Достала ridge — столетний деревянный гребень с резным узором. Проводя по длинным влажным волосам дочери, заговорила негромко, ласково:

    — Что ж, не век тебя держать у своей юбки. Можешь записаться на курсы, я не возражаю. Но будь осторожна с чужими людьми, не подпускай их близко. Помни всегда — они принесли в наш дом беду, разлучили с твоим отцом и братом.

    Эльзе помнила — под волосами у нее остался след от медной пуговицы чужака. Ранка давно зажила, но небольшое утолщение можно было нащупать пальцами. По счастью, мать, приметливая на мелочи, не углядела шрама.

    В тот день, когда Ищенко напал на Эльзе, мать ездила в Кохла-Ярве. Зная ее характер, братья решили ничего не рассказывать. Вайдо и Осе отмыли сестру, отчистили ее одежду, заштопали порванные чулки и пришили новые пуговки к платью. А день спустя, тайно и быстро, лесные партизаны совершили казнь над чужаком.

    Расчесав свои волосы, мать толкнула разбухшую дверь старой бани, выплеснула за порог крапивные листья. И, чего тоже давно не делала, обняла Эльзе, поцеловала в голову.

    — Бог, девочка, все наши видит грехи, даже в помыслах. Всё тайное станет явным, всё скрытое выйдет наружу. Чистой держи себя, доченька. Ничего от меня не скрывай.

    На дворе темнело, свет едва проникал сквозь мутное оконце под потолком рубленой бани, и матушка не заметила, как щеки Эльзе, ее маленькие груди и живот порозовели от стыда.

    С мая девочка тайно получала письма от Павла. Айно помогала ей — забирала конверты на почте. Сокровеннее этой тайны в жизни Эльзе не было ничего. Ни близнецы, ни братья-партизаны, сидящие в бункере, не знали об этом.

    Павел писал о своей жизни. О поступлении в университет, о прочитанных книгах, о футболе. О московском метро — подземных храмах, отделанных мрамором и скульптурой. После экзаменов он обещал приехать к дяде на Комбинат и остаться до августа. В одном конверте он прислал переписанное от руки стихотворение, в другом — набор открыток с видами Москвы.

    Открытки эти поразили Эльзе. Замки и дворцы, как из древней сказки, казались невероятно огромными в сравнении с людьми-муравьями и жуками-машинами. Она подолгу рассматривала здание на Смоленской площади, Спасскую башню Кремля, высотку на Котельнической набережной и новое здание Университета. Ей не верилось, что этот сказочный город существует на самом деле, что люди могут запросто жить и работать в таких домах.

    Но Павел писал, что ходит по этим улицам и даже бывал в Кремле. Он обещал, что покажет Эльзе Москву, самый светлый и прекрасный город мира, столицу самой лучшей в мире страны СССР, где люди живут свободно и счастливо.

    Письма Эльзе прятала в лесу, в дупле большого ясеня, чтоб доставать и перечитывать по дороге в бункер. Но открытки, не удержавшись, принесла домой и сунула в соломенный матрас. Перед сном потихоньку разглядывала их и представляла, как вместе с Павлом гуляет по сказочному городу, задирает голову к небу, чтобы увидеть Ruby tärni — рубиновые звезды на остроконечных башнях. Душу тревожил чужой язык, журчащие имена: Кремль, Сокольники, Пречистенка, Якиманка.

    Эльзе вспомнила письма Павла сейчас, надевая полотняную рубашку, застиранную до прозрачной тонкости, заштопанную в нескольких местах. Сама не знала, как решилась высказать то, о чем думала в последнее время.

    — Мама, ведь не все чужаки плохие люди… Есть такие, кто не желает нам зла.

    — Что ты сказала? — мать повернулась, лицо ее дышало гневом. — Запомни, глупая девчонка, чужаки пришли, чтоб уничтожить наше племя! Тысячи эстонцев сослали в Сибирь! Их повесили, расстреляли! А русские взяли их собственность — дома, хутора, заводы и фабрики!

    — Не только эстонцев ссылают, — дрожа от волнения, но чувствуя упрямый дух противоречия, шепнула Эльзе. — Братья говорят, что русские заключенные живут тяжелей, чем немцы и эстонцы. Их ставят на самую черную работу. А солдаты Омакайтсе служили в СС, убивали евреев…

    Мать ударила ее по губам, так сильно, что Эльзе почувствовала во рту привкус крови. Никогда раньше матушка не поднимала на нее руку, и девочка сжалась, застыла от изумления.

    — Ложь чужаков в твоей голове! Ты предаешь своих братьев, которые заживо гниют в лесах и болотах! Знай, скоро настанет день судного гнева! Огромные корабли придут в наши воды, большие войска сойдут на берег, с ними вернутся твой отец и брат… Чужакам не будет пощады! Месть восстает из руин!

    Бледное лицо, искаженное гневом, вдруг показалось Эльзе незнакомым и страшным. Будто не матушка перед ней, а безжалостный Libahunt — оборотень, вселившийся в человека.

    — Горе тому, кто предаст свою землю и предков, — из горла матери звучал железный голос, от которого стыла кровь. — Уйдешь к чужакам — значит, ты мне не дочь. Так говорю тебе я, Мара Сепп.

    
Вечером за ужином и на другой день матушка не сказала Эльзе ни слова, избегая даже смотреть в ее сторону. Душу заливала обида, поднималось упрямое чувство противоречия. Девочка вспоминала тесный, пропахший несвежим бельем и сыростью бункер, вечно потупленные взгляды Осе и Вайдо, безнадежность в глазах двоюродных братьев. Разве кто-то из них еще верил в прибытие кораблей? Нет, они просто боялись высунуть головы из болота.

    Чужаки сильны, как великаны, и готовы делиться с другими силой и мощью. А крестьянские парни, которые ушли в леса после войны — никакие не рыцари, а просто глупцы, которых одурачили пустыми обещаниями дурные люди. Может, и Худой не прячет рацию в лесу, не держит связь с могучими врагами СССР, как он рассказывает. Может, он вовсе не диверсант, не координатор центра разведки, а просто обманщик. На Комбинате убили женщину — об этом говорили в школе. Эльзе была почти уверена, что это дело рук Худого.

    Нет, Павел не такой, — думала девочка. Юный комсомолец верит в будущее счастье, прямо смотрит людям в глаза. И здания-дворцы, и мосты над реками, и те прекрасные слова, что льются над Москвой в песнях и стихах, — они не могут быть обманом.

    А матушка? Что ж, она просто стара. Ей не слышно движения времени, она живет одними прошлыми обидами. Бог простит ее. Со временем она поймет.

    Так думала Эльзе в конце этого странного дня, засыпая в своей постели. Рукой она нащупывала и гладила картонку с открытками Москвы, мысленно посылая привет русоволосому Павлу.

    Девочка всё еще слышала во рту вкус крови и чувствовала себя щенком, который перегрызает материнскую пуповину.
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     Цветы-колокольчики
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Во вторник Таисия отпросилась с работы, пошла в милицию. На проходной спросила Ауса. Вышел лейтенант Савельев — тот холеный оперуполномоченный, что вел допрос по делу Ищенко. Осмотрел ее брезгливо: «Ждите». Она присела на скамейку во дворе, глядя, как входят и выходят из здания милиционеры. Ожидала увидеть майора, но тот не появился. Игната вывели через полчаса.

    Муж похудел, сдулся изнутри, обвис лицом. Щеки красные, в прыщах, в черных ямках. Затхлый запах от телогрейки и сапог, будто их сняли с лежалого мертвеца.

    Смотрел угрюмо, в сторону. Ни радости, ни облегчения, одна собачья тоска в глазах. Не спрашивая ни о чем, Тася повезла мужа к себе на Тринадцатый поселок.

    В автобусе было свободно, но Игнат не захотел садиться. Встал у окошка, уставился на дорогу, двигая челюстями. Вспомнила Тася из детства — бобыль Тимоша, «порченый мужик», отравленный газами на империалистической войне, вот так же морщил губы, языком во рту перебирая дырки от выпавших зубов. Тимоша служил в колхозе пастухом, жил в деревне на самой окраине, один с лохматой овчаркой. Сторонился людей, носил при себе неизжитое горе. Мальчишки дразнили увечного, а Тася жалела, хоть и побаивалась.

    Теперь Игнат жевал губами и глядел мимо лиц, будто в свое болящее нутро — как есть «порченый мужик». И запах от его дыхания шел тяжелый, гнилостный — чужой. «Часом, вздернется под лестницей, как тот Тимоша, напугает детей», — подумала Таисия.

    Дети ждали отца. Николка завидел из окна, по коридору выбежал навстречу, хотел приласкаться. И отступил, поглядев в лицо Игната.

    Настя окликнула братца, увела за печку. Мол, сиди, играй с черным щенком. Собака эта одна выжила из помета, который Игнат собирался утопить.

    Пока Таисия умывалась и поливала на руки мужу, Настя вынесла еще горячий чугунок картофельной похлебки с луком, накрыла на стол, отерла салфеткой ложки. «Как взрослая, — подумала Тася. — Не отца встречает, мужика».

    Пока Игнат ел, неловко скособочившись на стуле, Тася нагрела воды, поставила таз на середину комнаты. Отправила ребятишек во двор погулять со щенком. Достала чистые простыни.

    — Раздевайся, помоешься.

    — Не лезь! — Котёмкин скрипнул зубами. — Не видишь, худо мне!

    Таисия не отступилась. Подошла, силой подняла его руки, начала раздевать, как лежачего больного — закатала и сдернула вверх гимнастерку, черную от пота нижнюю рубаху.

    Игнат застонал. Тася ахнула: возле крестца и внизу ягодиц Игната вспухали горячими холмами пять или шесть красно-сизых карбункулов.

    — Что ж ты молчал?

    — Стыдоба… От чирьев помираю! — Игнат всхлипнул, припал к ее плечу. — А зудит, Таюха, мочи нету! Спасай хоть как…

    Таисия осмотрела карбункулы. Два самых крупных уже почернели в середке, прочие лезли наружу гнойными головками. Как бы не заражение крови! Врача бы вызвать, да не поедет новая докториха ночью на Тринадцатый поселок. А беспокоить Циммермана ради такой непочтенной болезни неловко. Решила справляться сама.

    Заставила Игната встать в таз, осторожно обмыла, обернула простыней. Подбросила в печку дров, выскочила вылить за забор черную, в жирной пленке воду. На обратном пути стукнулась к соседу.

    — Алексей Федорович, нет ли у вас водки или самогона?

    Тот стоял в накинутом на плечи пальто, растерянно моргал.

    — Что-то случилось? Я слышал, Игнат вернулся.

    Тася молча кивнула. Воронцов слегка приподнял тонкие брови.

    — Да, водка есть… немного спирта, для компрессов.

    — Одолжите, пожалуйста.

    Воронцов подошел к самодельному шкафчику, отомкнул ключом дверцу. Тася успела заметить, что вся верхняя полка шкафа забита бумагами, вроде как чертежами. Он достал аптечный пузырек на двести граммов.

    — Если чем-то нужно помочь…

    Тася взяла пузырек, теплый от прикосновения его руки. Ах, Алёша, неужто обо мне тревожишься? Или так спросил, из вежливости?

    — Да ничего, сама справлюсь. Благодарствуйте, отдам.

    Игнат лежал на постели ничком, зарывшись лицом в подушку.

    — К анженеру бегала? Курва…

    Пока Тася точила ножик на камне, Игнат бубнил в подушку скверные слова, одно противнее другого. Видно, от тепла и сытости развязался язык, припомнились былые обиды. Выходило, что Таисия виновата во всех его страданиях: заела жизнь, лишила здоровья, упекла в острог. Дошел до того, что и детишек прижила ему на стороне.

    Тася помнила время, когда оскорбления мужа доходили до сердца, ранили несправедливостью. Но теперь Игнат ругался без всякого отзыва, будто воздух молотил. Однако когда муж сильней возвысил голос, в дверь стукнулся, заглянул Воронцов.

    — У вас всё хорошо, Таисия?

    — А заходите, Алексей Федорович, — позвала она, вдруг осмелев. — Вот Игната из тюрьмы выпустили, чирья по всему филею. Думаю вскрыть, а то как бы внутрь не прорвало.

    Инженер подошел, хмуро, но без страха и даже с некоторым сочувствием осмотрел фурункулы на теле лежащего Игната.

    — Дело дрянь. Давно это у вас?

    — Тебе что за печаль? Пришел глазеть! А ну как встану…

    — Лежите, Котёмкин. Вам тут помочь хотят, а вы сквернословите, как дикарь. — Воронцов обратился к Таисии: — Может, его в больницу отвезти?

    — Я сама, тут дело нехитрое. Вот только что за руки его подержите.

    — Погодите-ка, сейчас.

    Воронцов вышел, вернулся с жестяной кружкой. На дне плескалась вода. Подал Игнату.

    — Выпейте.

    — Чего это?

    — Морфий. Выпейте, поможет.

    Игнат осторожно глотнул, поморщился.

    Воронцов придвинул к кровати два табурета, Тася села. Игнат снова выплюнул ругательство, но успокоился, сопротивления больше не оказывал. Алексей посмотрел на Тасю, кивнул.

    — Кажется, подействовало. Можно начинать.

    Тонкими руками Воронцов сжал запястья Игната. Таисия спиртом протерла, полоснула ножом самый крупный карбункул. Игнат дернулся всем телом, прикусил подушку.

    — Молчите, вам уже не больно, — проговорил инженер гипнотическим голосом.

    Тася вскрыла три черных нарыва, выдавила гной, почистила. После прикрыла раны марлей, прибинтовала.

    Котёмкин подвывал, сучил ногами, но Воронцов крепко прижимал его плечи и голову. «Сам худой, а сила-то большая этакого борова держать», — с неуместной нежностью подумала Тася. И не испугался, не побрезговал помочь.

    Вслух сказала:

    — Спасибо, Алексей Федорович. Уже не знаю, что бы делала без вас.

    — Мне не трудно, не стоит благодарности. Главное, чтобы ваш муж поправился.

    Как по стеклу скребнул — «ваш муж». Знает ведь, что всё у них с Игнатом кончено, разведено. А может, ревность в нем заговорила?

    Глянула в лицо инженера, которое от усилия было слегка покрыто испариной. Залюбовалась румянцем, тонким очерком ноздрей и губ. Тут же охолонулась, будто услышала голос покойной бабки: «О чем мечтаешь, несуразная? Выбрала время, соромница!»

    Инженер ушел, отказавшись от чаю. Игнат притих. Начался дождик, ребятишки вернулись продрогшие, испуганные. От собаки пахло мокрой псиной.

    Повечеряли. Тася легла с Настёнкой, Николку уместили в ногах.

    Дождь как начался с вечера, так всю ночь сыпал в окно, стучал по крыше барака.

    Спал Игнат беспокойно, стонал во сне. Таисия раза три за ночь вставала к нему, трогала лоб рукой — нет ли жара. Уже на рассвете, когда подошла, Игнат вдруг крепко схватил ее промеж ног, вцепился всей пятерней.

    — Добрая ты, Таська, ко всем добрая, кроме меня, — зашептал, потянул к себе на кровать. — Обогрей ты мою душу. Истосковал, мочи нет. Тюрьмой весь пропах…

    — Тьфу на тебя, что удумал!.. Дети проснутся.

    — А мы тихонько, Таюшка. Помнишь, как на сеновале, в первый-то разок?..

    Теплым облачком, будто травяная пыль из сундука, в памяти взлетел тот вечер. Как заперли их в подклети жениховые дружки. Как Игнат подхватил ее, повалил в душистое свежее сено, начал вдруг щекотать. Шептались, возились, как дети малые — знали, что за дверью подслушивают гости и родители жениха. Только на заре, когда свадьба, так и не дождавшись выноса простыни, перепилась да уснула, Игнат поцеловал жену долго в губы, а после уж сладко, бережно приступил к любовному делу. Счастливой была их первая ночь, да не счастливой выдалась жизнь.

    — Ты хучь любила меня чуточку?..

    Тася вздохнула всей грудью.

    — Как не любить…

    И это правда — всем телом, всей душой предалась молодому мужу, босая за ним побежала бы на край света. Да только за прежним Игнатом, плясуном и певуном, а не за этим «порченым», угрюмым.

    Куда ушла его веселость, легкий нрав? Видно, в черную воронку неспокойной совести. До дна мужика выпил лагерь, а что осталось — водка добрала.

    — Приголубь меня, Таюха. В остатний раз. Чувствую, не жить мне… Чего-то будто лопнуло во мне.

    Шевельнулась жалость, залила сердце. Эх, Игнат, опоздал ты с лаской да приветливым словом, перегорело всё внутри. Спохватилась — вдруг Настёнка проснется? Выросла девка, всё понимает. А за соседней стеной спит инженер Воронцов… Отдернулась, хотела подняться.

    — Глупости, куда тебе, больному?

    Игнат губами ткнулся в ее шею, в самое ухо зашептал:

    — Дай мне, Таюшка, напоследок. Пожалей…

    Он говорил и мял руками ее живот под тонкой рубашкой. Тася сначала отпихивала, отрывала от себя руки мужа, но был он так принижен и жалок, что причинить ему новое унижение ей показалось жестоким, словно ударить нищего-побирушку. Вздохнула, отвернула голову к стене.

    Возились молча, чтоб не разбудить детей за занавеской. Игнат давил ее, хлопал пузом, будто хотел весь войти, спрятаться в теплом чреве. Таисия кусала губы, жалела о своей минутной слабости. А Игнат вдруг начал сквернословить, будто нарочно топтал память о первой их ночи, о духмяном клевере, о соловье на высокой березке.

    — Противно тебе? Рожу воротишь? С инженером-то слаще? Заела жизнь мою, змея подколодная….

    Проснулся щенок, пробежал по комнате, стуча когтями по деревянным доскам. Таисия ткнула мужа в бок кулаком.

    — Тише ты, скотина!

    Игнат бубнил, как пьяный:

    — Всей роте давала, сука бесхвостая… И Циммерману… И шофер этот проклятый, Ищенко, видать, к тебе привадился! Я через блядство твое пострадал…

    Игнат наконец истек семенем внутри ее живота. Замолчал. Отстранился от женщины, отвернул лицо, уткнувшись в свой локоть.

    Тася поднялась, накинула платок на плечи. Взяла расческу с умывальника, встала у окна. Чесала волосы, разбирая запутавшиеся узлы. Щенок поскуливал, тыкался в ноги, просился гулять.

    Дождь всё лил, не переставая. Стоячая лужа растеклась по двору, затопила цветы-колокольчики, которые Настёнка высадила у забора.

    Сквозь разводы на стекле Тася смотрела во двор — на черные, обитые горбылями сараи, на покосившийся забор из тех же тесаных горбылей. Безысходность виделась в этой привычной глазу картине. И молодость ее, думала Тася, как эти чахлые колокольчики, не успев расцвести, погибала.

    Игнат снова захрапел, а ребятишки проснулись. Щенок полез на кровать, Настя гнала его — знала, что мать будет сердиться.

    Начинался субботний день. На дороге загремела тележка с бидонами, послышался крик разносчицы — в поселок привезли совхозное молоко. Таисия вытерла слезы жесткой рукой, подколола волосы и принялась раздувать остывшую печку.
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Вечное проклятие человека — несбыточное ожидание. Воронцов вспоминал, с каким нетерпением ждал лета, как жил одной надеждой на освобождение из карцера зимы. Но вот пришло лето, расцвело, раскинуло по небу шелковые флаги облаков. И жарой придавило, пылью забило дыхание, пыткой мозольной разъело ноги.

    Рабочие дни сделались безразмерными. Начальство подгоняло, к ноябрьским праздникам намечали сдать Восьмой участок — квартал жилых домов по улице Маяковского. По вечерам в своей комнате Алексей сверял проектную документацию, готовил отчеты для ревизионной комиссии.

    Ночью мучили дурные мысли, жара, комары. Снились штабелями сваи, кирпич, канавы и трубопроводы. Днем снова мотался по объектам, срывал голос, кашлял от строительной пыли.

    Одни разочарования принесла и затея с аварийной бригадой. После семи кругов бюрократии, согласований и подписей, Воронцов наконец попал к новому начальнику колонии и смог отобрать по спискам девятерых расконвоированных. Азначеев выразил сомнение, что у молодого инженера получится приставить к делу блатных, но заявку подмахнул.

    Слишком поздно выяснилось, что таджик и башкиры, осужденные кто за кражу лошади, кто за мелкий разбой, худо понимали или же делали вид, что не понимают по-русски. Двое братьев из городка Щекино Тульской области, получившие срок за ограбление винно-водочного магазина, тоже оказались неспособны к сколько-нибудь сложной работе — самые простые указания им приходилось растолковывать по нескольку раз.

    Обучить бригаду ничему не получалось, ставить на аварии было нельзя. Бригадиры из вольнонаемных отказывались иметь дело с таким тяжелым контингентом. Пришлось отправлять бесконвойных на простейшие задачи: земляные работы, разгрузка стройматериалов, черновая отделка.

    Впрочем, если шестеро «мужиков» хоть как-то закрывали наряды, трое «воров», которым представился случай соскочить с режима в ожидании амнистии, с первого дня «пошли в отрицалово». В рабочее время они резались в карты, пили портвейн, спали или болтались по городу, за что Воронцов уже не раз получал устные выговоры от начальства ОКСа.

    Маевский, разумеется, ходил в троице блатных.

    Если бы Воронцов мог заранее предполагать, каким мучением станут для него каждодневные встречи с Лёнечкой, он никогда не ввязался бы в эту затею. Нет, Маевский не устраивал припадков, как истеричный молдаванин Бочур — тот в ответ на каждое слово лез вперед лысой башкой, тыкал пальцами воздух и неопрятно брызгал слюной, доказывая свою правоту. Он не ерничал сквозь зубы, вызывая общий смех, как пожилой вор Зайцев, прозванный за сходство с покойным наркомом «дедушка Калинин».

    Но всякий раз на утренней поверке или вечером, на приемке работ, когда Алексей уговорами и угрозами пытался хоть как-то наладить работу расконвоированных, Маевский утыкался в него взглядом из-под прикрытых густых ресниц и смотрел, не отрываясь, перекатывая веточку в зубах.

    Этот взгляд сбивал, выводил из равновесия. Инженер начинал кричать, башкиры испуганно приседали, туляки угрюмо вешали головы, Зайцев насмешничал, Бочур взрывался потоком оправданий. А Маевский лишь морщил щеку в чуть заметной ухмылке. Встречаясь с ним глазами, Алексей чувствовал, как в животе обрывается пустота, будто съезжаешь с горы — или как перед голодным обмороком.

    Напрашивался один выход — исполнить многократно повторенную угрозу и конвоировать воров обратно в расположение ИТЛ, а прочих отдать на земляные работы вместе с лагерным контингентом. Однако Алексей всё затягивал с решением, пустив дело на самотек.

    Бригаду перебрасывали с объекта на объект, Воронцов перестал бывать на площадке, занимался бумажной волокитой. В конторе случайно услыхал, что «блатная бригада», как прозвали в ОКСе бесконвойных, осела в шестнадцатом доме по улице Жданова. Возвращаясь с аварийного участка, обещал себе пройти мимо, но всё же в какой-то апатии повернул на стройку.

    Полдень плавился жарой, трещали кузнечики. На соседней площадке перекликались каменщики, скрежетала по щебню тачка с песком. Но шестнадцатый дом молчал. В корыте с гашеной известью мокли малярные кисти. Ступени были истоптаны белыми подошвами.

    В окне первого этажа показался таджик Худойкулов. Алексей с трудом добился от него ответа, где все остальные.

    — Зайц ушла, Боч ушла. Туляк-башкир другой бригадир взял. Мы белая тут всё.

    Это «всё» включало и самого Худойкулова, с ног до головы испачканного известью.

    — Значит, ты здесь один?

    — Зачем один? Туда иди, третья этаж, там смотри, — испуганно моргал таджик.

    «Не пойду, что мне там делать? — решил Воронцов. — Надо в контору, сдать накладные». Но в следующую минуту он уже поднимался по лестнице без перил.

    Шаги гулко звучали в пустых дверных проемах. С третьего этажа открывался вид на море. Воронцов пошел сквозь комнаты по цепочке белых следов. Увидел в дальнем помещении козлы, ведро с известкой. В луче солнечной пыли брошены кирзовые сапоги.

    Ветер с моря свободно летел сквозь дом, и синее небо, будто нарезанное кусками, выпирало из распахнутых окон. Маевский спал на ворохе телогреек в углу.

    Обнаженный выше пояса, босой, он лежал, раскинув колени, локоть за голову. На груди и предплечьях синели наколки. Звериное совершенство продолговатых мышц, расслабленной позы. Сквозь нефтяной привкус сланцевого масла в воздухе пробивался запах животный молодого тела.

    В комнате было тихо, только жужжала муха, попавшая между рамами распахнутого окна. Воронцов бесшумно подкрался к спящему. Словно магнитом его потянуло склониться, разглядывая наколки и слушая легкое дыхание, втягивая ноздрями звериный дух.

    Лицо молодого вора, во сне чуть размякшее, детское, светилось безмятежным счастьем. Губы приоткрылись, влага блестела на зубах.

    Воронцов смотрел. Мгновение остановилось.

    Маевский открыл глаза.

    Видел во сне закопченный котелок, огонь. Он сам, десятилетний, с тем, настоящим Лёнечкой Маевским, лежали рядом на полу вагона-телятника, который развозил зэка по лагерям. Баюкал детей неспешный ход поезда. Мягче перины казались оструганные доски, до черноты пропитанные грязью, пахнущие потом тысяч и тысяч человеческих тел. Ноздри щекотал дымок над варевом, в котором булькали и шевелились кости.

    Взрослым, нынешним, прыгал жиган с подножки вагона. На станции встречал его оркестр, начальник колонии Азначеев в довоенном френче с золотыми петлицами. Жали руки, поздравляли с освобождением. Отметившись в конторе, свободным человеком он шел на завтрак в столовую, где для него одного накрыт был уставленный кушаньями стол.

    Котлеты, творог с изюмом, сметана в граненом стакане, горошек в банках, черная икра. Хрустальные рюмки, портвейн, вино, гора бутербродов с колбасой и сыром. Всё будто нарисованное на картинках кулинарной книги, листал которую в кабинете Циммермана.

    Выстроились у стола и соперничают за внимание Лёнечки поварихи, буфетчицы, судомойки. Все рады ему, для него нарядились, взбили волосы, осветленные пергидролем. А впереди всех голая мясистая девка в чудной высокой короне. Пляшет, трясет грудями, манит белыми руками, блядской улыбкой.

    Лёнечка смотрит вокруг и не знает, что ему прежде сделать — черпнуть полную ложку икры, забить рот белым хлебом или схватить похабную девку за срам, который вот она уж выворачивает для него наружу.

    Чужое присутствие рядом он услышал лагерным чутьем за минуту до пробуждения. Пальцами ног шевельнул, подтянул колени, готовый вцепиться в кадык или же отскочить, как пружина. Открыл глаза.

    Воронцов отпрянул.

    Они смотрели друг на друга. Лёнечка потянулся, расправляя мышцы. Бесстыжая девка всё плясала перед глазами, и, словно бы не просыпался, Маевский приподнялся на своем мягком троне и рукой, испачканной известью, прихватил Алексея за шею. Медленно и сильно потянул вниз.

    Воронцов уперся рукой в стену.

    — Вы что себе позволяете…

    — Будто тебе непонятно?

    Дальнейшее стало продолжением сна и осуществлением сновидений. Меловой привкус во рту, движение планет, столкновение, крушение прежнего мира.

    На молодом теле вора выбриты все волосы, и на бедре еще одна наколка — череп, горящая свеча. Сознание раздвоилось. Алексей уже несомненно ощущал в себе присутствие чуждой, мощной воли. Некто посторонний управлял его телом, горячим, жидким и пульсирующим, как магма.

    — Nein, nein. Du musst das nicht tun…

    Лёнечка окаменел на секунду, услыхав от инженера немецкую речь. Звериным чутьем он понял, что нельзя прерываться, а нужно прижимать, давить, расстегивать, хватать за волосы случай, пока он подвернулся. А после уж решать, что делать с этой в руки ему упавшей тайной.

    Алексей же в эту минуту перестал быть собой и даже не заметил, как под ними лопнул мешок с известкой и белая пыль поднялась в воздух, скрывая то, что должно быть скрыто.
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Мой замысел осуществляется успешно. Три капсулы сознания, три расщепленных гомункулуса ведут обособленное существование, почти непроницаемые друг для друга.

    Они имеют не только различный функционал, но и характеры, привычки, голос, лицо, походку настолько индивидуальную, что случайный свидетель, видевший одно из моих проявлений в отдельности, вряд ли сможет узнать меня в другом качественном состоянии.

    Мой фаворит — Анубис, или Õhuke, «Худой», как называют его эстонские штурмовики. Эталон бесчеловечности, Анубис чрезвычайно хитер, жесток и проницателен. Он упивается властью над людьми и предпочитает осуществлять убийства чужими руками.

    Инструменты психологического воздействия, которым я обучался по книгам, Худой использует виртуозно. Он оценил потенциальную угрозу, которую стал представлять Ищенко, завербованный мной для сбора полевой информации.

    Примитивная эротомания Ищенко помогла осуществить весь план. В личных разговорах Худой несколько раз наводил шофера на мысль о легкой доступности насилия над пятнадцатилетней Эльзе Сепп, которая имеет привычку ходить по лесу без сопровождения.

    Дальнейшее развитие событий оказалось выгодным для вовлечения в круговую поруку братьев Сепп и прочих участников националистической подпольной организации.

    Скрываясь в лесах на протяжении нескольких лет, бойцы сопротивления совершили ряд тяжких (для советского закона) преступлений. Под руководством Анубиса было разработано и осуществлено убийство эстонского коммуниста Анвельта и его семьи, а также ограбление почты и устранение женщины-почтальона. На счету ячейки также несколько убийств, поджоги, уничтожение колхозного урожая, взрыв памятника Ленину в одном из поселков, запугивание местного населения.

    Однако следует отметить, что в последнее время участники сопротивления весьма деморализованы. Советская власть укрепляется, и местное население привыкает к такому положению вещей. Люди все меньше верят в помощь Запада, и мечты о независимости прибалтийских стран носят всё более абстрактный, отдаленный характер.

    Под давлением этих обстоятельств отряд может объявить о самороспуске в ближайшие месяцы, а возможно, недели. Задача Анубиса — не допустить этого и с максимальной выгодой использовать партизан в своей игре. Для этого я запросил Центр о переброске из Англии в лесные районы Эстонии диверсионного отряда с необходимым количеством взрывчатки.

    Мой второй симулякр, которому я дал агентурное прозвище Гарпократ, продолжает исполнять служебные обязанности на Комбинате. Живет неприметной обывательской жизнью, на хорошем счету у начальства. Сексуальные отношения с Ниной Бутко, секретаршей Гакова, позволили ему получить доступ к важнейшим секретным документам.

    После перемещения на территорию Великобритании эти материалы станут для меня пропуском в мир Большой Разведки. Мои амбиции велики — но они соразмерны моим талантам, познаниям, аналитическому уму. Центр обязан будет удовлетворить их после успеха операции.

    Гарпократ наладил систему сбора компрометирующего материала. В этом ему содействуют доносчицы Меркулова, Качкина и целый ряд полезных дураков, готовых утопить соседа из одной зависти к новым сапогам. Исследуя чужие пороки, он подчинил своей воле целую группу сотрудников предприятия. Ему доверят руководство Комбината, он вхож в любые кабинеты. Он продолжает разрабатывать способы давления на потенциальных исполнителей масштабной диверсии на заводе. Я подробно информирую Центр об этих планах и в ближайшие дни ожидаю прибытия связных.

    Однако наиболее важные сведения я приберегаю для будущей торговли. Мой мозг — контейнер с ценной информацией. Поэтому я должен быть эвакуирован с советской территории наиболее безопасным способом. Только тогда британская разведка получит полную картину представлений о циклах ядерного производства в СССР.

    
Внушая координаторам представления о ценности «Гарпократа», я выдаю лишь небольшие порции сведений о структуре, технологиях, практических наработках и новых открытиях в области атомной промышленности. Оказавшись в руках спецслужб Великобритании и США, я смогу начать торг. Мои способности, энергия и личные качества должны открыть мне путь к руководящим должностям в системе разведки. Гарпократ, зная немецкий и эстонский, всё дальше продвигается в изучении английского языка.

    Третий симулякр под агентурным именем Осирис представляет наибольшую опасность для равновесия моей игры. Он выбрал путь Пророка нового духовного учения — почти независимо от моей воли. Тайная секта, основанная им, представляет собой разношерстое сборище пассивных животных. Их жажда повиновения воистину примечательна, а глупость неизмерима. Идейная база секты представляет собой мистическую выжимку из всех известных мне религий, от манихейства до тотемных культов. Посвящение в некие «тайны бытия», угрозы, круговая порука, жертвоприношения и особые сексуальные практики — вот механизмы подчинения стада.

    Однако Осирис, кажется, сам начинает верить в эзотерическую чепуху, которой пичкает адептов. Основа его философии — иерархическое устройство мира, в котором каждое из существ имеет предопределенность и связано с прочими существами во Вселенной. Поднимаясь по «лестнице совершенствования», он ищет закономерности существования зла и добра. Мистическое мышление, отчасти свойственное мне, в случае Осириса становится первостепенным инструментом познания, за которым уже на вторых ролях следуют разум и воля.

    Мне кажется, Осирис склонен к фатализму. В нем ощущается усталость. Порой мне кажется, что я теряю над ним контроль.

    Я опасен — в этом моя сила. Но расщепление сознания на множество монад начинает угрожать и моему существованию. Я наблюдаю у Осириса суицидальные настроения, что не способствует стабильности этого симулякра.

    Впрочем, до сих пор он был полезен, и отказываться от налаженных им связей я не намерен.

    Близок день, когда будут сброшены маски и в капсуле моего сознания вновь соединится божественное триединство Анубиса, Гарпократа, Осириса. Я обрету неведомое доселе могущество.

    Ищи темное в темноте, исследуй неизвестное с помощью непознаваемого.

    Я был великим скитальцем. Теперь я возвышаюсь над богами.
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В народе реформы, которые так поспешно начались после смерти вождя, вызывали ропот и недоумение. Многих возмущало такое внезапное прекращение дела врачей, первые реабилитации, угроза массового освобождения уголовников. Гакова же тревожила остановка важных строек, ограничение полномочий Особого совещания при МВД.

    По дороге на работу, встречаясь, здороваясь с мастерами и цеховыми начальниками, расспрашивал, выслушивал жалобы. Поспешная передача строительных главков из руководства МВД всем добавила неразберихи и лишней бумажной работы. В ближайшее время Комбинат ожидало сокращение рабочей силы, этот вопрос обсуждался в райкоме.

    А новости всё катились сверху, будто гудела, приближаясь, снежная лавина.

    Колебания воздуха, признаки скрытой, но жестокой борьбы в руководстве доходили до низовых ячеек. Сражались за верховенство три могучих зверя государства, будто сказочные кит, лев и слон — ленинско-сталинская партия, армейский генералитет и всевидящая тайная власть с Лубянской площади. Победа в этой борьбе должна была определить дальнейшую жизнь страны. Гаков, как и многие, опасался, что опустевшее кресло вождя достанется Берии. Бог знает, куда повернет страну Лаврентий, сосредоточив в своих руках единоличную власть.

    Гаков помнил, как был впервые вызван на Лубянку в марте 1947-го. В пустой холодной комнате без окон, где стояли обтянутый кожей дубовый стол да неказистый табурет, он провел несколько трудных часов. Перед ним лежали три пухлые папки. Секретные распоряжения, выдержки из докладов, переводы публикаций западных газет — информация об атомном проекте СССР свалилась на него огромной массой. В тот день было подписано его назначение директором строящегося завода по добыче и переработке редкоземельных металлов.

    Дрожь сердца и напряжение мышц своей крепкой спины чувствовал Гаков, осознавая, какую гигантскую ответственность доверили ему партия и советский народ. Работы он не боялся, руководить людьми привык. Но дали ему в руки не угольную шахту, не лесопилку. Первый рубеж обороны. Уран, рождающий титанов для главной и последней битвы…

    Страшная гибель Нины всё еще не укладывалась в голове, саднила душу. Но в приемной Гакова уже сидела новая секретарша, Анна Глебовна — горбатенькая, низкорослая старая дева. Она перешла в делопроизводители из отдела кадров и сразу навела порядок в секретарском хозяйстве.

    В кабинете, получив аккуратно разобранную почту и стакан крепкого чая с лимоном, Гаков развернул свежий номер «Правды». В Москве в эти дни начинался Пленум ЦК КПСС, от которого многие ждали поворотных решений. Но узнать что-то важное из газет было не просто.

    Передовица объявляла, что по стране — в украинских селах, на предприятиях Урала, в крупных городах — с успехом проходит подписка на новый заем. На Кубани началась уборка хлебов. На заседании ВЦСПС осуждали милитаристскую политику США.

    После короткой планерки Гаков вышел посмотреть, как разгружают новое оборудование для Центральной химлаборатории. Подошли женщины с шестого участка, пожаловались на непорядок. Экскаваторщик на «хвостах» начал копать траншею под трубы, открылись захоронения — кости, черепа.

    — Всю неделю мимо ходим! Жуть пробирает, особенно вечером.

    — Чего кипиш подняли, дуры? — ухмылялся шофер Гаманюк в грязной майке, с папиросой во рту. — Кости — та же труха. Круговорот материи в природе.

    Женщины продолжали возмущенный гвалт. Гаманюк подмигнул директору.

    — Собака и та умней бабы. На хозяев не лает!

    После обеда Арсений сам отправился на злополучное место и застал там фотографа. Этот замкнутый немолодой мужчина оформился в городе больше года назад. Делал съемки для архива Комбината, рисовал транспаранты для праздников. Держался особняком, вроде инженера Воронцова, и тоже не имел семьи. Гаков не сразу вспомнил его фамилию — Кудимов.

    Похожий на цаплю, худой и долгоносый, с блестящей проплешиной в окружении неопрятных кудрей, Кудимов ходил по раскопанной траншее с большим немецким фотоаппаратом и делал снимки вскрывшихся захоронений. На вопрос, для чего фотографировать кости, занервничал, стал бормотать невнятицу про указания то ли из месткома, то ли от комсомольского секретаря Ремчукова по жалобе работниц.

    — Это же… Надо же выяснить откуда… Может, солдаты. Или что.

    Гаков заглянул в могилу. Снял шляпу. Останки, перемешанные ковшом экскаватора, еще сохраняли кожные покровы. По обрывкам серого тряпья можно было понять, что хоронили их полуголыми, без гробов.

    Фотограф нацелился и щелкнул директора, стоящего над ямой.

    — Прекратите, Кудимов! — рассердился Арсений. — Идите, займитесь служебными обязанностями! Еще не вздумайте в газету поместить.

    Сутуля плечи, повесив длинные руки, Кудимов съехал с горки траншеи, загребая землю ботинком. Гаков еще постоял, глядя на кости. Из земли торчала тряпка с набитыми цифрами и латинскими буквами. «Немецкие дела», — подумал с некоторым облегчением. Знал, что в окрестностях было немало нацистских лагерей.

    Он возвратился в кабинет. Отстучал второму заму распоряжение — послать в военный архив и начальнику ИТЛ-1 запрос с координатами находки, а пока останки перезахоронить на местном кладбище.

    В седьмом часу, когда уже собирался домой, зазвонил телефон министерской связи. Этот аппарат, не так давно установленный, использовался в особо важных случаях. Один такой повод состоялся в марте, когда Ванников лично сообщил ему о тяжелой болезни Иосифа Виссарионовича.

    На этот раз звонил Авраамий Завенягин. Поздоровался, коротко спросил о делах. И сообщил, что арестован Берия, Мешик, семья Лаврентия, все близкие маршалу люди. Что раскрыт чудовищный заговор — Берия планировал привезти в Кремль водородную бомбу и под угрозой взрыва арестовать членов ЦК. Предупредил, что завтра в газетах объявят о действиях Берии, направленных на подрыв советского государства в интересах иностранного капитала.

    Авраамий говорил бессвязно, запинаясь, как выпивший человек. Голос дребезжащий, монотонный, будто звон ложки в стакане, который слышишь сквозь сон в ночном поезде.

    Мол, на заседании Президиума ЦК Хрущев, Маленков, Молотов и Каганович обвинили Лаврентия в злоупотреблении властью, фабрикации липовых дел, промышленном вредительстве и связи с иностранными разведками. Будто уже выпущен указ за подписью Ворошилова о снятии Берии со всех постов и лишении всех наград и званий, а в Москву введены по тревоге Кантемировская и Таманская дивизии для предотвращения провокаций.

    Напоследок Завенягин сказал, что уже вызван для допроса Ванников и сам Авраамий, наверное, завтра будет арестован. Просил сжечь все бумаги со своей подписью. Бросил трубку.

    Эти новости были так чудовищно невозможны, что Гаков сразу поверил каждому слову. За собой он не чувствовал вины, но понимал, что тень столь страшных обвинений раскинется по всему руководству Спецкомитета.

    В ухе звенело, перед глазами плыли цветные точки.

    Гаков нашел на связке ключ, открыл сейф, вынул бутылку коньяка. Налил и выпил рюмку. Мельком вспомнил постыдную минуту с уборщицей Таисией.

    Страстно, до судороги в позвоночнике, захотелось, чтобы женщина оказалась рядом. Слышать ее запах, осязать белую, чуть влажную, как пшеничное тесто, плоть. Чувствовать жаркую мякоть нутра. И чтоб ее легкие руки обняли голову и голос шепнул слова утешения.

    Как еще не рожденный ребенок, он бы спрятался в ее теле от жизни, от жестокой необходимости делать выбор между злом и еще большим злом. Нина, Таисия — обе горячие, мягкие. Лишенные той девической стыдливости, которая так расхолаживала в интимной близости с Идой.

    Гаков выпил еще.

    На верхней полке стопкой отложены были анонимные доносы. Измененным почерком, печатными буквами обвиняли в убийстве Нины мастера очистных сооружений Губанова, оперуполномоченного Савельева, заведующую продмагом Арутюнян. Разумеется, инженера Воронцова и — вчера подбросили письмо — доктора Циммермана, который якобы возглавлял заговор евреев-сионистов против советского народа.

    Гаков взял было папку с письмами из министерства, но, так и не открыв, положил обратно. Руки его дрожали.

    Что бы там ни вычитали в этих распоряжениях за подписью Берии, уничтожение таких бумаг — прямое должностное преступление. Да и копии хранятся в архивах, с печатями, под замком. Думать о том, глупость ли сморозил пьяный Завенягин или же намеренно хотел его втравить в подсудное дело, Гаков не хотел. Страшно было от одной мысли: если его снимут с должности, кто же продолжит начатое? Кто откроет фонтан на площади и памятник героям войны? Кто достроит общежития на улице Чкалова и засадит город сиренью, рябиной и кленами? Кто полюбит эту землю как свою, кто устроит жизнь этих людей — родных, измученных болью прошлого и тяжелым трудом, только начавших просыпаться для счастья?

    Со стола упала книжка, открылась на странице с шахматными задачами. Гаков поднял, машинально взглянул — на доске всего шесть фигур. Мат в два хода, конь рубит ферзя.
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Со дня смерти Сталина что-то разладилось в мире. Море колыхалось тяжело и гулко, чайки по утрам заводили похоронный плач.

    Торговки скупали соль, спички и крупу. На рынке, в магазинных очередях шептались о подорожании, о забастовках на фабриках в ГДР, о захвате целых городов Сибири освобожденными уголовниками. Арест Берии, объявленный в газетах, пугал не меньше, чем война.

    И в прачечную к Зине повадились ходить две старухи-торговки, явился обдерганный мужичок с жидкой бородкой, обликом и манерой похожий на попа. Шептались в углу, читали шепотом засаленные книжонки. Тася как-то подошла из любопытства, прислушалась — будто церковное, жития святых.

    С начала июня Квашня стала отлучаться из прачечной. Говорила, что ездит в Усть-Нарву лечить больные ноги, но Таисия не верила. Злилась, что приходится ворочать кипятильные котлы в одиночку, задыхаясь мыльным паром.

    Злость вошла в душу и легла под сердцем после случая, о котором Таисия никому не рассказывала, но вспоминала часто, кусая губы и чувствуя, как жар поднимается снизу живота.

    Было это две недели назад, во время болезни Игната. Зинаида исчезла с утра. Таисия провернула, высушила и нагладила два мешка казенного исподнего, бросила замачиваться ворох тяжелых наматрасников и собралась пойти в столовую на обед, как вдруг услыхала за спиной железный лязг. Обернулась и ахнула. В дверь вошел и тут же запер ее на засов смуглый цыганистый парень в картузе с козырьком, в порыжелом бушлате, из-под которого виднелась тельняшка-рябчик. Уголовник, зэк, стоял и нагло скалился сахарными зубами; Таисия заметила в ровном ряду чуть выступающий клык.

    — Чего тебе? — от испуга она крикнула хрипло и тонко, будто чайка в окно.

    Тот молча распялил руки и пошел на нее, всё улыбаясь, пританцовывая каблуками по полу. Животная страшная сила катила впереди его движения, будто жар от костра.

    Тася схватила длинный ковш, черпанула кипятка.

    — Обварю!

    — А плещи, красивая! Всё одно жигану пропадать!

    Тася замахнулась было, но не смогла плеснуть в лицо, метнула воду веером, только замочила брызгами бушлат. Чернявый с силой схватил, отвел ее руку. Облапил, прижался устами к устам мокро и сладко.

    На Тасе одна сорочка под халатом, а задохнулась, будто шубу навалили. Толкнула было в грудь насильника, да запрокинулась, и как отшибло ум и память. Казалось, черный бес целует ее в шею, шепчет горячо:

    — Любушка, лебедушка моя!

    Из какой сказки-небыли выпорхнуло ласковое слово? В который раз шептал его Лёнечка, обжимая тугие груди молодыми, крепкими руками? Человечью природу сплевывал, как папиросу с губы, обнажал на свет звериную безжалостную силу.

    Не дав очнуться, жиган крутанул, повернул ее к себе спиной, толкнул, уперев щекой в теплый край кафельной печки. Задрал подол, обнажил полные белые ляжки. И всей силой въехал в раскрытую женскую плоть, будто ножик воткнул.

    Тася вскрикнула, забилась. Жиган сунул ей в рот растрепавшуюся косу, оцарапав десну холодной шпилькой.

    — Тише, любушка, голубушка моя! Пожалей ты мою буйную головушку.

    Тася выплюнула шпильку изо рта, глотнула воздуха. Теперь уж делать нечего — терпела привычно, как сносила пьяного Игната, когда наваливался ночью с мужскими надобностями. Только Игнат справлялся быстро, а этот присосался пиявкой, крутил, подталкивал, въезжал всё глубже, будто шахту копал. Выпростал из халата ее груди и всё гладил, нашептывая бесстыжие, ласковые слова.

    Тася взмокла, обессилела в его руках. Поплыли круги перед глазами, замерцала желтизна. Сладко и неотвратимо внутри нее пробуждалась сила зверя. И тот зверь, с которым спаривалась она, уже не уговаривал человечьим языком, а рычал и всхрапывал, донимая до самой глубины нутра. Вздох вырвался, словно высвобождая из нутра тесную тяжесть, которая давила душу много месяцев. Сомлела уже не от страха — от животной радости любви, которой прежде не знала, не ведала.

    Далеко, возле комендатуры, послышался лай собак, и Таисия откликнулась, взвыла, будто ухнула в черную пропасть, обрызганную кипящими вспышками звезд.

    Очнулась спустя время на каменном полу. Халат намок в остывшей воде, юбки на голове, между ног саднит горячо и мокро. Дверь приоткрыта, и незваного гостя уж след простыл — не окликнул, не попрощался.

    Оправилась, поднялась. Глянула в осколок зеркала у печки. И вдруг усмехнулась некстати сама себе: «Красавица!»

    И правда, с бледным подбородком и примятым рубцом на щеке, с блуждающим взглядом и растрепавшейся толстой косой, была она хороша неузнаваемой, бесовской красотой. Внутри ее будто лопнул нарыв, и ни стыда, ни обиды не чувствовала больше Тася за то, что делал с ней молодой урка, а за несколько дней до того директор Гаков и нелюбимый муж Игнат. «Глядите же вы у меня», — вдруг подумалось ей весело.

    В воскресенье Таисия поехала в Таллин и купила на толкучке отрез немецкого крепдешина и лаковые туфли-лодочки. На сдачу взяла у перекупщицы початый тюбик губной помады и черную тушь для ресниц.

    Увидав ее впервые с подкрашенными губами, Зинаида хмыкнула:

    — Помятай, девкя, не в том углу сидишь, не те песни поешь.

    — Уж не вам бы про углы-то, тетя Зина, — отрезала Таисия. — Сектантство развели, еще меня с вами притянут.

    Квашня помолчала, помешивая в баке белье. Свернула цигарку из вонючего местного табака-самосада, глянула в окошко.

    — Да, праздничек — черно-черно, инда синё…

    С моря и правда надвигалась грозовая туча.
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События государственной значимости катились как с горы, отвлекали от дел ленинградское начальство. А следователь Аус рад был задержаться в эстонском городке. Заручившись письмом от школьного товарища, прокурора республики, он второй раз продлевал свою командировку. Расследование пока не давало результатов, но Юри постепенно сужал круг подозреваемых, изучал людей и текущую обстановку. Он чувствовал, что загадочные убийства на Комбинате могут иметь весьма значимые политические причины.

    Жил майор в доме начальника местного отдела милиции. Из вежливости отказывался, но Лозовой настоял на своем. Поставили раскладушку на просторной веранде, снабдили гостя всем необходимым.

    Щитовой домик еще дореволюционной постройки, чудом уцелевший при обстрелах, стоял неподалеку от моря, в сосновых дюнах. До войны дом сдавали под дачу, во время оккупации здесь жили немецкие офицеры, и бытовые условия, особенно в сравнении с шумным, не всегда трезвым рабочим общежитием, представлялись майору Аусу настоящим курортом. И сердце не давало знать о себе, почти забылась тянущая боль, которую приходилось укрощать валидолом в самые неподходящие моменты.

    Особенно свободно стало, когда жена капитана Лозового, школьная учительница, вместе с двумя ребятишками уехала на каникулы к теще в Тульскую область. В дом приняли молодого оперативника Жураву, который ждал комнаты в новом доме, а пока был рад пожить на природе, в компании опытных товарищей.

    Здесь Юри мог делать в саду гимнастические упражнения, обливаться холодной водой, бороться в шутку с молодым сержантом, не пряча от посторонних глаз своей культи. Руку ему оторвало еще до войны, во время облавы на бандитов. Преступник, бывший офицер учебной части, убегая, бросил гранату. Кисть Ауса отрезало осколком, его товарищ погиб. Из-за увечья хотели отправить его на пенсию, но с началом войны вернули в должность — сказалась нехватка специалистов. Деревянная рука хоть и не заменяла живую, но думать не мешала. А в работе следователя главным инструментом всё же оставалась голова.

    Холостая жизнь с Лозовым и Журавой сложилась более чем прекрасно. Завтракали кашей, домашним творогом, на ужин варили сосиски или макароны с тушенкой, иногда немного выпивали. По вечерам Журава уходил на свидание к невесте, и майор с капитаном курили на крыльце, вспоминали юмористические случаи из практики, травили анекдоты.

    — Слыхал про двух пилотов в воздухе?

    — Ну?

    — Пилот спрашивает: «Ты карты взял?» Штурман отвечает: «Взял, конечно. Две колоды».

    — А тот что?

    — Эх, снова по пачке «Беломора» лететь…

    Жизнь походная, будто на привале перед атакой.

    В глубине души майор Аус убежден был, что именно такая жизнь подходит мужчине, который в молодые годы не обзавелся семьей, не оброс мещанским бытом. Сам он был из таких. Бобыль, закоренелый холостяк.

    Впрочем, куда бы он ни поехал, рядом всегда появлялась женщина, готовая принять его в любой час дня и ночи. Даже укорял себя за то, что пользуется бабьей тоской, обездоленностью военной. Много повидал красивых, добрых, одиночеством придавленных женщин.

    Задержаться с какой-нибудь из них не случилось, да и не хотелось. Где-то в дальнем углу души майора, очерствелой к людям, вытоптанной подошвами чужого горя, сидел росток мечты о внезапном чувстве. В книжках читал, как это бывает — вдруг окатит, словно дождевой водой с куста сирени, переменит всю жизнь. Но любовь не приходила, да и трудно было представить такое с его работой. По службе приходилось наблюдать простейшие виды женской породы — глупых жен номенклатурного начальства, обманутых девиц, воровок и проституток всяких возрастов и обличий.

    Здесь, на Хуторе № 7, впервые за долгое время он встретил женщину, которая сдвинула в душе какой-то важный клапан.

    Закуривая самокрутку от одной спички с Лозовым, разворачивая газету «Труд» с панорамой нового германского города Сталинштадта, Аус чувствовал на своем лице прикосновение влажного морского ветра и вместо чтения думал о Таисии Котёмкиной. Вспоминал негромкий, с грудными нотами голос, каштановые завитки волос возле маленьких ушей, румяные свежие губы.

    Думал, откуда в русской женщине из крестьянства, не получившей толком образования, битой мужем, принужденной обстоятельствами к тяжелой неблагодарной работе, взялось это чувство такта, собственное достоинство? Выходит, не зря жестокий плуг истории ворочал комья человеческой пашни? Недаром брошены в народ зерна идей справедливости, равенства, братства? Смелость и благородство в этой женщине сформировали уроки советской школы. И фильмы, и книги, и люди, встреченные на житейском пути.

    И это лишь первые всходы, а дальше уже колосится жатва новых свободных людей. Побои и воровство, доносы и дикое устройство патриархальной жизни станут для них чем-то чуждым, далеким, как для нас — борона-суковатка, выставленная в музее.

    Так размышлял Аус, вспоминая свои угасшие порывы и сомнения, которых не мог избежать человек, переживший то, что довелось ему. Вслух бы не признался в этом, но про себя понимал, что задержался в режимном городке ради Таисии.

    Впрочем, помимо приятных надежд, Аус ожидал и нового убийства в городке. И события не заставили себя ждать.

    На Комбинат прибыли молодые рабочие, выпускники ремесленного училища, всем требовалось оформить пропуска. Из месткома сигнализировали, что фотографическая мастерская закрыта в рабочее время. Хватились фотографа. Соседи сообщили, что он третий день не ночует в своей комнате. Майор Аус с Журавой выехали на место.

    Ателье фотографа находилось в здании общественной бани, рядом с парикмахерской. Слесарь вскрыл дверь при понятых. Труп обнаружили в проявочной лаборатории. Мужчина стоял на коленях, в неестественной позе, свесив голову — удавился на веревке, накинутой на гвоздь, вбитый в дверную притолоку.

    Журава осмотрел место происшествия под протокол. Отметил, что единственное в помещении окно, выходящее на пустырь, заросший кустами, только прикрыто и рама не защелкнута шпингалетами. Край тюлевой занавески оборван с крючков. На столе коробки с листками заказов и отпечатанными снимками. Фотографии в коробках перепутаны, словно их рассыпали и собирали в некоторой спешке. Ножки стола сдвинуты — на пыльном дощатом полу обнаружились следы.

    Аус разглядел в углу под шкафом пуговицу от мужской сорочки, вырванную, что называется, «с мясом» — вместе с кусочком голубоватой ткани. Вспомнил, что в этом деле ему уже попадались схожие улики. При осмотре леса, в котором обнаружили тело шофера Ищенко, у корней большого ясеня, майор заметил и собрал четыре черных стеклянных пуговки. Выяснилось, что такую галантерею используют слишком уж широко, от дамских блузок до школьной формы, которую изготовляли местные портнихи. И всё же следователь чувствовал, что эта находка еще сыграет в деле свою роль.

    Предполагаемый самоубийца Кудимов, человек немолодой, склонный к злоупотреблению спиртным, по совместительству работал на комбинате художником. Оформлял киноафиши, некрологи. Вел фотолетопись предприятия. Здесь же, в ателье, хранил коробку с красками, подрамники, этюды и наброски.

    Но главная находка обнаружилась в просторном кармане довольно засаленного пиджака самоубийцы. Несколько фотографий среднего формата, приведшие в смущение понятых, да и самого Жураву. Погибшая секретарша Нина Бутко представала на снимках в самом необычном виде.

    Голову ее украшал убор, напоминающий короны египетских царей, плечи покрывало широкое ожерелье-воротник, частично нарисованное на коже, частично составленное из полукруглых предметов, напоминающих вареные яйца, разрезанные пополам. На фотографиях она стояла прямо, вытянув руки вдоль туловища, спиной или лицом к фотографу. Или сидела на стуле в позе древних фараонов — их статуи Юрию приходилось видеть в Эрмитаже. На всех снимках Нина представала обнаженной. Она улыбалась, ничуть не стесняясь своей наготы.

    Рассматривая полноватое, свежее тело девушки, Аус невольно вспоминал изуродованный труп, вынутый из отхожей ямы. Эти фотографии — не есть ли первый шаг к ее гибели?

    Закончили осмотр молча, подписали протоколы. Потом, уже в машине, Журава дал волю чувствам.

    — Слыхал я прежде, мол, человек «допился до чертей». Но чтоб такими делами заниматься… Сам бы не видел — не поверил.

    — Какие версии? — спросил майор.

    — Ну какие… Закрутил голову девчонке. Она же в актрисы метила — вот тебе и карточки. А как узнал, что она ждет ребенка, испугался, запаниковал. Убил ее, может, случайно, по пьянке. А после совесть замучила. Ну и вот. Наложил на себя руки.

    Аус кивнул.

    — Да, правдоподобная картина. Или кто-то подводит нас к этой логике. А вот могла ли Нина польститься на такого незавидного ухажера?

    — Художники, болтуны они все. Задурил девке мозги. Мифы какие-то, сказки.

    — А в комнате ни одной книги. И рисунки — в основном пейзажи, виды городские. Портреты рабочих, старухи. Почему он не пытался ее нарисовать?

    — Может, пытался, а ей не понравилось?

    — Зато фотографии удались. Да, Журава, тут надо подумать.

    Аус сложил фотокарточки и пуговицу в конверт, убрал в папку с делом Кудимова. И, подмигнув, запел куплет, отчего-то пришедший на ум:

    
     
      Шел баркас, капитан на борту

      Синий дым извлекает из трубки.

      А в далеком английском порту

      Плачет девушка в серенькой юбке.
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     Украденное счастье
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Всё вышло, как задумала Эльзе. Матушка записала ее на курсы домоводства, и Павлик приехал на Комбинат, чтобы провести у моря каникулы — до самого сентября.

    После занятий в клубе, а иногда вместо них Эльзе садилась на раму велосипеда, и они с Павлом ехали вдоль побережья на дальние пляжи. Бродили по лесу, горстями ели поспевшую землянику, искали в прибрежном песке янтарь.

    Сбивчиво и горячо Павел пересказывал прочитанные книги, фильмы про шпионов. Читал стихи. Особенно любил он большую поэму, герой которой, мальчик-пионер, был убит своими родными в русской деревне.

    Эльзе понимала не все слова. Семейная драма Павлика Морозова казалась загадочной, как события древних сказок. Но воодушевление чтеца передавалось ей, заставляя замирать от предчувствия жуткой развязки.

    
     
      Леса и леса… за Уралом,

      Где зимы намного длинней,

      Деревня в лесах затерялась.

      Лишь звезды да вьюги над ней.

     

    

    Павлик часто вспоминал Москву, своих дворовых приятелей, товарищей по спортивной секции. Все они разъехались на лето, но в сентябре соберутся снова и будут гонять в футбол, запускать воздушных змеев. Но больше всего Эльзе любила слушать про чудеса советской столицы. Павел рассказывал, как сносят древние халупы, а вместо них возводят самые прекрасные в мире дома, самые широкие дороги, самые веселые парки отдыха — и девочке виделось райское царство, где повсюду красота, простор и золотое сияние. Нет на свете вкуснее московского мороженого, а газировку разливают чудо-машины, а в закусочной-автомате Моснарпита комплексный обед сам собой выскакивает из витрины.

    Павел заставил ее верить в существование метро и в будущее счастье человечества. Ей тоже захотелось, чтобы все народы планеты когда-нибудь объединились в планетарный Коминтерн. Все слова, которые мать называла лживыми речами чужаков, по-новому открылись Эльзе.

    Юный комсомолец из Москвы говорил, что все республики Советского Союза равны и уважаемы одинаково, а все национальности — узбеки, татары, украинцы, эстонцы — должны вместе, общим трудом, строить справедливый мир. Захват Эстонии в 1940 году он называл освобождением от капиталистического гнета и совсем ничего не знал о людях, которые прятались от советской власти в лесах по всей Прибалтике.

    Вспоминая своего отца, погибшего на Украинском фронте, юноша однажды спросил, как пережила войну семья Сеппов. Когда Эльзе ответила, что ее братья и отец ушли в партизаны, Павел улыбнулся и кивнул. В его голове и настоящее, и прошлое было устроено совсем иначе, чем в детских воспоминаниях Эльзе и в рассказах матери. Владельцы заводов и фабрик — угнетатели, красноармейцы и коммунисты — спасители народов мира, немцы — звери, палачи.

    Павел увлекался химией и инженерным делом, мог часами рассказывать о футболе, но не знал самых простых вещей. Эльзе учила его отличать съедобную «заячью капусту» от несъедобной травы, вытягивать за колосок и прикусывать нежные концы травяных стеблей, отдирать и жевать ароматную смолку на вишневых деревьях. Он даже не знал, что можно выдергивать перышки клевера и высасывать сладкий сок — и ему очень понравилось это занятие.

    Они купались в холодном море, лежали на песке и говорили, говорили обо всем на свете. Вернее, Павлик говорил, а Эльзе слушала и размышляла. Изредка она задавала вопросы.

    Как-то решилась спросить, почему каждый народ не может жить отдельно, в независимой стране. Павел показал ладонь.

    — Ты видишь каждый палец по отдельности? Его можно взять и сломать, это просто. Но ты не сломаешь кулак, — он сжал руку и ударил ей воздух. — Нам для защиты нужен крепкий кулак, которого боятся капиталисты.

    — Но раньше Эстония жила отдельно, и многим людям так было лучше.

    Павлик нахмурился.

    — Не знаю, кому было лучше. Богатеям, кулакам? Это им выгодно делить людей по национальностям и сталкивать между собой. Как ты не понимаешь, в мире будущего совсем не будет границ! Как сейчас в СССР. Например, ты можешь приехать ко мне в Москву точно так же, как я приехал к тебе в Эстонию. Ты можешь учиться в Ленинграде, работать в Сибири, отдыхать в Крыму… У нас одна большая родина. Раньше каждый народ владел лишь малым клочком земли, а теперь мы вместе владеем огромными просторами.

    Они стояли на высоком берегу над морем, и Павел обвел рукой все окружающее пространство.

    — Эстония, Латвия и Литва, Бурятия и Краснодар, Москва и Якутия — всё это одна большая Россия. Наша с тобой земля.

    Эльзе видела, что его слова идут из глубины души. Но как совместить эти мысли с тем, что думала и чувствовала она? В такие минуты ее сердце разрывалось. Она знала, что нарушает свои клятвы, предает семью, мать и братьев, когда слушает чужака.

    По ночам, лежа в постели без сна, Эльзе вспоминала руки Павла, запястья с широкими косточками, всю его стройную широкоплечую фигуру в плавках с золотым якорем. Представляла его лицо с пухлыми по-детски губами, пшеничными бровями и чуть раскосым разрезом голубых, как ясное море, глаз.

    
     
      Парнишка русоволосый,

      Очень похожий на мать…

     

    

    Павел был чужак, исконный враг ее народа, такой же, как шофер Ищенко, напавший на девочку в лесу. Но Эльзе отбрасывала эту мысль. Любовь распускалась в ее душе, будто нежный цветок, внушая неизвестные прежде надежды.

    Она продолжала носить еду в бункер, но вместо радости встречи с братьями теперь испытывала лишь чувство вины и тревоги. Ей всё меньше верилось, что откуда-то с Запада к ним придут помощь и освобождение.

    Разве другим далеким народам есть до них дело? А русские в Эстонии строили города, заводы, военные части. Они готовились жить на этой земле, защищать ее вместе с теми эстонцами, кто перешел на сторону коммунистов. А таких становилось всё больше в поселках и городах.

    Братья не могли не видеть этого. Осе тайком рассказал, что два партизанских отряда из соседней волости сдались властям и успели попасть под амнистию.

    — Разве это жизнь — сидеть в лесу, гнить заживо? Сталин умер, заключенных выпускают. Если бы мы сдались раньше, нас бы простили. Но теперь, конечно, другое дело.

    Еще зимой они ограбили почту, убили женщину-почтальона. Мешки с деньгами хранятся в бункере под столом. Худой сказал, что тратить их пока опасно — номера купюр переписаны в банке. Нужно переждать хотя бы год.

    В марте Худой по приказу из центра заставил их убить семью коммуниста, председателя колхоза в дальнем уезде. Погубили пять человек, вместе с детьми. Вальтер оставил на месте знак «Ориона» и табличку с угрозами.

    — За это дадут большой срок, — сокрушался Осе. — Но лучше уж отсидеть и выйти на волю свободными людьми.

    Сам Осе не участвовал в тех убийствах. Правда, он вместе со всеми казнил шофера Ищенко, но это была месть за сестру.

    Осе признался, что встречается с девушкой с Комбината, хочет жениться и уехать из этих мест. Бежать в Россию, взять фамилию жены — может, так его не найдут. Он знал, что это разобьет сердце матери, но еще больше боялся Худого. Говорил, что тот не оставит их в покое, пока все они не погибнут.

    Разговор с братом случился у большого ясеня, Saar, где когда-то на Эльзе напал шофер. Девочка всей кожей чувствовала страх и отчаяние Осе и ужасалась за Вайдо, Арво и других братьев. Ей вспомнились стихи про детей, убитых в лесу:

    
     
      А листья, краснее меди,

      На мертвых летят и летят.

      Уже не придется Феде

      Вступать в пионерский отряд.

     

    

    Смысла этой поэмы Эльзе так и не поняла до конца, но чувствовала, что история пионера Морозова как-то связана с ней, с ее братьями в лесном бункере и неизбежностью выбора между ними и Павлом, который становился ей все ближе.

    Сердце ее томилось посреди безмятежного лета и словно украденного счастья.

    Однажды ей стало по-настоящему страшно. Проезжая по городу вместе с Павлом, на велосипедной раме, она увидела Худого. Тот стоял на другой стороне улицы и ждал, пока они подъедут ближе.

    Оборотень смотрел на девочку внимательным и бесстрастным взглядом. Как из пойманной рыбы вынимают крючок вместе с внутренностями, так этот взгляд доставал из ее груди все тайные мысли. Эльзе быстро отвернула лицо, но чувствовала спиной взгляд чужака, пока велосипед не повернул на лесную тропинку.
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     Лето, когда Бог простил нам все грехи

    

    [image: after_title]

Вечерами Воронцов лежал в дюнах у берега, смотрел на пенистое море. Думал: всё в этом мире — волна. Свет, звук его собственного голоса, биение крови в венах. Гамма-излучение урана, незримо проникающее сквозь дерево, металл и костную ткань.

    Возможно, Бог — тоже волна, и душа человека принимает его пульсацию, как резонатор, а затем отражает в мыслях, чувствах, словах.

    Лёнька Май лежал рядом на песке, голый по пояс, в подвернутых штанах. Дремал, иногда вздрагивая всем своим загорелым гладким телом, зевал по-собачьи. Воронцов где-то читал: мозг посылает телу электрический разряд, чтобы проверить, уснул человек или начинает умирать. Это причина сонной судороги.

    Павел, племянник Гакова, приезжал на велосипеде по лесным, умягченным хвоей тропинкам. Огибая корни, удивлял случайных зрителей, вскакивая на седло, поднимая на дыбы железную раму.

    Лёнечка пытался повторить его трюки, но всякий раз ронял велосипед, падал на песок, заливаясь звонким смехом на высоких, женских нотах. Павел помогал ему подняться, тот закидывал руку мальчику на плечо, что-то шептал в самое ухо. Они вдруг срывались с места к воде, на бегу сбрасывая одежду.

    Воронцов смотрел на них, так по-разному прекрасных, словно два полюса летнего безвременья. Зэк, смуглый вор с сорочьими глазами, и белокурый, белокожий комсомолец, названный отцом в честь Павки Корчагина, — одновременно ясный, но и таящий в себе загадку.

    Иногда Павел приезжал не один — вез на передней раме хрупкую, застенчивую девочку-эстонку. Тогда велосипедные фокусы и купанье отменялись. Воронцов наблюдал за парой с меланхолическим чувством. Несбывшейся, прелестной казалась эта жизнь, их молчаливая любовь — словно из книжек Александра Грина.

    А Лёнечка, зевая, подмечал, что снова натащили к берегу досок от разломанных сараев — для костров. Рядом валяются бутылки, помятые куски железа. Лёнечка лежит на расстеленной спецовке, подставив лопатки вечернему солнышку, читает на облезлой жести бледные буквы: «При ожоге кислотой обработай пораженное место водой и раствором соды». Нарисован кулак, вода из крана, банка с раствором.

    Тянется Лёня глотнуть пива из почти пустого бидончика, касается руки Воронцова. Тот отдергивается, будто и правда кислотой обжегся. Интеллигент, вечно с книжкой. Но через минуту сам придвигает руку. Лежат теперь рядом, касаясь друг друга словно невзначай, и сквозь точку соприкосновения проходит по всей коже горячая волна.

    Вроде как дружба у них. Разговоры о бабах, о детстве. О книгах прочитанных, о научных явлениях. По части образования Воронцов, конечно, дока. Но кто из них двоих лучше понимает жизнь, тут еще вопрос.

    Инженер будто в прятки играет. Под лестницей, в темноте, когда его целует Лёнечка, стоит зажмурившись и дышит мелкими глотками. Мол, нету его, и не с ним всё это происходит. Понятно, страх — могут и срок нахлобучить за эти глупости. Опять же, позор перед людьми. Ладно бы с каким студентом, а то с вором, в подчиненной себе бригаде.

    А Маевскому забава. Прищурит сорочий глаз с поволокой, закусит сосновую веточку и жует, глядит неотрывно. Воронцов терпит, кусает губы, молчит.

    Один раз, в темноте, после самой горячей интимности, хрипло спросил про Циммермана. Мол, что да как у тебя с доктором-лепилой, отчего такая дружба? Эх, дорогой ты мой гражданин ученый, про то вам знать не обязательно. Однако Лёнечка почувствовал приятность, вроде как ревность у инженера к дружку сердечному, миленочку заветному.

    Весь день жарило, и вечер опустился томный, светлый, хотя времени уже десятый час. Павлушка — смешной же кутенок — покатил свою маруху к автобусу. Лёнечка поднялся, чтоб окунуться напоследок в бухту, ухнуть с головой на глубину. Другой кусок заржавелой жести привлек его внимание. Штакетиной с ржавым гвоздем Маевский перевернул плакат. Изображен скорченный вроде как от боли, а может, и мертвый фраер в спецовке, а рядом мужик при усах, замахнувшийся топором. Смешно Маевскому, что за история такая. Читает Лёня по слогам: «Умей освободить пострадавшего от тока. При невозможности отключения руби провода». А проводов-то никаких на картинке и не видно, осыпались вместе с кусками ржавчины.

    После купания с Воронцовым шли обратно через рощу. На прощанье Лёня повернулся, поцеловал инженера в губы, будто надолго прощался. Тот остался стоять возле дерева, а Маевский пошел, насвистывая «Танго соловья».

    А утром заявился на работы Григорий Луков по кличке Горе Луковое, нарядчик из блатных. Пока Лёнечка расписывался в табелях, сунулась ему в руку свернутая бумажка. То была малява от смотрящего Порфирия, писанная округлым старательным почерком кого-то из подручных — молодого Ёршика, а может, бывшего церковного старосты Тырсова.

    Там значилось: «Лёнечка, с нашим благорасполажением и ласковым приветом. Прибуть к завтрему на хату по наиважнейшему разговору, только берягися чужых людей. На сем остаемся твои любезныя кореша и сам руку приложил Порфирий Иваныч».

    «Вам легко оно — прибудь!» — Маевский сплюнул от досады. Будто не знает старик хода лагерной бюрократии, в которой хоть имеется множество лазеек и поблажек, но напролом не попрешь, кости обломаешь. Однако и не выполнить предписания смотрящего Лёнечка не мог, нет у него пока такой силы, чтоб «забуреть» и отвечать Порфирию отказом. Да и дело, видно, серьезное, раз собирает титулованный вор «своих» по дальним командировкам. Не иначе как пошел в открытую против Голода, чей авторитет у бродяг, как слышал Лёнечка, неуклонно возрастал.

    Ох, до чего не хотелось подыматься с теплого места, от морского берега; возвращаться в блатной барак, недаром прозванный джунглями. Там, как в обезьяннике, дух несвежих человечьих тел, хворобный пот, моча и злоба пропитали воздух. Мыслями уж давно он был на воле, да и привык проводить дни за картами, за болтовней с подавальщицами в столовой, а вечера на речке, гоняя мяч с местной ребятней или потягивая пиво с инженером.

    Кроме прочих дел он было закадрил заведующую гастронома, пергидрольную блондинку лет сорока, всю обвешанную побрякушками, с золотыми коронками в глубине накрашенного рта. У козырной мадам можно покантоваться недельку-другую после освобождения, налопаться от пуза копченой колбасы. И тут малява Порфирия была ему некстати, мешала довести любовь до нужной степени кондиции.

    Подумывал уже, не обойтись ли как-то хитростью, не подстроить ли, чтоб задержала его комендатура или хоть не отпустил инженер. Но Луков уже подсуетился, принес списать заявление, в котором Лёнечка просил командировать его к замначлагу для уточнения вопроса о досрочном освобождении.

    Воронцов появился на стройке после обеда, узнав уже от бригадира, что Маевский просится отбыть в головной лагерь. Лёнечку с утра подначивали две разбитные малярши, перекидывались шуточками, сверкали — та, что помоложе, влажными зубами, старая — стальными фиксами. Воронцов не подошел, даже не глянул в их сторону, зато сорвался на безответных рабочих-урюков. Раскипятился, припомнил пропажу инструмента, который положенцы сбагрили «налево».

    Пока инженер бестолково матерился, Лёнечка с ведром обойного клея поднялся на третий этаж, в ту приметную квартиру, где вместо постели были навалены старые телогрейки. Поглядывал из окна вниз, поджидая, пока гнев инженера пройдет и сменится печалью. Знал, что так будет — вначале сердится, после грустит каждый, у кого отнимают желанную игрушку, не дав натешиться вволю. Заслышав шаги на лестнице, Май встал за дверью, прижался к стене.

    Алексей заметил его. Напугать не получилось, но Лёнечка всё равно оскалил зубы в беззвучном смехе, закружил по комнате.

    — Какой черт тебя в лагерь-то несет? — зашипел Воронцов.

    — Дела-делишки уркаганские, — обнимая, смеялся Лёнечка. — О тех делах тебе, дядя, лучше не знать.

    — Глупо! Я столько потратил времени, чтоб тебя вытащить…

    — Ты вот что, денег мне раздобудь. Задолжал я каторжанам, на себя забожился.

    Инженер отпрянул.

    — Денег? Сколько тебе нужно?

    — Много нужно, дроля мой сердечный. Долги-то непрощенные, порвут мне жилы кореша, а то — заточку в печень. Две тыщи рубликов мне к вечеру добудь.

    Инженер отпрянул.

    — Таких денег у меня нет.

    — Найди, где взять. Грешили вместе, чего ж мне одному страдание? А то гляди, я такой, что за собой на зону утащу!

    Май засмеялся. Воронцов побледнел как известка, дернул щекой.

    — Ты ничего от меня не получишь.

    Дрогнул пол под ногами, прокатился волной гулкий звук удара — на соседнем участке вколачивали сваи. Лёнечка ткнул инженера в живот кулаком — не сильно, для острастки. Скрутил ворот телогрейки, приблизил к нему лицо.

    — Да ты не лягайся, лягушечка! По-немецки лопотать-то не разучился, гнида подзалупная? Что, думаешь, я не слыхал?..

    Глаза Воронцова заледенели, и Лёня успел удивиться, не обнаружив в них признаков страха.

    — Ты, может, не понял? Так я проясню. Майор однорукий давно к тебе имеет интерес… Может, ты и есть тот диверсант? К вечеру неси лары, хоть рыжьем, хоть царскими червонцами…

    С неожиданной хваткой Алексей сжал и отцепил от себя руки уголовника.

    — Ты… Не смей. Не смей меня трогать!..

    — А то чего, простудой заразишь? — жиган вдруг решил, что будет благоразумнее перевести разговор в шутку.

    Но инженер даже не взглянул в его сторону. Повернулся, пошел вниз по лестнице тяжелыми шагами. Пережитое между ними оставило неприятный, нервный осадок. «Не испугался. Может, и правда — диверсант?» Чтоб сбросить тяжелое впечатление, Лёнька Май выглянул в окно и затянул на всю округу:

    
     
      Дроля в лагере находится, красивое лицо,

      Облягнувши на винтовочку, читает письмецо!..

     

    

    Воронцов обернулся. В его взгляде было столько холодной ненависти, что Лёнечка чуть опешил, отступил от окна.

    Молча инженер повернулся и направился в сторону охранного батальона. Маевский смотрел на его худую, долговязую фигуру, которая всё уменьшалась на дороге, и чувствовал, как душу заполняет неуютная пустота.
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     Сватовство майора
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В июле пошла черника, ребятишки ходили по ближнему лесу. Однажды вернулись затемно, с корзинками ягод, с грибами, но с безутешным горем. Николка размазывал слезы по лицу; Настя как могла успокаивала брата, хотя у самой глаза были на мокром месте — пропала собака.

    Кутенок, чуть не утопленный Игнатом, за полгода превратился в мосластую крупную суку. Назвали ее Леди в память кинокартины про адмирала Нельсона, которую больше не показывали в городке. Собаку дети брали с собой в лес, и вот она убежала на чей-то свист… И не вернулась. Ребята кликали до темноты, искали, но побоялись идти в болото, пришлось возвращаться домой.

    Таисия для вида посочувствовала, хотя в душе испытала облегчение. Детям забава, а ей лишние хлопоты с уборкой. Да и накладно — собака всё росла, за раз съедала кастрюлю пшенной каши, полбуханки хлеба, размоченного в молоке. Уже вторую неделю Тася мучилась, куда девать оглоедину, кому бы отдать неподалеку в барак или в частный дом, чтоб не очень расстраивать ребятишек. Не перевозить же на новую квартиру, соседи не пустят. Там чистые комнаты, а от собаки запах псины, миски, линялая шерсть.

    А квартира уже была в руках. В первых числах июля Тасю вызвали в местком и выдали смотровой лист. Вечером в тот же день побежала в новую шестиэтажку на улице Маяковского, неподалеку от моря. Светлая кухня, ванная с газовой колонкой, по коридору всего три комнаты. В одной — молодой химик с Комбината, в другой — библиотекарша с мужем. Видно, что люди культурные, доброжелательные.

    Не верилось поначалу в такое счастье, и Таисия не спешила делиться новостями даже с Квашней. Но когда уже оформляла ордер на жилье там же, в месткоме, вдруг предложили ей сменить и работу: в новый Дом культуры требовалась буфетчица.

    Заведующий клубом, пожилой эстонский музыкант, не так давно приехавший из Таллина, сам встретил ее у входа. Провел по залам, показал рабочее место, заготовительный цех. Колбы для сиропа и газированной воды, холодильники для мороженого и прочих портящихся продуктов, запас фарфоровой посуды. Обещал помощь на первых порах, пожал руку на прощание.

    Голова шла кругом от таких перемен. Таисия поначалу заробела ответственности, не хотела связываться с деньгами, мало ли случаев, когда и до тюрьмы людей доводит неаккуратность. Стукнулась пару раз к Воронцову посоветоваться, но дверь его всё была закрыта.

    В последнее время она совсем не видела Алексея. Знала, что инженер теперь часто ночует в общежитии — строителей торопили со сдачей жилых домов, со стороны новых кварталов допоздна слышался грохот вбиваемых свай, рев самосвалов, стук молотков.

    Тасе приходило на ум, что инженер стал исчезать из дома после той ночи, когда она вскрывала чирьи Игнату. Может, слыхал возню за тонкой стенкой. А может, случилось так по совпадению, просто жизнь развела. Любовь росточком клюнула сквозь землю, да пришибло заморозком, не суждено было распуститься цветку.

    Что ж, как вам удобней, Алексей Федорович, мы и без вас не пропадем.

    В коридоре администрации, как раз после новости о квартире, встретила Гакова. Видала-то его уж не раз в столовой, и за разговором с инженерами, или проходящего с людьми. Он всегда был чем-то занят, не глядел в ее сторону, да Тася этого и не ждала. Сама старалась отвернуться, скорей уйти от неловкости. Но тут столкнулись вдвоем, лицом к лицу. Директор задержал ее, спросил:

    — Что же ты, Тася, не заходишь убрать мой кабинет? Я уж от пыли чихать стал.

    Опустив голову, она кивнула:

    — Хорошо, Арсений Яковлевич, приду.

    Зашла, как и в тот раз, по окончании смены. Он встал из-за стола, бросил бумаги.

    — Ты уж прости мой грех. Бес попутал. Сам не знаю, что нашло.

    Тася промолчала. Взялась было мыть кабинет, но Гаков подошел, отставил швабру к стене.

    — Что ж, не простишь?

    — Бог с вами, я уж и забыла всё.

    — А я не забыл.

    Сказал так искренне и просто, что Таисия улыбнулась в ответ. Но вдруг осознала, что и новая комната, и освобождение из прачечной, и должность буфетчицы в Доме культуры — всё это не случайный поворот в ее жизни. И шансом этим она должна воспользоваться. Не для себя, для детей, которых ей кормить, учить, ставить на ноги.

    Мужчина, стоявший перед ней, казался могучим и всесильным, и не верилось, что ее, уборщицу, прачку с красными от щелока руками, он хочет сделать своей любовницей. Но он поцеловал ее властно, запер дверь и усадил на тот же кожаный диван. И она отдалась ему с той же покорностью, стараясь не слышать, не помнить, что в любовном жару он назвал ее Ниной.

    А ведь был еще ленинградский майор. Мужчина еще крепкий, с положением, хоть и однорукий, но не сказать, что инвалид. Ходила с ним на свидания, он приносил цветы и конфеты, которые Тася относила ребятишкам.

    Игнат после своих мытарств был уволен со службы, Циммерман пожалел его и взял в госпиталь дворником-истопником. Но теперь бывший муж приезжал каждую субботу на Тринадцатый поселок, орал под окнами, разбивал дверь, оскорблял Таисию последними словами.

    Дети забивались в угол, сидели в обнимку.

    — Собаку мою отравила! — узнав о пропаже кутенка, Игнат выдумал новую глупость. — Сука течная, Таська, выходи! Жизнь мне испоганила, ведьма!..

    Уходил, только когда по всему дому загорались окна и начинался общий возмущенный крик, адресованный, как ни странно, по преимуществу самой Таисии. Думала пожаловаться в милицию или сказать майору Аусу, но всякий раз жалела бывшего мужа — загребут во второй раз, может, и не отпустят.

    Аус пригласил ее в субботу в кино, прогуляться по взморью. Она пришла в новых туфлях, с высокой прической из парикмахерской. Гуляли, спустились к воде. Тася скинула туфли, босиком шла по песку.

    Через несколько дней встретились снова. Майор держался в рамках, глупостей не позволял, присматривался. Таисия тоже смотрела во все глаза, как всякая женщина, прикидывая мысленно выгоды и тягости, которые может принести ей близость с этим человеком.

    Весной в кустах у речки парни наладили скамейки, по вечерам из темной зелени слышался смех, вздохи, а то протяжная песня. Таисия вспомнила про эту скамеечку, проходя мимо с одноруким следователем, с которым они уже перешли на «ты».

    Поднырнула под ветки, перешагнула змеистый корень. Ладонью провела по доскам — вроде чисто, платье бы новое не замарать.

    Долго сидели молча, глядя на текущую воду, слушая птичью разноголосицу.

    Наконец Аус кашлянул, сунул в рот папиросу, зажал коробок в деревянной руке, ловко чиркнул спичкой.

    — Поедешь со мной в Ленинград?

    Тася молчала, притаптывала лаковой туфлей подсолнечную шелуху.

    — Замуж зовешь или так?

    — По всей форме. В «Метрополе» свадьбу сыграем.

    — Так ведь дорого.

    — Ничего. Там директор — должник мой, обслужит как следует.

    Смех разобрал Таисию некстати. Вроде как возражала, а сама всё похохатывала.

    — Дети у меня, товарищ майор. Подумай, брать ли с прицепом!..

    — А у меня, товарищ Таисия, ни детей, ни родни, — майор усмехнулся одной половиной лица. — Твоих приму как собственных.

    Пряча лицо, чтоб не выдавать мгновенной радости, Тася прижалась к плечу мужчины, уложила голову в ямку под ключицей.

    — Смотри, должность у тебя высокая. Как руку поднимешь на меня или на ребятишек — я сразу в партком.

    — Лучше в прокуратуру.

    — А ты не шути, а то и правда засужу.

    Майор помолчал.

    — Рука моя в земле лежит, боль человеческую слышит. Обижать вас не стану, ребятишек на ноги подниму. Но и ты мне обещай…

    Тася голову подняла, насторожилась. Видела, что прикипел к ней сердцем приезжий особист. Сама хоть и не успела пока, но верила, что сможет полюбить его ради новой хорошей жизни.

    — Что же, условия ставишь?

    — Да. Вот купол этот на голове — ты его больше не делай. Честное слово, будто вороны гнездо свили.

    Тася обиделась было, но смех снова одолел. И правда — гнездо! Вытащила шпильки из волос, распустила, встряхнула.

    Аус глядел во все глаза, даже рот приоткрыл. Будто Николка, когда принесешь ему неожиданный подарок. Потянулся рукой нерешительно, погладил.

    — Богатая ты женщина, Таисия.

    — Ну, может, с тобой и разбогатею.

    Зашуршали кусты, кто-то пробирался на секретную скамеечку. Тоже парочка. Девчонка шепнула:

    — Смотри, там сидят уже…

    Повернулись, ушли.

    Аус поцеловал Таисию в губы, и огнем до самого нутра обжег обоих первый поцелуй.
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     Воин света
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Майор Аус сидел в раздумье за столом. Перед ним были разложены фотокарточки убитых на Комбинате людей и личные дела, которые никак не составлялись в единую картину. Слишком уж далеки друг от друга были жертвы, хоть и работали на одном предприятии. Проще было поверить в череду случайных обстоятельств и личных, бытовых мотивов гибели двух мужчин и одной женщины. Однако опытный майор хребтом, загривком чуял, что связь между этими смертями есть.

    Аус размышлял: допустим, основной мотив убийства Ищенко — месть. Об этом говорит характер увечий, нанесенных жертве, весь демонстративный ритуал, напоминающий казнь — эффектную, изобретательную, явно рассчитанную на устрашение. Убивали организованной группой, скорее всего бандиты, скрывающиеся в лесах после войны.

    Лесные банды в Эстонии, Латвии и Литве практиковали подобного рода расправы. Вырезали семьи местных коммунистов вместе с детьми, вешали на убитых таблички с угрожающими надписями. Но Ищенко не попадал в разряд политических жертв. Возможно, он был казнен за некое предательство или давнее преступление.

    По запросу Ауса из Белоруссии пришли бумаги, подтверждающие, что к партизанскому отряду шофер примкнул только в декабре сорок второго года, а раньше, возможно, служил осведомителем у немцев. Аус знал немало случаев, когда через много лет после войны пострадавшие находили своих палачей и совершали над ними расправу, не надеясь на правосудие. Возможно, и шофера настигли тени прошлого, от которого он собирался бежать?

    Записи, найденные в чемодане Ищенко, Аус разбирал вместе с капитаном Анохиным, офицером режимной службы Комбината. Копии отправили в отдел «К». Это подразделение в системе Наркомата госбезопасности обеспечивало защиту объектов атомной промышленности, в том числе сохранность государственной тайны.

    Из Москвы подтвердили, что доступа к материалам особой важности Ищенко, по-видимому, не получил. Шофер вел полевые наблюдения — записывал количество отгружаемых составов, имена и должности специалистов, прибывающих на Комбинат. Зарисовывал расположения цехов и лабораторий, сделал подробную схему охраны предприятия.

    Наблюдения велись весьма подробно, со знанием дела. Анохин предположил, что еще на службе у немцев Ищенко мог быть завербован разведкой. Возможно, поддерживал контакт с западным диверсионным центром и на Комбинат устроился для сбора информации. Нельзя было исключать возможности, что на предприятии действует целая шпионская сеть.

    Секретарша Гакова также могла быть полезным звеном в цепочке осведомителей. После убийства Нины Бутко Арсений Яковлевич признался, что имел с ней любовную связь. Дал слово коммуниста, что никаких секретов производства не выдавал и ключ от сейфа, где хранятся министерские распоряжения и прочие бумаги с «красной полосой», всегда держит при себе.

    Однако Аус понимал, что сделать копию ключа не представляло затруднений. Вероятно, Нина Бутко имела отношения и с другими мужчинами. Тщеславную и глупенькую девушку могли использовать втемную, путем обмана или шантажа.

    Конечно, причиной убийства Нины могла стать и ее беременность. К примеру, Гаков испугался разбирательства, общественного осуждения — для него, посвятившего всю жизнь руководящей работе, скандал мог привести к потере должности и краху привычного мира. Однако вряд ли директор Комбината стал бы расправляться с любовницей таким жестоким способом. Возможно, повторяя ритуал, совершенный при казни Ищенко, преступник рассчитывал списать убийство на лесных братьев.

    Нина поплатилась за свою болтливость — такую версию Аус рассматривал среди прочих. Здесь брезжила и разгадка снимков в наряде богине Иштар. Заставить своенравную девушку участвовать в столь откровенном спектакле мог только человек, имевший на нее огромное влияние. Кто же он? Сумасшедший, опытный диверсант, изощренный шантажист?

    Фотограф Николай Кудимов? Аус подробно изучил удивительную биографию этого человека. В 1917 году, подростком, Кудимов бродяжничал в Москве, был пойман, попал в колонию Макаренко. Там учился рисованию, фотографии, чертежному делу.

    Воевал связистом в интендантской роте. Окончил войну в латвийском городке Вентспилс. После демобилизации задержался в Прибалтике, работал на рыбном заводе бондарем, техником-смотрителем на маяке, фотографом в газете. Переезжал из Вентспилса в Пярну, оттуда в Таллин. С прежних мест о нем отзывались положительно, но отмечали замкнутый характер и склонность к употреблению спиртного. Женщина, с которой он на время сошелся в Таллине, сообщила, что он много читал, часто ходил на этюды к морю, подыскивая безлюдные места. И проявлял особый интерес к древней истории.

    В его квартире нашли несколько старых, дореволюционного издания, книг с пометками на полях. Аус просмотрел их все — история масонов, статьи Гурджиева и Блаватской, посвященные потусторонним мирам. Фотографа, очевидно, давно интересовали мистические практики и поиски скрытых законов развития человечества.

    Аусу и прежде попадались подобные чудаки, для которых мысль о тайном избранничестве служила оправданием собственной неустроенной жизни. Не так уж невозможна версия Журавы: полупомешанный Кудимов воспользовался простодушием Нины Бутко, сыграл на ее тщеславии, втянул в «магические» обряды, а затем, опасаясь гнева богов или какой-нибудь еще белиберды, убил ее. Опасаясь наказания и сожалея о содеянном, сам свел счеты с жизнью.

    Однако опыт подсказывал майору, что слишком уж очевидная разгадка редко оказывается верной в таких запутанных делах. Из показаний свидетелей выяснилось, что Кудимов как-то починил у соседа приемник. Между делом рассказывал, что в юности участвовал в слетах радиолюбителей, собирал из транзисторов самодельные передатчики, даже пытался оформить патент на свои изобретения. Однако в его комнате не было найдено ни одной детали, свидетельствующей об интересе к радиоделу. Этому было два объяснения: фотограф мог забросить увлечение юности, но мог и хранить самодельный передатчик в тайном месте, используя рацию по назначению.

    Кудимов смотрел с фотографии затравленным взглядом. Некрасивое, долгоносое лицо с безвольным подбородком; трудно представить такого человека в роли героя-любовника. Ниночка позировала будто для журнальной обложки, выставив вперед круглое плечо. Игривая улыбка, кудряшки, лукавый взгляд. Ищенко на портрете со служебного пропуска казался серьезным, значительным — хоть сейчас сажай в президиум.

    Перекладывая фотографии, майор вдруг вспомнил, как бродил в ожидании спектакля в фойе БДТ и разглядывал висящие на стене портреты актеров. Да, была некая театральность в этом деле. Будто невидимый зрителям режиссер управлял совпадениями и сеял ужас среди жителей закрытого городка, по которому уже распространялись самые невероятные слухи.

    Подозреваемых Аус выписал отдельно, начертив на листке таблицу. Первым значился сам директор Гаков, вторым — его заместитель инженер Бутко, отец Нины. Как выяснилось, родной брат Тараса Бутко проживал в оккупированном Николаеве и работал на судостроительной верфи под началом немецких генералов.

    Главный инженер имел наивысший доступ секретности и мог вовлечь в шпионскую деятельность, а затем устранить и шофера Ищенко, и собственную дочь. Майор знал, что нередко, теряя почву под ногами, преступники шли на убийство даже близких людей.

    Фотограф Кудимов — в его деле нужно поискать еще зацепки, возможных свидетелей и участников «магических» обрядов.

    Четвертым в списке значился инженер Отдела капитального строительства Алексей Воронцов.

    Доступ к секретным документам он мог получать через секретаршу Гакова, с которой, возможно, имел любовную связь. Сразу несколько свидетелей указали на Воронцова как на вероятного отца ребенка Нины.

    Замкнутый и нелюдимый человек, в последнее время Воронцов вызывал немало пересудов своей дружбой с расконвоированными. Многим не нравилось, что по улицам секретного города свободно разгуливают уголовники, с ног до головы разукрашенные татуировками. Воронцов приводил одного из «вольняшек» на пляж, где собирались недавние выпускники ремесленных училищ. Вопрос разлагающего влияния матерых зэков на рабочую молодежь уже не раз поднимался в профкоме.

    К тому же Алексей одним из последних видел Нину Бутко. Он утверждал, что встретил ее случайно возле моста, говорил с ней минут десять, а затем девушка пошла к реке. По словам Воронцова, он предлагал проводить Нину домой, но она отказалась. Эти показания представлялись весьма подозрительными.

    Молодой инженер был вхож в дом Бутко и ухаживал за их дочерью, но после, по мнению местных кумушек, предпочел «удобный» вариант — сожительство с разведенной соседкой Таисией Котёмкиной.

    При мысли о Тасе майор отодвинул фотографии убитых, прикрыл глаза. Он вспомнил одно давнее происшествие.

    
По комсомольскому призыву в тридцать пятом году Юри, сын героя Гражданской войны Раймонда Ауса, был зачислен в Школу переподготовки начсостава военизированной охраны промышленности имени Куйбышева при Высшем совете народного хозяйства.

    Общежития, классы, полигон размещались в стенах бывшего монастыря в городке Стрельна, что на дороге в Петергоф. Царское наследие в те годы молодежь считала устарелым пережитком, и в Школе без особых раздумий мостили дорожки каменными плитами с кладбища, скидывали купол собора, чтоб устроить наблюдательную вышку, замазывали краской росписи церковных стен.

    Кровати курсантов стояли в приделе бывшего храма, очищенного от убранства и разделенного перегородками. От грохота выстрелов из подвала, где находился стрелковый зал, по стенам шли трещины, и однажды с потолка отвалился кусок штукатурки, открыв часть выцветшей фрески — кудрявую голову с нимбом вокруг.

    Курсанты, народ отпетый, частично навербованный из местной же колонии беспризорников, плевали в глаз святого жеваной бумагой и окурками. Молодой старшина Юри Аус, повинуясь неодолимому стремлению к порядку, защитил изображение от надругательства — пригрозил хулиганам нарядами вне очереди.

    Через какое-то время обнаружил, что мысленно ведет с неизвестным святым разговоры, рассказывает о текущих своих делах перед сном, здоровается утром, после побудки.

    Трое дряхлых монахов в изношенных рясках доживали век в дальнем подвале обители. Однажды, завидев, как долгополый старик тащит по двору мешок щепы на растопку, Аус помог ему и, улучив минуту, попросил зайти в общежитие. Он навсегда запомнил, как монах, взглянув на перестроенную церковь, перекрестился и затряс иссохшей головой, на которой под седыми волосами просвечивала розовая кожа.

    — Ты, значит, по-нашему Юрий? — Монах пальцами утер повлажневшие глаза и углы бескровного рта. — Вот на стене и есть твой ангел-хранитель, святой великомученик Георгий. Воин света.

    Дня через два фреску снова залепили штукатуркой, но в память молодого курсанта врезался образ, и с тех пор в трудные минуты жизни Аус вспоминал округлый лик, немигающий взгляд святого. Нарисованные глаза смотрели прямо, без укора, но и без сожаления, а словно задавая мысленный вопрос.

    Отличник боевой подготовки, ворошиловский стрелок Юри Аус в охране так и не послужил, а сразу был рекомендован в райотдел милиции Володарского района. Совмещая работу с заочной учебой на юридическом факультете, занимался поначалу делами о хищениях и растратах, затем перешел в отдел по раскрытию убийств. Оттуда уже попал в городской Уголовный розыск, а затем в следственный комитет прокуратуры Ленинградской области.

    В годы войны повидал всякого зверства; были случаи, в какие просто не поверил бы, услышав от других. Как на страшном суде, люди открывались во всей скверне. Но одновременно с тем душа народная произвела на свет таких героев, которые страстными подвигами превосходили устарелых мучеников церкви. Из военных подвигов и составился новый советский иконостас.

    Имея дело с убийцами, шпионами, предателями родины, к своим сорока пяти годам майор Аус накопил в сердце немало вопросов, которых не могли разрешить спрятанные под штукатуркой святые и апостолы. Почему нет одной на всех правды, а для каждого она своя? Отчего милосердие слито с жестокостью, как соль и сахар в крови? Какой смысл в борьбе, если добро и зло вечно играют с человеком в прятки, меняясь ролями и личинами?

    И вот теперь память возвратила майора в разоренный монастырь, в пору далекой юности. Овал лица Таисии Котёмкиной, прямой и ясный взгляд, темные завитки волос, выбившиеся из-под косынки — весь ее облик чем-то напоминал Георгия Победоносца, который открылся над его кроватью на заштукатуренной стене. Вероятно, Кудимов нашел бы мистическое объяснение этой странности, но Юри предпочел видеть в нем отчасти совпадение, отчасти неверную игру ума.

    Эта молодая женщина, о которой по комбинату ходило немало сплетен, как будто стронула лед в его душе. Впервые за долгие годы майор ощутил неправильность и несправедливость своего холостого одиночества.

    Давно привыкнув управляться одной рукой в нехитрых бытовых делах — например, приготовлении супа из консервов или мелких постирушках, он так же привык разбираться с неудобными чувствами. Даже сталкиваясь по долгу службы с женщинами исключительной красоты, не примерял всерьез волнения, которое они могли бы сообщить его привычной жизни. Таисия же будто зачеркивала всякую возможность душевной тревоги, тягостной влюбленности, сомнений. Аус с первого взгляда понял, что с Таисией он мог бы прожить остаток своих дней. Сколько ему осталось — об этом лучше знали врачи, которым очень уж полюбилось в последнее время выстукивать и выслушивать сердце майора.

    На свидание с Таисией собирался Аус, брил щеки, начищал сапоги, когда в окно стукнул и зашел в комнату капитан Анохин — лысый, полноватый, с бульдожьей складкой рта.

    — Юрий Раймондович, разговор есть, без чужих ушей. Я тут послал запрос в архив Министерства. Так вот есть для тебя интересные сведения. Насчет инженера Воронцова.

    — Слушаю внимательно, Владимир Иванович.

    Анохин развел руками.

    — Пишут, чтобы ты сам приезжал. Гриф особой секретности.

    — А по какому разделу?

    — Архивы немецкой контрразведки с оккупированных территорий.

    Аус поскреб пальцами подбородок, нащупал забытый на лице клочок мыльной пены. Вытер полотенцем.

    — Что ж, дело важное, будем разбираться. Надо ехать в Москву.
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     Эйнар
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В сумерках, подходя к бункеру, Эльзе услыхала двойной посвист сойки — условный знак. Так перекликались братья. Она сложила руки у лица, пять раз ответила кукушкой.

    Бледные от заточения под землей Вальтер, Арво и Юрген сидели на траве на берегу ручья, чему-то улыбались. Рядом стоял чужой мужчина с темной бородой. Он обернулся, обратив на девочку лучистый, любящий взгляд. Он был похож на отца, каким его помнила Эльзе.

    — Эйнар! — Эльзе бросилась ему навстречу, тихо вскрикнув.

    Брат обнял ее осторожно, словно держал в ладонях птицу.

    На глазах Эйнара показались слезы.

    — Малышка Эльзе! Я думал, ты меня не узнаешь.

    — Но ты почти не изменился!

    — Зато ты стала настоящей красавицей…

    В начале войны Эйнар вступил в отряд местной полиции, а после записался в эстонский батальон Ваффен-СС. Он мечтал стать летчиком, его послали на обучение в военный лагерь Хайде.

    Когда русские начали наступление, эстонские батальоны отправили на фронт. Они сражались под Нарвой, на укрепленной линии Танненберг — немцы считали ее неприступной. И все же им пришлось отступать. Отец и брат ушли вслед за немцами — едва успев попрощаться.

    Мать редко упоминала имя старшего сына, но Эльзе знала: все эти годы матушка ждала своего первенца — Esiklaps, хранила его образ в сердце.

    Тут же, возле ручья, Эйнар сбрил бороду. Поменялся одеждой с Вайдо, надвинул кепку на глаза — чтобы соседи, если встретят в темноте, приняли его за среднего брата. Через лес, мимо пруда, огородами Эльзе повела его на хутор.

    Матушка в сенях переливала керосин. Эльзе вошла первой, чтобы ее подготовить.

    — Мама, ты не волнуйся. У меня хорошие новости.

    Мать молча повернулась к двери, дрогнула ноздрями, будто сквозь крепкий дух керосина ощутила какой-то особенный запах.

    Эйнар вошел, снял головной убор. Мать отерла руки о передник.

    — Здравствуй, мама.

    — Здравствуй, Эйнар.

    Матушка уткнулась в сына лицом — там, где вырез рубашки. Не плакала, только часто, тяжело дышала. Будто пришлось ей бежать издалека, от мельничного ручья.

    Потом отстранилась, посмотрела на Эйнара, словно что-то знала такое, о чем нужно было сокрушаться. Казалось, эта встреча принесла ей не радость, а великую скорбь.

    Пришли Вайдо и Осе. Наносили воды из колодца, поставили на печь большой котел. Мать вынула из сундука полотенца, чистое белье.

    Пока в сенях братья мыли друг друга в большом тазу, вскрикивая и смеясь, Эльзе помогала матери раскатывать тесто на пироги, резала яблоки для начинки. Сели за стол впервые за девять лет всей семьей. Недоставало только отца.

    Эйнар, как старший, нарезал хлеб, держа над столом каравай. Сложил на груди красивые сильные руки.

    — Внемли, Господи, голосу моления моего. Научи меня путям твоим, и буду ходить в твоей истине.

    Слов молитвы давно не слышали в доме. Мать перекрестилась, ее движение повторили Осе и Вайдо. Эйнар перевел тяжелый взгляд на сестру, и девочке вдруг снова, как в первую минуту, показалось, что перед ней совсем незнакомый мужчина. Она совершила крестное знамение.

    Эйнар улыбнулся.

    — Ну, что же вы? Мать, нет ли у тебя вина? Я хочу выпить за нашу встречу.

    Матушка принесла лечебную настойку на зверобое. Плеснула по чашкам. Подумав, налила немного и девочке. Братец поднял стопку.

    — Как я хотел бы, чтобы здесь с нами был отец. Он плакал, провожая меня. Думал, живы ли вы, смогу ли я найти вас. Он мечтает всех вас обнять!

    Выпив, Эйнар взялся за еду. Он рвал зубами сало, опрокидывал в рот остатки похлебки из миски, ложкой черпал овсяный кисель, и его румяное лицо светилось улыбкой. Мать с гордостью смотрела на детей. Вышли ладные, статные. У младших льняные волосы, у старшего темно-русые. Глаза у всех материнские, серые, как северное Meri — море.

    После ужина Эльзе пересела ближе к старшему брату. Забралась на скамейку с ногами, головой прижалась к нему, как в детстве ласкалась к отцу.

    Эйнар негромко, обстоятельно рассказывал о жизни в Лондоне. Огромный, чистый, богатый город. Там на улицах много машин и телефонных будок, у автобусов два этажа, а под землей ходит поезд — maa-alune rong.

    — Подземный поезд, как вагонетка в шахте? — удивлялся Арво.

    — Да, только в лондонских шахтах светло как днем. И поезд движется без дыма — на электричестве.

    — Метро, — сказала Эльзе. — Как в Москве.

    Эйнар глянул на нее и промолчал.

    Осе улучил минуту, когда мать вышла в сени, спросил:

    — А девушки там красивые?

    — Есть разные. Только одеваются не как наши. Носят маленькие шляпки, тонкие чулки. Многие даже красятся.

    — У тебя есть подруга?

    — Есть, — кивнул старший брат. — Она из Польши, работает горничной в гостинице.

    — Ты сделаешь ей предложение?

    — Не знаю. Об этом рано думать.

    Осе захотел узнать, как брат добрался до хутора. Оказалось, что его и еще трех разведчиков забросили через границу на легком одномоторном самолете. Они спустились на парашютах в прибрежном лесу. Там они разошлись, и еще две ночи он один пробирался к партизанам из отряда «Орион».

    Вайдо вздохнул.

    — Да, ты много повидал, не то, что мы. Вот бы хоть одним глазком взглянуть на этот Лондон!

    Эйнар наклонился, обнял братьев и сестру, быстро шепнул:

    — Обязательно увидите. Я приехал, чтобы забрать вас с собой.

    «Зачем уезжать, — сонно думала Эльзе. — Лучше пусть Эйнар останется дома. Он хороший, мы так любим его». Да и может ли этот Лондон идти в сравнение с Москвой? Нужно еще посмотреть.

    Матушка ждала рассказа об отце. Брат сел напротив нее, взял ее руки в свои ладони.

    Отец живет в предместье городка Кембридж, работает садовником в богатой усадьбе. Эйнар уже присмотрел неподалеку домик и пустошь для выпаса овец. Овцы в Англии приносят хороший доход.

    Мать захотела услышать, как они попали в Англию. Эйнар рассказал.

    Они с отцом отступали в немецких войсках, участвовали в боях, оба получили легкие ранения. Оказались в составе пехотной дивизии в Курляндском котле, где немцы держали оборону до середины мая сорок пятого. С несколькими офицерами СС им посчастливилось на моторном катере бежать в Швецию.

    Их интернировали на Рейн, в британскую зону оккупации. Несколько месяцев держали в лагере, кормили плохо, но все же это были не русские, которые, как говорили, военнопленным взрезали животы и живьем сдирали кожу.

    Эйнар и отец вместе с другими балтами работали на восстановлении Гамбурга, разрушенного бомбежками. В сорок седьмом году приехали англичане в штатских костюмах. Они отбирали эстонцев, служивших в немецких дивизиях и в отрядах Омакайтсе.

    За это время Эйнар научился довольно сносно говорить по-английски. Ему предложили пойти в военную школу. Вместе с другими земляками их посадили на корабль и отвезли в Дувр, а затем в Лондон. Там Эйнар жил последние пять лет. Часто встречался с Альфонсом Ребане, вождем эстонского освободительного движения. Тот помог соединиться с отцом.

    Ребане работал на британскую разведку. Убеждал земляков, что в ближайшее время Англия и Америка развернут военную кампанию по освобождению Прибалтики от русских. У США самая мощная в мире армия — корабли, самолеты, подводные лодки. Русские не смогут противостоять этой могучей силе.

    — Но русские очень сильны, — возражал осторожный Осе. — Их миллионы, а наших братьев по лесам не больше десяти-пятнадцати тысяч.

    — В лесах не много людей, — соглашался Эйнар. — Но когда начнется война, за оружие возьмутся все, даже малые дети. А еще, — он понизил голос, — у американцев есть секретное сверхоружие. Новая супербомба, которая одним ударом может разрушить всю Москву.

    Братья слушали затаив дыхание. А Эйнар говорил о будущей свободной и счастливой Родине. Союзники — США, Британия и Франция — подписали Акт о помощи странам Балтии. Скоро в порты Риги и Таллина войдут их боевые корабли. Нужно только верить. И бороться.

    Эльзе чувствовала страх.

    Если супербомба разрушит столицу, что будет с Павликом, с его семьей? Она успела полюбить Москву, мечтала увидеть кремлевские звезды, дома-дворцы и новогоднюю елку. Что будет с миллионами людей, которые гуляют по Красной площади, едят мороженое в Сокольниках? В чем они виноваты? В том, что Ребане, Эйнар, Вальтер и Арво не хотят строить коммунизм вместе с ними?

    Осе высказал свои сомнения:

    — Как ваши бомбы разрушат Москву? Самолеты не долетят до цели, их собьют зенитные орудия. Ты должен знать, у русских тоже есть мощные бомбы. Мы с Вайдо работаем на Комбинате, где производят уран.

    Эйнар оглянулся на сестру.

    — Иди спать, Эльзе.

    Она поднялась. Помогая матери собирать со стола, то и дело оглядывалась на братьев. Старший что-то тихо говорил, рубил воздух ладонью. На впалых щеках играли желваки.

    Мать взяла из сундука, где хранилось приданое дочери, новое белье и одеяло. В комнате братьев, надевая на подушку наволочку с прорезной вышивкой, матушка застыла на минуту. Прижала ладонь ко лбу. Видно, от наливки у нее закружилась голова.

    — Что ты, мама?

    — Ступай в постель, — велела дочери. — Да смотри, ни подружкам, ни соседям не проговорись. Если чужаки узнают про Эйнара, всех нас ждут пытки, а после смерть.

    Эльзе шмыгнула под одеяло, зажмурилась. Пытки и смерть! За что? За то, что брат вернулся на родную землю? Матушка не любит и боится русских, в этом всё дело.

    Но разве добра хотят им чужаки, сидящие в Лондоне? Бомбежки, пожары и голод — вот что такое война. Даст бог, Эйнар сам оглядится вокруг и поймет, что жить в республике не так уж плохо. Он может устроиться на Комбинат, пойти учиться в техникум. А после и отец приедет к ним — то-то будет радость!..

    Так думала Эльзе.

    Мать подошла, чтобы накрыть дочку одеялом и увидела, что девочка уже спит и чему-то улыбается во сне.
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Что узнал в бараке Лёнечка? Что Костя-капитан отъехал в Москву. В сорок девятом году второй смотрящий с подельником подломил хату директора рыбкомбината. Взяли посуду, мех, золотые цацки. А нынче самому директору светил железный подзатыльник по статье 58 дробь 7 за «подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения». Дело о квартирной краже заново поднял обвинитель со стороны социалистической законности и вызвал осужденных из колонии для дачи показаний на суде.

    Узнал Май, что молодой подручный Порфирия Ершик слег на больничку с кожной болезнью навроде чесотки, донимавшей многих каторжан. У Ерша так разнесло копыта, клешни и без того неприглядный аусвайс, что босяки шутили — мол, завел между щек осиное гнездо, чтобы натравить кусачих на нового хозяина.

    Также сообщили Лёнечке, что Хрыч, пожилой и преданный Порфирию налетчик, умелец вскрывать ногтем замки и давить людей шпагатом из конского волоса, на днях был найден сидящим в отхожем месте, со спущенными портками и со своей же удавкой на шее.

    — Вот и до нас, жиган ты мой красивый, докатилась сучья война, — описывая этот случай, Луков жмурился то ли от юмора, то ли от страха.

    Восстания заключенных по лагерям, массовые отказы выходить на работу и неповиновение «черных» положенцев «красному» активу — всё это каторжане обсуждали с мая. На зону шли «отписки»: мрачные перечисления потерь, угрозы предателям, противоречивые советы.

    Кум и прочее начальство на общем построении толкали речи — мол, образцовое ИТЛ-1 не допустит бандитизма, анархии и «волынки». Лагерный художник рисовал агитацию. Политические и «бытовики» суетились, писали жалобы в Президиум ЦК, угрожали голодовкой.

    Лёнечка же не был расположен голодать. Он прибыл к Порфирию с бутылкой медицинского спирта, палкой сырокопченой колбасы и нежными эклерами в белой коробочке из центрального гастронома. В заначке, которую не шмонал подкупленный цирик, имелся особый подарок смотрящему — два пузырька марафета. Их он получил от Воронцова вместо денег. Что ж, в лагере эта валюта ходит почти как рыжье.

    Порфирий Иванович, завидев жигана, не скрыл своей радости. Спрыгнул с высоких нар, расцеловал троекратно в губы. Пахло от него сырым луком и старческим потом, но примешивался и необычный душок, вроде знакомый Маевскому, но подзабытый.

    Сидели на верхних нарах Фомич Хромой, Витек-Трясогузка из бывшей свиты Кости-Капитана, еще пара каторжан, с рожами опухшими и помятыми после дневного сна. Из верных Порфирию разбойников сохранил здоровье и жизнь только могучий Камча, по обыкновению угрюмый.

    Закусили, выпили. Порфирий со слезою помянул Хрыча — мол, помер кореш посреди полного здоровья, без нужного почета и блезира. Так что нет у положенцев больше причин видеть черного урку Голода живым на белом свете.

    За то время, что Лёнечка был под расконвоем, Царь-Голод два раза куковал в ШИЗО, хлебнул трюмиловки от надзирателей, был переселен в БУР, особо охраняемый барак, но с принципами не расстался. Он по-прежнему сидел в отрицалове, не выходил на работу даже для видимости и не подчинялся ничьим приказам.

    Новый начальник колонии вместо того, чтобы вернуть строптивого каторжанина в колымский край на особый режим, тешился пригнуть его характер.

    — Моего трюмилова не видал. Хребет сломаю твари, — шипел Камча.

    Порфирий наклонялся к Лёне. Пояснял, что вызван был жиган в помощь корешам для исполнения необходимой мести, план которой вызрел в голове пахана и скоро будет объявлен.

    Поминали за выпивкой и арест Берии, не заимевшего уважения среди бродяжного народа несмотря на то, что «очкастый нарком» по факту был инициатором недавней амнистии и секретного указа о запрещении мер физического воздействия к арестантам — то есть избиения и пыток. Фомич уверял, что Сталин помер не своей смертью, а вроде отравил его Лаврентий своей секретной радиацией.

    Приблатненный шпаненок из нового пополнения где-то отнял газету и громко зачитывал под визг и вой босяков, подтянувшихся к нарам смотрящего. Сладко было слышать уркам, как товарищи из Политбюро костерят всесильного маршала — клоп, пигмей, авантюрист, фашистский заговорщик, продажная шкура. Выходило, что и в кремлевских кабинетах по-волчьему грызут друг другу глотки.

    Май пел, свистал, плясал для общества, пока дневальный не устал кричать «отбой», а заглянувший пупкарь не пригрозил вызвать автоматчиков с собаками. Спать легли веселые, пьяные. Во сне Лёнечка снова видел бесстыжую девку, она трясла животом и белыми грудями, манила его. И только под утро пришлось вспомнить, что во время сна в бараке клопы впиваются, как черные раки.

    
Назавтра по роте был назначен банный день, и Лёне, хоть он чистый после бесконвойной жизни, пришлось за остальными тащиться в помывочную.

    Зимой блатной народ в баню не загонишь, но летом, когда начинается духота и кожный зуд от липкого пота, многие идут в охотку. Даже Порфирий, который баню не любит от убеждения, что мыльная вода смывает с тела каких-то полезных микробов, и тот собрал узелок с постиранным чушками-прачками бельем, велел достать кусок земляничного мыла, которым особливо дорожил.

    Пупкари для облегчения своей жизни в предбанник набивают сразу тридцать-сорок человек. Пока голые жмутся по лавкам, одежду отправляют в дезинфекцию — прожаривают в баках от насекомых. В углу два цирюльника скребут головы, подмышки и лобки, в угол сметают клоки волос. В другом углу баклану с распаренной рожей кольщик доводит хвастливую картинку — карты, бутылка, голая маруха и надпись: «Вот что меня сгубило».

    Лёнечка стащил штаны, прыгая на одной ноге. Дал леща молодому раззяве за то, что под босые пятки ему выбил из носа соплю.

    — Гляди, куда харкаешь!

    Фомич, Трясогузка, Луков теснились возле Порфирия, поглядывая вокруг. Камча разминал шею, надувал могучие бицепсы, точно боксер перед боем. Прошел слух, что именно в бане Голод и его пристяжные получат заслуженную кару за гибель Хрыча, и многие ждали кровавого развлечения.

    Однако Голод не появлялся. Толкались в очереди к цирюльникам какие-то бугаи, вроде бы замеченные в его окружении. Шестерил перед ними беззубый Костыль, бывший положенец, пойманный на крысятничестве и потерявший все блатные привилегии.

    — Пойдем, Лёнечка, намылишь мне спинку, — проговорил Порфирий, видимо устав от ожидания. Он начал снимать белье, и Маевский невольно отметил, что синее от наколок тело пахана уже отмечено признаками старческой дряблости.

    Зашли в помывочную, где стоял густой пар. Трясогузка вытолкал нерасторопных мужиков, из которых не все успели обмыться и выбегали в предбанник с грязными разводами мыла на рожах. Картина эта немного развеселила блатных, смех разрядил обстановку. Внесли две шайки кипятка, Лёнечка сунулся под кран с холодной, завертелся, радостно взвизгнул от обжигающей свежести.

    Порфирий Иваныч подозвал, прилег на полку. Камча уважительно понюхал кусок земляничного мыла и передал Лёнечке. Жиган, не испугавшись фамильярности, зная, что в бане разрешено, уселся сверху на пахана, начал с силой разминать, намыливать дряблую спину.

    Запотелое окошко, сквозь которое в помывочную пробивался свет, вдруг кто-то закрыл снаружи телогрейкой. Огромная тень возникла из пара.

    — Надень валенок на шею! — крикнули страшно, и Лёня услышал рядом громкий хруст позвонков.

    Привстал на полке смотрящий. Хлопнула дверь, окно осветилось, и растерянные каторжане, расступаясь, увидели, что в мыльной грязи на полу бьется в последней агонии могучее тело Камчи.

    Порфирий слетел с полки к умирающему.

    — Камча, Камча! Детенок ты мой! Да какая же сука?.. Да кто же посмел?!.

    Изо рта умирающего лезла кровавая пена, глаза выпучились, кишки опоржнились с треском. Пахан завыл, расцарапывая себе лицо.

    — Ля-ярвы! Су-у-уки! Урою тварей! Глотку порву!..

    Зашли вертухаи с винтовками, уважительно, но твердо отстранили Порфирия, осмотрели тело. Тут же провели разбиралово.

    Вылез Костыль, утверждая, что он главный свидетель. Божился, что Камча сам упал на мыльном полу и ударился головой об лавку — мол, видел своими глазами. Спорить было не о чем, труп унесли. Пока никто не глядел, Лёня успел еще облиться остывшим кипяточком из шайки.

    По дороге в барак блатные негромко переговаривались, обсуждая происшествие. Не было сомнений, что шею Камче свернули пристяжные Голода, может, и сам Циклоп. Расправа была задумана и подготовлена так дерзко, что соратники смотрящего не скрывали своей растерянности. Порфирий шагал молча, играя желваками, крепко обдумывая свою беду. Подходя уже к двери, рядом с которой курил надзиратель Котёмкин, пахан глянул на Лёнечку, выедая взглядом нутро:

    — Май, ты-то рядом был, что видел?

    — А ничего, Порфирий Иваныч. Я ж вам спинку намыливал, на Камчу не глядел.

    — Как же так выходит, Лёня? Костыль, гниль подшконочная, сильно зрячий оказался, а ты ослеп?

    В другое время Лёнечка начал бы оправдываться, юлить. Но теперь не захотелось, смолчал. Он снова почуял кислый душок, который услышал, возвратившись в барак. Запах этот был ему знаком еще с блокады и никогда не обманывал. От Порфирия пахло скорой смертью.

    
За поминальным ужином Порфирий всё сокрушался, сыпал на воздух пустыми угрозами, придирался с вопросами — мол, как же так, не видали, не слышали ничего? Лепшего кореша не сберегли? Сквозило недоверие в старческом голосе. Фомич Хромой заварил в кружке крепчайшего чифиря, подал пахану. Принесли откуда-то бутылку водки, самой дешевой, с резким запахом сивухи.

    Когда Лёнечка спрыгнул с нар до параши, Луков улучил момент и шепнул ему:

    — Поклонишься Царь-Голоду?

    — Не дурак, сам догадался.

    — Чифиря не пей.

    С отбоем вырубили свет в бараке, мужики и блатные расползлись по нарам, захрапели. Лёня лежал рядом с койкой смотрящего и слушал в темноте обрывистый присвист его дыхания. Чего-то ждал.

    Вспомнил, как умирала мать. В темноте незнакомая женщина вошла, молча села на кровать. Смерть была эта женщина, и мальчик принимал в себя ее молчание, пил тишину, как молоко. Сердце его тогда застыло, как от ледяного поцелуя. Наутро проснулся, убил и съел горячую крысу, ожил и ушел из дома, так ни разу не взглянув на покойницу.

    Он продолжал жить ловко, весело и буйно, но сердце его осталось мертвым и с тех пор могло слышать молчание Смерти, как собственный голос.

    Сердце слышало, что Порфирий начал умирать.

    Около полуночи смотрящий поднял голову и осмотрел барак.

    — Муторно мне что-то. Лёня, помоги…

    Май закрыл глаза, делая вид, что спит.

    — Эй, Фомич, Трясогузка! — сипло крикнул смотрящий. — Зовите лепилу, худо мне!

    Барак молчал.

    — Что же вы, суки?! — Смотрящий нашел в себе силы сесть и даже приподняться на ноги. — На что решились? Да я же вас живьем сожру!

    Он упал, пополз между нарами, хотел схватить Лёнечку за ногу, но тот ловко прыгнул на верхний ряд, затаился.

    — Лёня, помоги! Ты же мне как сын… Я ж тебя как падлу опущу! В парашу головой! Витя, Фомич, хватайте его…

    Ответа не было.

    Изрыгая проклятия, Порфирий полз к умывальнику, сдергивая с нар матрасы и хватая арестантов за ноги. Те молча отбивались, лезли наверх. Страх сгущался над головами, обретая вещественную плотность. Чушки начали по-бабьи подвывать.

    — Пить, пить, жгёт нутро! — хрипел Порфирий, пытаясь выблевать отраву, но не имея для этого сил.

    Вдруг в проходе поднялся Фомич. Он взял Порфирия под мышки, подтащил и уложил на нары. Проговорил рассудительно и строго:

    — Чего орешь, сука старая? Если ты вор, так помирай правильно, как вору положено. Зубы не заговаривай.

    Порфирий замолчал на время, но после начал бредить. Он жаловался на сильную боль, огнем разрывающую внутренности. Звал Камчу и каких-то прочих, неизвестных Лёнечке корешей, которые, по всей видимости, явились смотрящему из своих могил.

    Ночь была страшная, будто и правда со всех сторон повылезли мертвецы и на разные голоса хрипели, выли, сыпали ругательствами. Порфирий уже не мог кричать, его дыхание сделалось шумным, тяжелым, с присвистом — видно, легкие продырявил крысиный яд, подсыпанный в чифирь. Между ругательствами умирающий поминал и нынешних сотоварищей, чаще всего Лёню, будто тащил за собой.

    Барак не спал. Дневальный подходил пару раз к нарам и возвращался на свое место. Всем хотелось, чтоб дело поскорее кончилось. Луков и Трясогузка подлезли к Лёне и начали подбивать его придушить смотрящего подушкой, а то вдруг оклемается к утру. Тогда им всем несдобровать. Из больнички Порфирий мог разослать отписки по лагерям.

    Лёня до того исстрадался, слушая вой старика, что уж подумывал и правда навалиться, заткнуть поганый рот рукавом телогрейки. Но удерживал себя — Фомичу легко, он свое отжил; да, видно, много посулили, раз подписал себе приговор, повесил на шею убийство вора-положенца. А Лёнечке хочется еще поесть и выпить, попортить девок на забаву, погулять на земле, а не ложиться к ней в нутро.

    — Суки, твари рваные… Лёня, помоги… ты ж меня убил! Всех с собой заберу… Дружки сердечные… Будьте вы прокляты во веки вечные! — прохрипел Порфирий напоследок и, будто проваливаясь прямо в ад, крикнул: — Жгёт, жгёт меня огонь!

    Фомич Хромой подошел, поправил сбившуюся койку и закрыл покойнику глаза.

    Наутро замначлага по режиму сам пришел в барак составлять протокол. Фельдшер задрал на трупе исподнюю рубаху, глянул на раздувшийся живот, на черные пятна под татуировками, поднял пальцем веко и констатировал сердечный приступ. Родных и близких у Порфирия не оказалось, пустых разбирательств никто не хотел.

    В тот же вечер после поверки Голый Царь устроил церемонию присяги. Собрал по зоне всех блатных по мастям и предложил принять черную веру, а с ней отрицалово режима и клятву верности Первому Закону уркаганов — на тюркском наречии «волчья голова». Лёнечка вместе с прочими опустился перед Голодом на одно колено, поцеловал нож и повторил клятву.

    — Теперь на зоне будет наш порядок, — объявил Циклоп.
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     Красные амбары
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Дом Циммермана над рекой. С берега виден остров и корпуса Кренгольмской хлопковой мануфактуры — красные амбары, как называют их местные жители. Немцы в начале войны заняли склады под временный лагерь для военнопленных и устроили здесь братскую могилу — тысячи красноармейцев на закрытой территории умерли от голода и болезней. Участок был окружен колючей проволокой и оцеплен охраной. Люди просто сидели на голой земле и медленно умирали без воды и еды.

    Затем в наскоро построенные бараки свозили евреев из Польши, Голландии, Белоруссии, чтобы методично уничтожать в газовых камерах.

    После войны многие задавались вопросом, зачем германское правительство занималось перемещением сотен тысяч обреченных на смерть, а не расправлялось с ними на месте. Напрашивался один ответ: чтобы скрыть следы и масштаб преступлений и помешать возможному в будущем расследованию. Отчасти это удалось.

    Поэтому советские войска, освобождая концлагеря, тут же собирали свидетельства нацистских преступлений, описывали увиденное и снимали на кинопленку. Позже эти кадры сыграли важнейшую роль в ходе Нюрнбергского трибунала.

    Однако разрушать лагеря советская власть не торопилась. Арестные дома покрывали побелкой, над железными воротами сбивали нацистские лозунги и водружали новые. «Честный труженик всегда в почете». «Лучший воспитатель — лагерный режим». Места на крепких нарах, сколоченных хуторскими плотниками, заняли военнопленные финны, румыны, испанцы и пособники оккупантов — советские граждане.

    Во время Нарвской наступательной операции в июле сорок четвертого в городе шли ожесточенные бои, здания подверглись сильным разрушениям. Теперь лагерные строительные роты восстанавливали фабрику и прилегающие кварталы.

    Дом, который искал Воронцов, располагался неподалеку от петровских бастионов, в тихом и живописном месте, где некогда возвышалась усадьба шведского промышленника. Дворец сгорел, но сохранился флигель на каменном фундаменте, с высоким крыльцом. Тут и поселился известный на всю округу доктор Циммерман.

    Неделю назад Алексей встретил доктора в приемной Гакова. Циммерман коротко расспросил о здоровье, не возвращается ли кашель и боли в груди. Выписал рецепт в аптеку и черкнул свой адрес на листке с подробным указанием, как найти дом. Сказал, что в субботу празднует день рождения, будет рад видеть у себя. Добавил, что ожидает только двух-трех близких друзей.

    Алексей удивился приглашению. Решил как-нибудь потом ответить письменно извинением и отказом. Но в последнее время душу его пожирала такая мучительная тоска, что захотелось вдруг побывать в интеллигентном доме, вспомнить удовольствие отвлеченного разговора о книгах, о живописи; послушать классическую музыку, которую, как все знали, Циммерман очень ценил и собирал на граммофонных пластинках.

    Теперь Воронцов стоял у калитки и смотрел во двор, где заливался лаем и гремел цепью большой лохматый пес. Подмывало повернуть назад, оградить свое одиночество от вторжения чужих голосов и прикосновений. Алексей даже представил, как возвращается в сырую комнату, сворачивается креветкой на скрипучей кровати, подтягивает колени и сдавливает палец на ноге с загноившейся ранкой от вросшего ногтя. Почувствовал, как всё его существо растворяется в боли, словно кусок сахара в кипятке.

    Но доктор уже вышел на крыльцо, придержал пса.

    — Тихо, Кербер! — Приглашающе махнул рукой. — Заходите, Алексей Федорович. Рад видеть. Уж извините, собака у меня лагерная, охранная. Не любит чужих.

    — Нам тут без собаки нельзя. Зарежут, — добавила низенькая женщина в цветастой косынке, пристально, из-под руки оглядывая гостя.

    Алексей слышал, что с Циммерманом живет его шестидесятилетняя тетка, которая управляется по хозяйству и, как и многие жители городка, держит кур, разводит огород.

    Воронцов покосился на заросли непролазных кустов вдоль реки, на смотровые вышки лагеря. Поторопился зайти в дом.

    Не зная, что подарить имениннику, он принес бутылку крепленого вина и теперь чувствовал неловкость за то, что пожалел полторы сотни на коньяк и конфеты.

    В гостиной, обставленной с неожиданным шиком — дубовый резной буфет, кресла, стол под ковровой скатертью, как на полотнах малых голландцев — сидел небольшой человечек с грустным лицом эстрадного комика. Его щеки, словно вуалью, были покрыты сеткой склеротических сосудов.

    Циммерман коснулся плеча Алексея, подталкивая легким движением.

    — Вот, инженер с комбината, Алексей Федорович Воронцов. Это моя тетенька, Руфина Осиповна, а это…

    — Гуревич, очень приятно, Гуревич, — человечек сжал ладонь Воронцова двумя руками, неожиданно сильными и мозолистыми.

    Доктор извлек из недр буфета чашки нежнейшего фарфора, молочник, серебряную сухарницу. Тетка внесла пузатый самовар.

    Воронцов сразу ощутил, как его обволакивает покой чужого налаженного быта. Призрак Августы Францевны одобрительно взирал на благопристойный бюргерский уют.

    — Я вам сочувствую, товарищ инженер, — хлюпнул носом Гуревич. — У вас такое благородное лицо. Иметь такое лицо в наше время — опасная, непозволительная роскошь.

    Циммерман пояснил для Воронцова:

    — Григорий Маркович изрядный шутник.

    Гуревич печально вздохнул.

    — Какой резон делать рекламу, когда нельзя заработать? Вот если б за остроты давали хотя бы пятьдесят копеек, я бы за месяц пошил себе барашковое пальто.

    — Допустим, заработать можно. Лет десять за анекдот, — невозмутимо заметил Циммерман. Гуревич начал нервно обмахиваться газетой.

    Тетка впустила нового гостя. Это был высокий блондин лет сорока, привлекательной наружности, в круглых очках и начищенных ботинках. Отчего-то он насупился при виде Воронцова.

    — Проходи, Витенька, — Циммерман радушно расцеловал новоприбывшего в обе щеки. — Мой давний приятель Виктор Новожилов, начальник отдела промкооперации, член городской ревизионной комиссии. Вы не знакомы с Алексеем Федоровичем? Ведь ты бывал на Комбинате.

    Воронцов припомнил, что где-то видел этого человека — на планерке или в директорской столовой.

    — Не в городской, а в областной ревизионной комиссии, — поправил Циммермана «Витенька», не меняя угрюмого выражения лица.

    — Так вы инженер с Комбината, — уточнил Гуревич, продолжая оглядывать Воронцова подслеповатыми глазками. — Секретный? Впрочем, не говорите — зачем мне это знать? А я, видите ли, простой сапожник. Ставлю набойки, выправляю каблуки, подшиваю валенки. Могу изготовить пару ботинок из вашей кожи.

    — Спасибо, впишу этот пункт в завещание.

    Циммерман усмехнулся и, проходя, ласково коснулся плеча Алексея.

    — Рад, что вы пришли.

    «У них какой-то заговор. Шпионы, политические? Впрочем, какая разница», — думал Воронцов, наблюдая за тем, как хозяин расставляет рюмки, вынимает из буфета графин с прозрачно-рубиновой жидкостью. Белые крупные руки доктора, лицо с чуть впалыми щеками, широко посаженными глазами и узкими, но довольно массивными челюстями выдавало породу, но заставляло вспомнить о каком-то животном или насекомом.

    — Прошу любить и жаловать. Смородиновая наливка на чистом медицинском спирте.

    Тетка внесла на противне большой пирог, распространявший сладостный жирный аромат. Гуревич одобрительно засопел, Новожилов перестал сверлить Воронцова мрачным взглядом и по-детски причмокнул.

    — С чем пирожок? С курятиной? О, это я люблю.

    — Ну, прошу за стол. Предлагайте тост, Гуревич.

    Сапожник поднялся, двумя пальцами осторожно сжимая ножку хрустальной рюмки.

    — Как вы знаете, в апреле нынешнего года было произведено снижение отпускных цен на такие продукты питания, как масло, сахар, мука, мясо, хлеб, рыба и водка… Также подешевели товары легкой промышленности и хозяйственное мыло.

    — Только без политики! — поморщился Новожилов.

    — Мы наблюдаем перевод на мирные рельсы легкой промышленности страны, — невозмутимо продолжал Григорий Маркович. — Вместо военной формы швейные фабрики начали осваивать выпуск бытовых вещей и обуви.

    — Переходите к сути, — потребовал Циммерман.

    Вскинув брови с комическим достоинством, Гуревич сделал паузу.

    — Я лишь хочу сказать, что такой несерьезный человек, как я, переживший столь серьезные испытания в жизни, впервые за долгое время имеет основания для оптимизма…

    — Выпьем за это, — оборвал Циммерман.

    Гуревич еще продолжал:

    — Хотя весь мой опыт говорит о том, что никогда и ничто не становится лучше со временем…

    Выпили. Тетка вынесла миску дымящейся картошки, жареную курицу, овощной салат. Выпили за хозяина, начали звенеть тарелки — гости без особых церемоний набросились на еду.

    Спирт с непривычки ударил в голову, и Алексей почувствовал, как утихает душевная тоска, донимавшая его в последние дни. Попробовал пирог — блаженство. Пересел в кресло у окна, о нем забыли, он наблюдал.

    Доктор говорил:

    — Интеллигенция заигралась в невинную жертву, как, знаете ли, проститутка в гимназическом платье. Ее, конечно, жаль, но совсем не так, как ей хотелось бы и как ей представляется. Интеллигенция не прочувствовала и не выразила великой трагедии вместе с народом, она вечно противопоставлена стихии народной радости. Как, впрочем, и народному гневу… Вечно умывает руки, как Понтий Пилат, а после принимает позу оскорбленной невинности. Противно! Вот когда интеллигенция научится смирению, отринет гордыню, по-настоящему почувствует себя частью большого народного тела, тогда, может быть…

    — Золотые слова! — поддакивал Гуревич. — Время дало мне чудесную возможность отринуть гордыню. Кто я сейчас? Преуспевающий сапожник в промкооперации. Кем я был раньше? Бездельник, волокита, дурной студент, поэт средней руки. Мамаша держала литературный салон, папаша… Впрочем, не важно. Шатались по кабакам со всяким поэтическим сбродом… Кокаин, мелодекламация, Михаил Кузмин в туманном облаке обожания. Не слышали, товарищ Воронцов? Разумеется, откуда! Его близкий друг, Юрочка Юркун, был похож на вас. Тот же астеничный тип, что-то скандинавское… И поголовно все писали стихи, будто плотину прорвало.

    
     
      Моя любовь одна с волшебством мук,

      И с вами пуст — любви иконостас.

     

    

    — Вы мало рассказываете о том времени, Гуревич, — заметил доктор. — А жаль.

    Гуревич замахал руками.

    — Бюллетень археологических раскопок — кому это теперь интересно?! Просто слегка удивительно, что на долю нас, смешных людей, выпала столь монументально серьезная эпоха. Я удивляюсь, как мы до сих пор живы, болтаем о пустяках и едим пирог с курятиной…

    Алексей разглядывал гравюры на стене. Битва кентавров и лапифов. Набухшие мускулы, искаженные напряжением черты. Вспомнились лица с газетной полосы: Ворошилов, Молотов, Маленков… Нет, об этом лучше не думать. Ведь власть бывает чертовски обаятельна. Ганимед, похищаемый Зевсом-орлом. Подросток Эрот, принимающий чашу с вином из рук Диониса. Воронцов успел уже сообразить, какая общая тайна может объединять гостей Циммермана. Но пока что не решил, готов ли хоть в какой-то мере доверять хозяину столь оригинального по нынешним меркам жилища.

    — Это гравюры с дачи Елисеева. Солдаты топили печи. Спасла библиотекарша, чудом сохранились, — пояснил доктор, заметив интерес Воронцова. — Я приютил у себя.

    Негромко, ласково доктор пригласил:

    — Пойдемте-ка в мой кабинет, Алексей Федорович. Послушаю вас.

    Кабинет Циммермана украшал еще один лист из альбома с гравюрами. Мраморный фавн, бесстыдно раскинувший чресла в послеполуденном сне.

    Нет, нужно вырвать, выжечь, забыть. Умерло и похоронено. Выдумал себе любовь к отпетому уголовнику, влез в неприятности с головой…

    Циммерман достал стетоскоп.

    — Снимите-ка пиджак и расстегните рубашку. Вдохните глубоко и не дышите. Выдох. Теперь дышите ровно. Хорошо.

    — Книги у вас роскошные, — не удержался Алексей. — Рильке!

    Циммерман вытянул томик, зажатый медицинскими энциклопедиями.

    — Возьмите, я все равно уж не буду перечитывать. Вы ведь владеете немецким?

    Воронцов заставил себя ответить небрежно.

    — Немного, в школе учил.

    Открыл сразу на том сюжете, который навсегда засел в голове. Орфей и Гермес ведут Эвридику из царства Аида.

    Разве знал он когда-то, заучивая звонкие строфы, что станет сам бесплотной тенью, блуждающей по тропикам собственной памяти, скованный безволием, как в тесных погребальных пеленах.

    
     
      Das war der Seelen wunderliches Bergwerk.

      Wie stille Silbererze gingen sie

      als Adern durch sein Dunkel.

     

    

    Доктор сел к столу, выписал рецепт.

    — Вот, товарищ Воронцов, в нарвской аптеке вам приготовят — у них есть витамин Е и масло какао. Я бы вам еще рекомендовал усилить калорийность питания. Мясо, жиры, куриные яйца. И знаете что? С вашей склонностью к ипохондрии нужно иметь обязанности в жизни.

    — У меня их достаточно.

    — И все же я бы вам рекомендовал жениться. Дети, пусть и чужие, — это все же ответственность. Почувствуете себя полезным. Таисия Котёмкина простая женщина, но не глупа и вполне способна оценить вашу жертву.

    Циммерман бросил в ящик стола стетоскоп.

    — А интимная близость — что ж, для семейной жизни не это главное. Выдумайте объяснение. Ранение, болезнь. Могу вам справку выдать.

    — Со своей жизнью я разберусь сам, — вспылил Воронцов, надевая пиджак и пряча книгу в карман.

    — Сомневаюсь. Вы очень неосторожны, Алексей Федорович. Даже до меня доходят слухи о ваших странных пристрастиях к обществу молодых уголовников. Хорошо еще, сейчас такая неразбериха во всех инстанциях. Аресты, кадровая перетряска. Все ждут, куда повернется руль. Если бы не это…

    — Мне нечего скрывать.

    — Бросьте, каждому есть что скрывать. Нам предлагают соответствовать столь недостижимым идеалам, что даже директор Гаков страдает от несоответствия мечты и реальности. Я сам давно описан и пришпилен в компетентных органах. Меня обстреливают доносами, как святого Себастьяна. Спасает то, что я здесь — единственный знающий специалист и пользую все местное руководство…

    Пес во дворе снова залаял надрывно, до спазмов в глотке. Циммерман выглянул в окно. Пока Алексей застегивал рубашку, хлопнула дверь, в гостиной послышались женские голоса.

    — Мы сами решили зайти! От вас же не дождешься приглашения.

    — И вы бы не узнали, как мы вас ужасно любим!

    — Можно поцеловать?

    — Давайте фотографироваться!

    Две молоденькие медсестры и докторша в очках обступили доктора. Поцелуи, смех. Тетка хлопотала с чашками, устраивала в вазу букет из белых и лиловых астр.

    — Фотографироваться! Вставайте здесь, все вместе.

    — Нет, нельзя напротив света, лучше сюда, где буфет.

    — Вы тоже идите, товарищ Гуревич!

    — Алексей Федорович, и вы здесь? Скорее становитесь!

    — Я сяду в кресло!

    — Я лягу на пол!

    Расстановкой распоряжалась миловидная докторша — Воронцов несколько раз видел ее в госпитале. Помимо воли вовлеченный в суматоху, Алексей сперва был всунут между Гуревичем и полненькой курносой медсестрой, затем переставлен в задний ряд, рядом с таким же высоким Новожиловым. Циммермана усадили в кресло, медсестер — на подлокотники. Только сейчас Алексей заметил секретаря комсомольской ячейки Велиора Ремчукова, который вынимал из кожаного чехла фотоаппарат.

    — Теперь все замерли. Улыбаемся!

    После убийства Нины Воронцова вызывали в исполком, и там Ремчуков подробно и нудно расспрашивал его о личной жизни, об отношениях с женщинами, о Таисии. Показывал письма Котёмкина и анонимки неизвестных «доброжелателей». Ремчуков был воплощением и рупором того ханжеского лицемерия, которое на партийном языке называлось «морально-нравственный облик». Видимо, и сюда секретарь явился, чтоб наблюдать и наушничать.

    Наконец дамы угомонились, сели пить чай. Обнаружилось, что доктор держится с Ремчуковым вполне по-приятельски. Они обсуждали какие-то «великолепные» ботинки, которые можно свободно купить в Риге. Подтрунивая над Гуревичем, Ремчуков живо пересказывал свою встречу с «довоенным» портным, которого нашел в Раквере по рекомендации Циммермана, чтобы пошить у него две рубашки и модный костюм из шерстяной материи по 275 рублей за метр.

    — Для чего вам такой дорогой костюм? — кокетничала докторша. — Жениться собираетесь?

    — Как только найду подходящую невесту, — Ремчуков с неуклюжей галантностью поднес ее руку к своим губам.

    — Ах, какие женщины уговаривали меня жениться, — Гуревич запрокинул лысую голову. — Дочка коммерсанта Солодовникова призналась мне в любви на скачках, когда лошадь Лео Манташева по кличке Грымза взяла Императорский приз… Поэтесса Шапкина травилась серными спичками, одна курсистка из Сарапула устроила дуэль с подругой-медичкой. Да, да, не смейтесь, женские дуэли тогда входили в моду…

    — Когда это, в каком году? До революции?

    — Что это вы делали на скачках?

    — Сколько же вам лет?

    У обеих медсестер, и полненькой, и худой, были детские сюсюкающие голоса. Миловидная докторша курила и поддавала хрипотцы, пыталась копировать мужские ухватки, впадая в карикатурность. При этом бойко кокетничала то с Циммерманом, то с Ремчуковым и Новожиловым, вскидывая круглый подбородок, заливаясь грубым хохотом.

    Слушая пустую болтовню, Алексей чувствовал всё возрастающее раздражение. Ему вдруг стало казаться, что секретарь следит за ним своими жидко-карими остекленевшими глазами.

    Следовало поскорее распрощаться и уйти. Но разговор зашел о ремонтных работах в госпитале, о трудностях с получением стройматериалов, и Воронцов, сам от себя не ожидая, вдруг задал вопрос:

    — Вы замечали, что во всех учреждениях вашего ведомства, но и не только… полы красят непременно в бурые, мясные цвета? Отчего это так?

    Ремчуков подал голос:

    — Представьте, я знаю ответ. Увлекался химией в школьные годы.

    Секретарь поднялся, руками обрисовывая шар.

    — Как формируется небесное тело — например, звезда? Под действием гравитации водород сжимается и постепенно образует всё более тяжелые элементы, по порядку таблицы Менделеева.

    Женщины умолкли, обратились в его сторону с каким-то гипнотическим вниманием. Гуревич и Новожилов тоже повернули головы, прислушиваясь. Ремчуков был серьезен и казался весьма увлеченным темой.

    — Кризис наступает, когда синтез доходит до элемента с массовым числом пятьдесят шесть. Крупные звезды взрываются, и часть материи выбрасывается в космос. Стабильный элемент с массовым числом нуклонов пятьдесят шесть — это, как вы знаете, железо, наиболее распространенное вещество в нашей вселенной. В соединении с кислородом образуется оксид железа Fe2O3, он же красная охра. Самый дешевый пигмент для изготовления красителей…

    — Гениально! — выдохнула полненькая медсестра.

    — Велиор, вы чудовищный эрудит, — поддакнула подружка.

    — Многие знания — многие скорби, — пробормотал Гуревич и быстро переложил себе на тарелку последний кусок пирога.

    — Циммерман, а давайте-ка музыку! — потребовала докторша, прикуривая новую папиросу от прежней.

    Новожилов поставил пластинку, хотел запустить патефон.

    — Постойте, постойте! Вам подарок, доктор! Чуть не забыл! — Ремчуков эффектным жестом вынул из кармана и потряс над ухом коробочку. — Патефонные иголки! Немецкое качество!

    Интимно, с нижнего регистра, шагнуло в комнату «Танго соловья».

    Как чудно высвистывал эту мелодию Лёнька Май, лежа в песчаных дюнах у моря! Пошленькая музыка толкнулась в сердце, отозвалась беспробудной тоской.

    Кто я, откуда пришел и куда уйду? Для чего эта мука, ханжески прикрытая пустыми романтическими сказками? Зачем моей плоти непременно нужно для счастья это судорожное и краткое обладание чужим телом? Кто заставляет меня с таким отчаянием желать постороннего и опасного человека? Что за голоса внутри меня ведут нескончаемый спор?

    Не проще ли покончить разом со всем этим, уничтожив постыдную летопись моей жизни? Морфий не для того ли был украден, чтоб умереть без боли, во сне?

    Дамы вытащили танцевать мужчин. Докторша подняла с места Циммермана, полная медсестра Новожилова. Худенькая направилась было к нему, но Воронцов без всяких церемоний повернулся спиной и скрылся в коридоре.

    Зашел в уборную, чисто вымытую и пахнущую хлоркой, со старомодной фаянсовой раковиной, с высоким смывным устройством, украшенным подвесом на бронзовой цепочке. В зеркале — жалкое, усталое лицо, круги под глазами. Типичный портрет неврастеника.

    Вернулся в коридор, обнаружил черное крыльцо, выходящее в сад. Ветер утих, в отдалении шумела река. Темнели на фоне закатного неба деревья, усыпанные мелкими яблоками и сливами. Из сарая слышалось квохтанье кур.

    Алексей всей грудью вдохнул запах подгнивающих плодов, сладкий и ностальгический.

    — Что-то вы, Алексей Федорович, не веселы. Всё тоскуете по нашему прекрасному вольноотпущеннику? — Циммерман пошатнулся на крыльце, усмехнулся собственной неловкости. — Я и сам, признаться, не устоял под стрелами Амура. Глаза, улыбка, что за плечи, что за душа! Впрочем, сердце я одел гранитом, тра-ла-ла и что-то там…

    — Лев Аронович, я должен перед вами извиниться. Когда я лежал в госпитале, я украл у вас из аптечного шкафа четыре пузырька с морфином.

    Циммерман шагнул в сад, заглянул ему в лицо.

    — Да что вы? А я думал совсем на других. Ну, и что вы сделали с препаратом?

    — К сожалению, вернуть уже не могу. Сам не знаю, зачем тогда взял. Таисия вскрывала фурункулы своему мужу, Игнату Котёмкину, я дал ему как обезболивающее. Немного развел в воде. А всё остальное… одним словом, больше ничего нет.

    — Но сами вы, надеюсь, не употребляли?

    — Один раз выпил раствор, но понял, что делать этого больше нельзя. Человек не должен привыкать к такому способу счастья…

    — Ну слава богу. Честно сказать, у нас были хлопоты от этой кражи, пришлось разбираться. Впрочем, появилась причина уволить фельдшера, пьющего и весьма невежественного.

    В приступе самобичевания Воронцов вдруг решил, что исповедь должна открывать всю правду до конца.

    — Я передал эти пузырьки… одному лагернику. С меня требовали денег, и я расплатился… Вы понимаете, на зоне это валюта, и весьма ценная.

    — Да, понимаю.

    Циммерман уже казался совершенно трезвым. Лицо его выражало серьезное и глубокое сочувствие.

    — Дорогой мой, это большая ошибка! Вы напрасно так близко его подпустили. Урки народ отпетый, неисцелимый. Воры — не люди, уж поверьте, я их много повидал. Зараза, человеческая гниль.

    Снова заныл больной палец на ноге. Черт дернул признаться. Зачем? Чтоб выслушать пустое нравоучение? Алексей коротко поклонился.

    — Извините еще раз. Я должен идти. Хочу успеть на автобус.

    Лев Аронович удержал его за локоть, приблизил свое крупное лицо, понизил голос почти до шепота:

    — Вам бы сперва почитать его дело. Понимаете, блокада, война. Ведь этот Маевский — он людоед. Их банда делала котлеты из человечины, сами ели и торговали на рынке… В деле есть показания…

    В ушах зазвенело, будто его ударили ладонями по барабанным перепонкам. Циммерман продолжал говорить, но Воронцов видел только, как шевелятся губы.

    — Простите, простите…

    Не помнил, как прощался с гостями. Только лицо Ремчукова, равнодушный и злобный взгляд насекомого, почему-то застрял в памяти.

    Шел по городу без мыслей, почти машинально.

    В полупустом автобусе сел в угол у окна, открыл подаренную Циммерманом книгу. Читая, начал успокаиваться, согреваться.

    В памяти всплывали целые четверостишия, но общий смысл поэмы вдруг стал открываться иначе. Когда-то был заворожен бесчувствием, посмертным целомудрием души, которой чужды радость и страданье. Как в колыбели мирно спит дитя, так в смертной колыбели — Эвридика. Хотя желанья умерли в душе, но Рильке между строк дает понять — она не хочет выходить на землю.

    Теперь же он подумал об Орфее и прочитал совет необходимый, быть может — жизни будущей зерно. Иди и не оглядывайся вспять. Подземный мир покинь без размышлений. И сожаленье к прошлому оставь. Иди вперед, живые голоса пусть заглушат унылый стон умерших. Иди и наслаждайся красотой и безобразьем, радостью и болью. Не избегай страданья, ведь оно — такой же плод на дереве познанья, как радость, благодарность, чистота. Испытывая горе, ты живешь, и, может быть, еще узнаешь счастье. Цветок вечерний в память Эвридики брось в реку. И оставь слепым теням их сумеречный мир без сожалений. Иди и не оглядывайся больше…

    Мир книги и собственных размышлений так захватил Алексея, что он проехал остановку у центрального КПП. Спохватился, вскочил. Пришлось выходить у реки, пробираться по тропе между плакучими ивами.

    На середине моста Воронцов остановился. Из облаков вышла луна, и река осветилась серебристым сиянием.

    Разговор с Львом Ароновичем, Рильке, полночь над рекой, луна. Что это как не знаки, указующие путь из мрачной ямы, в которую он провалился бог знает сколько времени назад? Он смотрел вниз, на воду, и физически переживал внутренний перелом, переход от самоубийственного упадка к возрождению. Да, он Орфей, и вот его правда — идти вперед, не оглядываясь, откинуть прошлое, и только так он сможет вывести душу свою, Эвридику, из мрачного мира теней.

    Сходя с моста, Воронцов вспомнил, что здесь встретил Нину Бутко. Воспоминание живо отозвалось в душе — неловкость, с которой он придерживал ее за локоть, и раздражение от глупого ее кокетства, и запах цветочных духов.

    Этой девушке самой уготована была судьба цветка, который сорвали, чтоб вдохнуть аромат, насладиться его красотой и бросить без сожаления.

    Воронцов услышал шорох за спиной, как будто большое животное продиралось сквозь заросли. Послышался звук удара, плечо обожгло, он дернулся в сторону. Свирепое, рычащее существо напрыгнуло сзади, сдавило шею. Удар, взрыв в голове.

    Так и не успев понять, что с ним произошло, Воронцов увидел вспышку перед глазами и провалился в темноту.
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     Сундук Зинаиды
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Жизнь завертела Таисию, как белку в колесе. Разрывалась она между прачечной и администрацией, где по вторникам и четвергам убирала директорский кабинет. Майор Аус уехал в Москву, но обещал скоро быть, послал телеграмму: «Намерений не изменил».

    Заведующий клубом через библиотекаршу выписал из Таллина книжки про организацию услуг питания. По ночам Тася, роняя тяжелую от дремоты голову, осваивала приготовление и подачу холодных закусок, бутербродов, различных напитков. Думала с тревогой, как же придется ей обслуживать и начальство, и пьяную молодежь — поди-ка, всем угоди! А если попадется хулиган вроде Игната? Побьет посуду, не заплатит за вино?..

    В прачечную взяли на полставки молодую зэчку из нарвского ИТЛ, которая освободилась по амнистии для матерей с малолетними детьми. Сидела Анна по мужской статье — за пьяную драку и нанесение телесных повреждений подруге, которую застала со своим женихом. Сына родила в лагере, как сама говорила, «не то от Федьки, не то от горькой редьки».

    Зинаида вызнала кликуху Анны, получив тем самым повод зубоскалить над новой помощницей, которую в лагере прозвали Нютка — Мокрая Дыра. Та не лезла за ответом в карман, и Таисия невольно краснела, слушая их похабные перебранки.

    Вместе с тем Квашня почуяла, что перемены в жизни Таси происходят неспроста, и сразу отгородилась от нее показным высокомерием. Теперь она звала Таисию не иначе, как «барыня-сударыня» или «мадам-в-жопу-дам», вышучивая при ней креп-жоржеты, фильдеперсовые чулки и кружевные панталоны, намекая, что Тася ради пошлых нарядов уронила женскую честь и пошла по рукам. Нютка сопровождала подначки Зинаиды заразительным хохотом.

    Таисия не сердилась, не вспоминала Квашне, как та ее сама толкала к житейским удовольствиям, сетуя на короткий бабий век. Вины за собой Тася не чувствовала и в ответ на ерничество молчала либо отшучивалась.

    Злословие, впрочем, не мешало Квашне разворачивать свою сектантскую деятельность. Выяснилось, что по воскресеньям в Нарве Зинаида сама правит по старообрядческим книгам домашнюю службу, читает проповеди и «пророчествует». Тасе об этом рассказала Анна, которая бывала на этих бдениях и живо описывала злющих старух, скопцов, «богом ушибленных» инвалидов, исковерканных войной и болезнями, которые стекались с окрестных поселков послушать «матушку Зинаиду». Нютка шепотом призналась, что на этих сборищах вечно пьяная баба Квася падает оземь, трясется и кликушествует, а болящие кладут на себя ее руки, суют головы ей под подол. Многие верят в целительную силу «блаженной пророчицы».

    Тася мимоходом заглянула в «Старообрядческий церковный календарь», который служил Зинаиде молитвенником и отсчитывал «от Рождества во плоти Бога Слова 1953 год, от Адама лета 7461». По этому календарю начало весны приходилось на восьмое марта, по новому стилю двадцать первое, а начало лета на девятое, по новому стилю на двадцать второе июня, первый день войны.

    Удивительно показалось, что в советское время еще печатают такие книжки. Впрочем, в календаре упоминались и государственные праздники — День рождения Ильича, Первомай, годовщина Революции и День сталинской конституции 5 декабря.

    Тем временем Николка нагулял где-то воспаление ушей, Настю переводили в новую школу, там требовали справки о прививках и копию трудовой книжки матери. Пока Таисия бегала по кабинетам, сдавала обходные листы, выписывалась из комнаты в бараке и принимала буфет под материальную ответственность, ребятишек то и дело приходилось оставлять в прачечной на попечение Анны и бабы Зины.

    Хорошо хоть переезд, о котором Таисия больше всего тревожилась, случился так быстро и ловко.

    Николка играл под столом у окна, Настя помогала матери сортировать белье, когда в прачечную заглянул шофер с нарядом на перевозку вещей. Оказалось, что Комбинат выделил машину всего на три часа, и никому не пришло в голову предупредить об этом заранее.

    Накинув платок на плечи, Тася поехала вывозить из комнаты свой небогатый скарб, которого набралось неожиданно много. Торопливо вязала в тюки детские пальтишки, постели, посуду. Помогала шоферу тащить по узкой лестнице кровать, стол, комод. После вещи заносили в новую квартиру. Тут, спасибо, пособил сосед-химик, который, на счастье, оказался дома. Но шофер все равно выторговал у Таси шестьдесят рублей на водку: хорошо, оставалась последняя сотня от получки.

    В прачечную вернулась уже к окончанию рабочего дня. Нютку встретила в дверях, размалеванную, в газовой косынке.

    — На танцы не пойдешь?

    — Да куда мне! — Тася махнула рукой.

    Зашла, хотела позвать ребятишек. Но услыхала из угла, где стоял сундук Квашни, монотонный голос на одной ноте, будто капли били по голове.

    — …Огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его, — бубнила Зинаида. — У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, а ноги его частью железные, частью глиняные.

    Тася чуть отогнула занавеску и увидела Настю и Николку, сидящих тихо на скамеечке. Квашня читала им Библию, будто страшную сказку.

    — …Камень оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда всё вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю…

    — Что это вы, Зинаида Прокофьевна, детей мне пугаете?! — в раздражении Таисия подозвала детей. Николка бросился, прижался к матери, спрятал голову.

    — Пророчествую я, Таисия, — спокойно, будто о житейском деле, сообщила Квашня. — Заметила в себе такое расположение.

    — Совсем рехнулась от пьянства! — Тася сплюнула на каменный пол. — Советская власть, какие нынче пророчества? Обман один, да и все!

    — Гляди, девкя… Больно ты осмелела, греха не боишься.

    — Чего мне бояться? Жизнь моя трудовая, — строптиво ответила Таисия, успокаивая сына, осматривая больные ушки. — Не плачь, Николка. Знаешь, какой у нас нынче праздник? Пойдем на новую квартиру. Там и ванна с горячей водой, и плита на кухне газовая, печку не надо топить.

    Сынок улыбнулся, Настя ахнула радостно:

    — Правда, мама? Нам комнату дали?

    — Я же тебе говорила. Что, не верила? Думала, выдумки? А вот и правда. Я и вещи перевезла — сейчас всё сами увидите.

    — Поди-ка ты сюда, Таисия, — позвала Квашня. — Погляди напоследок, чего бояться-то надо. От всех таила, а тебе открою.

    Квашня скинула на пол свою постель и, согнувшись, выдвинула из угла сундук, обитый коленкором на манер входной двери. Открыла крышку, выгребла тряпье. Пахнуло мышами, нафталином, подгнившей материей и звериным мехом, истлевшим от старости.

    Квашня перекрестилась:

    — Едино же сие не утаится вам, возлюбленные, яко един день пред Господем, яко тысяща лет, яко день един…

    Круговым движеньем рук, будто отжимала белье, Зинаида стала обдирать газеты, которыми был оклеен весь сундук изнутри.

    Таисия смотрела на сумасшедшую старуху, не зная, что делать — то ли плюнуть и уйти, то ли бежать на улицу за помощью. Мнилось, что Квашню накрыла пьяная горячка.

    Из-под газет показались нос, сероватые щеки, волосы с золотыми бликами.

    Отрубленная голова лежала на тарелке, в бульоне крови, тонкие пряди налипли на лоб. Лицо изображало застывшую смертную муку и напоминало инженера Воронцова, когда тот метался в горячке.

    Настя сжала ручки на груди, будто в мольбе.

    — Мама, что это?! — всхлипнул Николка, пряча лицо.

    — Глава Иоанна Предтечи, — глухо отозвалась Зинаида, осенив себя двоеперстно. — Иоанн тот был пророк, крестил Христа в реке Иордань. Женщина его погубила, Суламея.

    Дальше повылезли из-под газет глаза и руки, крылья и головы, окруженные золотым сиянием. Квашня бормотала:

    — Вот они, родимые… Пророк Илия едет по небу в огненной колеснице. А вот поможеница в родах. Видишь, держит яйцо, а в яйце младенчик? А это Образ Пресвятой Взыскание Погибших…

    Николка заплакал в голос.

    — Глупый, — прикрикнула Тася на сына. — Просто картинки, нечего тут бояться!

    Толкнула Настю:

    — Иди, одевайся. И брата собери.

    Хоть и самой было жутко от черных икон, на которых прилипли клочки газет с обрывками слов «звезда», «авиация», «…мольская смена». Заставила себя шагнуть поближе, нагнуться к сундуку. Голос рассудка подсказывал, что у происходящего должно быть простое рациональное объяснение.

    — Кто ж сколотил-то такой сундук?

    — Мой батюшка покойник, — Зинаида узловатым пальцем проверила крепость оплетки с медными гвоздями. — На совесть изготовил, всех нас сундук переживет.

    Тася возвысила голос:

    — Да зачем же этакое дело?

    — А как стали в восемнадцатом году мощи вскрывать, народ и потащил из церкви всякое добро. Ризы, оклады, подсвечники сельсовет забрал и увез на телегах, а иконы остались. Все понесли, и батюшка повыдрал из стен. Церковь-то у нас была старой веры, иконы древние… Доски хорошие, крепкие. И сколотил вот ентот сундук.

    Отхлебнув из фляжки, Зинаида завела историю, которую Таисия слышала уже не раз.

    — А в город поехала наниматься в горничные. К профессору одному, медицинскому, навроде хирурга. И сундук взяла. Чтоб лики-то не казать, газетами оклеила. Хорошо жила, в довольстве, в уважении… А как профессор помер, сына его НКВД забрала, а после и всю семью. Заодно и меня прихватили, перед самой войной. Квартиру их как опечатали, так и стояла пустая всю блокаду. И мой сундук в сохранности. Я уж после освобождения, как на Комбинат устроилась, поехала в Ленинград и дом нашла, и квартиру. Чужие люди мне сундук отдали, он у них в прихожей стоял.

    Зинаида огладила крышку рукой.

    — Никто, вишь, не тронул, не сжег, не прибрал. Видно, ждали милые, пока их личики откроются. Вот и время пришло.

    Тася покачала головой.

    — Личики! Что же они все страшные у вас такие?

    — Да которые благостны, тех кулаки по домам растащили. А нам что осталось.

    Квашня очистила еще один слой газет и показала внутри, на боковой стороне, небольшую красно-бурую икону с изображением двух стоящих фигур.

    — Это, девкя, самая потайная, ее церковники в алтаре держали. Сатана и Архангел Михаил взвешивают души людские. Вся земля русская на том стоит: налево бес, направо ангел. Вдвоем и месят тесто человеческое, зернушко белое к зернушку черному. Не отлепишь, не разберешь.

    Тася наклонилась, чтоб рассмотреть изображения. На иконе виднелись доспехи Архангела, темные одежды Сатаны, волосы, нимбы над головами — золотой и черный. Но лица почему-то были выскоблены. На месте счищенной краски выступало светлое дерево и белый подклад грунтовки.

    — А выскоблил кто? — чувствуя холод под ложечкой, спросила Таисия.

    — Этих батюшка над кроватью повесил, мать хотел попугать. Она уж как его молила — сними, в душу самую глядят. Она-то веровала маленько, а батя безбожник был. Считал, что в церкви один поповский обман. Вот и выскоблил лики, мол нечего бояться.

    — Так ведь еще страшнее стало, тетя Зина!

    — На то и святые, чтобы страх.

    Прачка указала на бурый пламень, который горел в ногах у Сатаны.

    — Видишь, огнь адский? Всё в нем сгорит. Как мнишь, Бог-то добрый? Нет, девкя, бьет он землю страхом и гневом. И отца мово не пожалел. Был одноглазый — глаз-то ему в детстве выстегнула лошадь, — а после этого сундука и второй глаз ослеп. Так и шарился в темноте. А я пошла в город, в службу к одному профессору. Как он умер, так нас всех и загребли…

    Тася опомнилась:

    — Смотри-ка, уж стемнело… А мне вещи разбирать, в комнате-то навалено! Настя, Николка, вы хоть поели? По дороге хлеба купить, магазин-то закроется!

    Зинаида выудила из-под юбок стеклянный флакон, прихлебнула. Послала в спину Тасе слова, будто схватила за ворот, заставила обернуться.

    — Звезда у тебя во чреве, пентаграмма.

    Тася выпустила наружу ребятишек, сама вернулась.

    — Что мелете попусту, какая звезда?

    — Попомни, девкя, родишь теленка о пяти головах. Будет сам с собою бодаться. А час настанет, и отца своего порешит.

    Зинаида подмигнула тусклым глазом, засмеялась, заухала совой.

    — Иже в небеси начертано: грядет антихрист! Сталин — Сатаналин, Сталин — Сатаналин! Демон прегордый, князь инквизитор!..

    Таисия выскочила из прачечной, сердце колотилось. Взяла Николку на руки, Настю обняла, оберегая детей от злого глаза и слова.

    Едва успели к закрытию гастронома. Продавщица то ли по доброте, то ли по другой причине вынула из под-прилавка пакет мятных пряников — мол, для себя придержала, да уж так и быть. Настёнка обрадовалась — есть чем отметить новоселье!

    В субботу весь день разбирали узлы, переставляли мебель. Перезнакомились с соседями, вместе пили чай. Заглянула любопытная Нютка с нарядчицей Качкиной, первой сплетницей на Комбинате.

    А поздно вечером от соседки Тася узнала, что возле моста кто-то напал на инженера Воронцова и тяжело ранил его.
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     Клоога
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Эльзе приснилось, будто лежит она в сумеречном амбаре без окон, на соломе. Дверь открыта в ночь, и черная злобная свора лает из темноты. Она раздета, чрево ее распахнуто наружу и сочится кровью, а псы-людоеды рвутся с цепей, почуяв запах плоти. Девочке жутко от дикого лая, стыдно своей наготы, но невозможно пошевелиться — тело будто охвачено параличом.

    — Павел, Павел! — зовет она бессильно.

    Мать склоняется, зажимает ей рот: «Молчи, бесстыжая! Накличешь беду! Эйнар спит на чердаке, соседи придут и узнают».

    Эльзе проснулась в страхе, что мать и братья могли слышать ее крик наяву. Но в доме было тихо, только сверчок за печкой выводил свою песню.

    До света лежала, думая, как ей попасть на Комбинат. С приезда Эйнара мать запретила ездить на курсы домоводства. Только через Айно девушка могла передавать записки Павлу. Вчера он сообщил, что скоро уезжает в Москву и хочет увидеться с ней.

    Собирая завтрак, Эльзе неловко повернулась, и тарелка немецкого фарфора выскользнула из ее рук, с громким стуком раскололась на две половинки. Матушка подняла с пола осколки, глядя на белоснежную кромку разлома.

    — Шесть красивых тарелок нам с отцом подарили на свадьбу. Их было шесть. А теперь вот ни одной.

    Мать бросила осколки в худое ведро, и жестяной лязг удара отозвался в сердце Эльзе. Хотела попросить прощения у матушки, но почему-то не смогла, смолчала.

    Как разбитый фарфор, жизнь ее была расколота пополам. Мать, братья, лесные партизаны, освободители родного края — их она любила всем сердцем. Но верить в их победу уже не могла. Они принадлежали прошлому, в котором немецкие псы лаяли из темноты.

    О будущем мечтала эстонская девочка. О новой жизни, в которой сияют кремлевские звезды, несутся самолеты, летят поезда. Кино, театры, праздники, весна и Первомай. Веселые песни, улыбки, много друзей и мороженое. И Павел, их первый поцелуй под соснами на берегу моря.

    Этим утром Эльзе решила для себя, что уедет из дома, как только окончит школу. Осталось пережить этот год. Она будет учиться еще прилежней, получит аттестат и поедет в Москву. Павел сказал, что во всех институтах студентам положено место в общежитии. Она поступит учиться на химика или инженера. А потом, может быть, вернется работать на Комбинат — если захочет муж. Они поженятся, как только Павел окончит свой институт. То-то Осе и Вайдо удивятся, узнав, чего добилась их сестра!

    Конечно, до поры никто не должен знать о ее планах. Когда придет время, Эльзе попросит директора школы поговорить с ее матушкой. А если та не отпустит добром — что ж, придется делать наперекор.

    В обед она понесла еду в бункер для братьев. Кликнув птицей, постучав условным стуком, пролезла в землянку.

    Дух сырой земли и прогоревших углей, запах прелого белья, пота и кислого хлеба, которые так нравились ей прежде, теперь давили грудь, наводили на мысль о могиле. Постели на нарах давно перестали застилать. Под нарами, сколоченными из березовых лесин, виднелись мешки с печатями и пломбами — деньги, захваченные после ограбления почты. Они так и лежали в бункере, тратить деньги запрещал Худой. Он говорил, что нужно выждать год или два — пока милиция не перестанет искать пропажу.

    Горела керосиновая лампа. Эйнар сидел за столом и писал донесение, он был мрачен. Брат перестал бриться, оброс бородой, говорил грубым голосом, и Эльзе рядом с ним снова чувствовала неловкость, как с чужим взрослым мужчиной. Сидя на нарах, Арво и Юрген играли в карты. Печать несчастья лежала на их лицах.

    Девочка уже знала, что братья снова убили людей. Они ходили далеко, до крепости Раквере, встречались с тамошним отрядом партизан. Подстерегли на дороге партийного руководителя, воткнули кол в живот и повесили труп на дереве возле его дома, с надписью на груди. Это лозунг лесных партизан: «Месть восстает из руин».

    Эйнар говорил, что акции устрашения необходимы, они заставят народ подняться на борьбу. Худой по рации отправлял донесения в Центр, подтверждая готовность партизан идти против Советов до конца. Но Вайдо и Осе считали новую жертву напрасной. Они уже не верили, что Эйнар сможет их вывезти в Лондон, и только страх перед Худым держал их в покорности. Правда, Осе в последнее время совсем перестал ходить в бункер. Только Вайдо исполнял поручения старшего брата.

    Разворачивая узел с едой, Эйнар выругался грязным русским словом.

    — Снова картошка с грибами! — Он со злостью ударил кулаком по столу. — Почему мать не зажарит цыплят? Не испечет сладкий пирог? Где водка, ведь я просил принести! Я дал вам деньги, а вы кормите нас, как свиней!

    Эльзе испуганно сжалась. Арво свесился с нар.

    — Не кричи на девочку, Эйнар. Твои деньги мы разделили между нашими семьями. У Юргена мать заболела и больше не может работать, у меня жена бьется с тремя детьми. Пришлось помочь и родичам партизан, которых арестовали два года назад.

    Юрген поддержал товарища:

    — Уж больно много ты на себя берешь, Эйнар! Ты не командир, а такой же боец, как мы. Посиди три года в бункере, и будешь рад любой еде и помощи. Твоей семье и так приходится туго, на жалованье Осе и Вайдо они теперь содержат не два, а три лишних рта.

    Брат скрипнул зубами и снова отпустил запретное ругательство.

    — Что ж, крысам нравится сидеть в норах! А я не собираюсь. Я готовлю большое дело. Русские надолго запомнят Эйнара Сеппа!

    Он схватил со стола охотничий нож.

    — Нужны деньги? Что ж, мы спим на тысячах!

    Эйнар взрезал один из мешков, и пачки купюр посыпались на земляной пол, застеленный ветками. Он схватил несколько пачек и сунул в руки сестре.

    Эльзе дрожала.

    — Но Худой запретил…

    — Плевать на него! Просто нужно действовать осторожно. Съезди с матерью в Нарву или дальше через границу. Купите мяса, цыплят, хорошего вина и водки. Купи себе новые туфли и платье! Только не в магазине — идите на рынок, к мешочникам. Там вас никто не будет спрашивать, откуда вы взяли лишнюю сотню.

    Эльзе испуганно смотрела на Юргена. Тот спрыгнул с нар.

    — Успокойся, Эйнар, хватит пугать девчонку!

    — Разве я не прав? Эти бумажки уже отсырели. Скоро они покроются плесенью, и нам останется только сжечь их!

    Юрген взял деньги из рук Эльзе, бросил обратно в мешок.

    — Думаешь, нам не хочется мяса, вина? Обнять своих друзей и близких? Но жизнь дороже, Эйнар. Сам знаешь, если московиты нас найдут, и тебя, и меня ждет расстрел. Вспомни лагерь Клоога!

    Эльзе увидела, как Эйнар побледнел и опустил сжатые кулаки. Девочке стало вдруг по-настоящему страшно — она почувствовала, как на всех них надвигается безжалостная сила, имя которой соединялось с именем города, о котором она так мечтала — Москва.

    Помолчав, Юрген взял из мешка и протянул ей небольшую пачку сотенных купюр.

    — Так и быть, эти можно потратить. Но будьте осторожны. Поезжайте в город, идите на рынок. Не тратьте больше одной купюры за один раз. И сразу уезжайте домой.

    — Водки! Пусть принесут нам водки, — крикнул Эйнар, когда девочка уже выбиралась из землянки.

    
Эльзе бежала по лесу, чтоб поскорей удалиться от бункера. Ей всё казалось, что небо обрушится, земля провалится под этим местом, где ведут такие жуткие разговоры. Добежав до залитой водой канавы, она вдруг поняла, что повернула не к хутору, а в сторону Комбината, и оказалась почти на том месте, где на нее напал шофер. Дальше тянулось болото, торчали из земли вывернутые корни упавших деревьев.

    Она выбралась на высокое место, побежала обратно к дому, споткнулась, без сил упала на мох. Деньги, спрятанные за пазуху, жгли ее кожу. Вспомнилось, как она убегала от Ищенко. И тогда, и сейчас ее пугало не осознание угрозы насилия и гибели от рук человека. Этот страх был нечеловеческой природы. От него нельзя было скрыться. Будто огромный волк-оборотень глядел на нее между сосновых стволов.

    Что-то темнело впереди — небольшая яма, угли, обгорелые ветки. И в центре костра… человек. Ребенок!

    Труп, присыпанный листьями. Под лохмотьями обгорелой плоти округлялась грудная клетка, виднелись белые кости. Ребра, сочленения бедер и плеч, позвонки. Круглый затылок. Голый и гладкий хвост. Собака!

    Кто-то поймал и зажарил на костре собаку, на кустах висели клочья черной шерсти. Неужели это сделали братья?..

    Чтобы заслониться от всё нарастающего ужаса, отступая, девочка начала шептать молитву. Но слова отдавались в воздухе пустым звуком. Тогда она запела по-русски:

    
     
      Взвейтесь кострами, синие ночи!

      Мы — пионеры, дети рабочих!

      Близится эра светлых годов,

      Клич пионера «Всегда будь готов!»

     

    

    Песня помогла, страх отпустил.

    Эльзе бежала по лесу и продолжала петь, вспоминая улыбку Павла, праздник Первомай, своих одноклассников. Счастье — неужели его не будет? Светлые годы — неужели они не приблизятся?

    Подбегая к хутору, Эльзе еще раз ощупала деньги под платьем. На тропинке она увидела Вайдо, который возвращался с Комбината.

    Брат спросил про Эйнара, и девочка пересказала сцену, которую наблюдала в землянке.

    — Хорошо, я принесу им водки, — нехотя согласился брат.

    — Еще я видела костер и мертвую собаку. Я испугалась, что это ребенок. Но у нее был хвост.

    — Ты зря пошла в ту сторону. Там есть дыра в заборе, рабочие выходят с Комбината.

    — Неужто русские едят собак?

    — Это, верно, лагерники, воры, — проговорил брат, пожав плечами.

    Эльзе замечала, что в последнее время Вайдо стал вялым и каким-то пришибленным. Безропотно выполнял поручения матушки. Придя с Комбината, несмотря на усталость, носил воду, колол дрова и делал все домашнюю работу за себя и за Осе. Казалось, этой покорностью он пытается удержать установившийся порядок вещей, тогда как Эйнар хотел скорейших перемен.

    Они вошли в дом. Матушки не было — она ушла в поселок за покупками и, видно, еще не вернулась. Только сейчас сердце Эльзе перестало колотиться от страха. Ей хотелось слышать голос брата, такой знакомый и успокаивающий.

    — Вайдо, ты знаешь, что такое «лагерь Клоога»? — спросила она, собирая ужин.

    Брат отвел глаза.

    — Думаю, это как-то связано с войной. Кажется, Эйнар и Юрген служили в тех местах. Да, я вспомнил, они эвакуировали этот лагерь вместе с немцами.

    Вайдо подошел к окну, обнял сестру, лицо его на время прояснилось, сделавшись мечтательным.

    — Эльзе, ты бы хотела уехать отсюда? Далеко-далеко, к теплому морю. Говорят, есть море, которое не замерзает зимой.

    — Да, я хочу уехать, Вайдо, — кивнула девочка. — Мне страшно. Мне кажется, с нами всеми должно случиться что-то ужасное.

    Брат застыл, продолжая поглаживать ее плечо.

    — Да, ты права. Это всё Худой. Он служит Дьяволу и нас заставляет участвовать в этих делах.

    — В каких делах? — тихо выдохнула Эльзе.

    — Черные мессы. Мы собирались в ателье фотографа, там была голая женщина, мы называли ее царицей. Он заставлял нас стоять перед ней на коленях и целовать ее ноги. Я не могу тебе рассказать, что мы еще там делали… Но потом… Худой заставил Осе убить ее. И фотографа тоже. Ты знаешь, ведь Худой, он — колдун. Он влезает в нутро человека и приказывает делать грязные вещи. Он и сейчас сидит в моей голове и требует, чтобы я…

    Вайдо медленно повернул к ней лицо. Через его глаза на Эльзе смотрел не человек — оборотень, присутствие которого она ощущала в лесу. Девочка застыла, чувствуя, как рука брата поднимается к ее шее. Нет, это была рука Дьявола.

    Стукнула дверь, мать крикнула из сеней:

    — Что ж вы не заперлись на щеколду? Сколько вам повторять!

    Эльзе бросилась к матушке, помогла ей снять ботинки. Та принесла из поселка мешок крупы, рыбные консервы, сахар.

    — Скоро Успение Пресвятой Богородицы, день моих именин. В субботу, как стемнеет, вы приведете в дом Эйнара. Я хочу, чтобы мы вместе встретили праздник.

    Вайдо так и стоял у окна, повернувшись спиной, но Эльзе видела, чувствовала — Дьявол отступил.

    Скоро явился Осе, от него пахло вином. Неужто и правда он убил ту женщину на Комбинате? Да нет, верно, братец Вайдо пошутил. Хотел напугать сестру страшной сказкой, а потом развеселить, как часто делал в детстве. Вот глупая, она чуть было не поверила этой выдумке!

    Чтоб поскорей выкинуть из головы всё, что рассказывал Вайдо, Эльзе вынула деньги и рассказала о просьбе старшего брата.

    — Что ж, так тому и быть, — проговорила мать, пересчитывая бумажки с изображением Ленина. — Завтра мы с Эльзе поедем в Таллин, нужно будет встать к пятичасовому автобусу. Мы разменяем деньги на разных рынках, купим вашей сестре сапожки и пальто.

    — А мне купите бензиновую зажигалку, — попросил Осе.

    Мать покачала головой — ей не нравилось, что младший сын начал курить.

    — Ладно, если будут продавать. А тебе, Вайдо? Тебе что-нибудь привезти из города?

    — Привезите мне мыло, — ответил брат невнятным, тусклым голосом. — И веревку.

    Эльзе первая рассмеялась.

    — Вайдо, у тебя очень глупые шутки! Хватит разыгрывать нас.

    Поужинали наскоро, чтобы лечь пораньше. Осе сразу захрапел. Вайдо собрался и ушел, сказал, что переночует в бункере. Эльзе забралась в постель. Ей хотелось поскорее забыть этот суматошный и тягостный день.

    Матушка уснула. В свете луны, который сочился из окошка, девочка достала и принялась рассматривать открытки Москвы. Едва ли не впервые она задумалась о том, что будет, если Павел вдруг узнает о братьях-партизанах. Нет, он не должен узнать.

    Полная луна излучала бледное сияние. Наверное, так же светилась кожа обнаженной женщины, которой целовали ноги братья-близнецы. Что еще они делали с ней? Неужели такой бывает любовь? Волнующий стыд охватывал Эльзе при этих мыслях.

    Нет, всё это сказки. Когда-нибудь она сама узнает, что происходит между влюбленными. Это должно быть что-то прекрасное, невыразимое словами.

    Засыпая, девочка думала о Павле, и сердце сжималось нежной тоской. Непременно надо увидеть его до отъезда. Они снова сядут на велосипед, поедут к морю. Она будет чувствовать его дыхание на своей шее, будет смотреть на его сильные руки, покрытые золотистыми волосками. Он снова поцелует ее на берегу — осторожно, неловко. Но в этот раз она не будет стыдиться и убегать. Она продлит поцелуй.

    «Клоога», — произнес над ней бесплотный голос.

    
     2 октября 1944 г. Сов. секретно

     Народному комиссару внутренних дел Союза ССР

     Генеральному комиссару государственной безопасности товарищу Берия Л.П.

     Спецсообщение

     
В районе Клоога уезда Харьюма Эстонской ССР, в 30 километрах южнее города Таллин, обнаружен организованный немцами специальный лагерь, в котором содержалось около 2000 евреев, пригнанных на принудительные работы из Гродно и Каунаса.

     Лагерь расположен вдоль линии железной дороги Таллин — Пальдиски в 3–4 км к западу от станции Клоога; с юга лагерь граничит с озером Клоога-Ярв.

     На территории лагеря находились казармы и служебные помещения 20-го гренадерского полка «СС», немецкой военно-строительной организации «ТОДТ», бараки для евреев и военнопленных красноармейцев.

     В результате осмотра лагеря и опроса сохранившихся на его территории людей установлено, что утром 19 сентября с. г. в лагерь прибыла специальная команда «СС» или гестапо, в числе 60 человек немцев, и в течение дня расстреляла более 1600 человек мужчин, женщин и детей еврейской национальности. От смерти случайно спаслись не более 80 человек.

     Расстрелы производились в нескольких местах, из коих достоверно установлены три:

     1. Сарай, расположенный в 500 м от лагеря, непосредственно у линии железной дороги, куда евреев специально загоняли.

     По окончании расправы сарай, заполненный трупами, был облит бензином и сожжен. Точно установить количество людей не представляется возможным.

     2. Лесная поляна в 500 м в стороне от сарая, куда евреи из лагерного барака доставлялись под конвоем полицейских эстонцев. На месте евреи принудительно укладывались плотными рядами, лицом вниз, на сложенный из дров квадрат площадью в 4–5 метров и в таком виде расстреливались.

     На трупы накладывался второй слой дров, на который аналогичным образом укладывалась и расстреливалась вторая группа доставленных из барака евреев.

     Созданные таким образом две пирамиды из расстрелянных людей и дров были облиты керосином и подожжены.

     3. Множество трупов расстрелянных евреев обнаружено в самом двухэтажном бараке, где содержались евреи.

     В числе расстрелянных много врачей, артистов, научных деятелей и т. д.

     Находившиеся в лагере 250 человек военнопленных красноармейцев, по рассказам допрошенных свидетелей, расстреляны также немцами.

     Расследование на месте производит Республиканская правительственная комиссия.

     27 сентября нами арестован и заключен под стражу один из активных членов военно-фашистской организации «Омакайтсе» Синипалу Август Фрицевич, рождения 1898 г., уроженец г. Таллин, эстонец, женатый, беспартийный, из рабочих, по специальности маляр, проживающий в г. Таллине. ‹…›

     Синипалу в 1943 г. перешел на официальную службу в 3-ю роту 287-го полицейского батальона и в составе своего подразделения с августа 1943 г. принимал участие в охране заключенных в лагере Клоога евреев и в конвоировании их к месту массового расстрела 19 сентября с. г.

     Синипалу на первичном допросе виновным себя признал и назвал ряд своих сообщников по активной полицейской службе, к розыску которых нами приняты меры.

     Народный комиссар внутренних дел ЭССР комиссар государственной безопасности Резев

    

    
     Резолюция: Разослать тт. Ст<алину>, М<олотову>, М<аленкову>, Щер<бакову> и Швернику. Л. Берия 10.10.44.
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     Сонеты к Орфею
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Он видел Ленинград. Пространство серых вод, и золотые шпили, и поднятые крылья двух мостов. И женщин с мягкими руками, с грубым смехом, в кудряшках, с папиросками в зубах. Они вечно сидели на постелях и пили, ели сладкое. Его кормили сладким, смахивая крошки. И устрицу однажды принесли в шершавом, толстом панцире — защитой служил моллюску раковины храм.

    Он пил вино, и бусы надевали ему на шею женщины. И смех. Мужчины проходили чередой, наутро исчезая. Этот мир был теплым, праздничным и сладко-сонным. Мать винными губами целовала и говорила: «Скоро я умру».

    Мать скончалась от внезапной болезни, а может — он догадался позже, — покончила с собой. Обстановка жизни переменилась так внезапно, что маленький Алёша не успел запомнить ни прощания с другими женщинами, ни переезда. Шести лет по решению Деткомиссии он был отправлен в северный город Петрозаводск, в образцовый Интернат № 4.

    Из первых школьных лет он запомнил гидроаэропланы, которые приземлялись на воду Онежского озера. Детдомовцы в белых рубашках, в красных галстуках под веселый звук барабанов маршировали по берегу, приветствуя авиаторов.

    Запомнил экскурсию в газовую камеру, рассказ о видах отравляющих веществ, душный противогаз, демонстрацию ядовитого дыма. В летнем лагере он занимался химией, учился стрелять, преодолевать полосу препятствий.

    Августа Францевна, немолодая, бездетная учительница немецкого языка, обнаружила у Алёши Воронцова способности. Стала брать мальчика к себе на квартиру, подкармливать, внушать идеи о необходимости простого честного труда.

    Впрочем, горны, барабаны, пионерские костры не истребили в некоторых детях памяти об улице. Неосторожно Алексей проговорился товарищу о детстве среди полураздетых женщин и постелей. Старшие, развращенные плодами древа познания, тут же его окрестили «сын шалавы», и прозвище приклеилось сокращенным «Шалава». Так Воронцов узнал одиночество среди толпы и полюбил свое положение изгоя, избранника, отличного от прочих.

    Директор Интерната, инвалид Гражданской войны с обожженным лицом, провел с ребенком воспитательную беседу. Пионер Воронцов должен был понять и запомнить, что мать его, падшая женщина, осталась пережитком прошлого, а теперь его мать — Советская Родина, которой он должен быть благодарен до скончания дней.

    К тринадцати годам Алёша Воронцов уже отлично говорил, читал и писал по-немецки, имел детский значок «Готов к труду и обороне», делал сложные химические опыты и, как многие сверстники, мечтал стать авиатором. Злая кличка стала забываться — теперь на обиду мальчик мог ответить кулаками. Двадцать второго июня их отряд собирался ехать на экскурсию в Ленинград. Поездку отменили — началась война.

    По радио выступал Молотов. На главной площади Петрозаводска у памятника Ленину собрался митинг. Тысячи рабочих, школьников, студентов слушали партийных руководителей. «Мы будем работать только так, чтобы полностью обеспечить нужды нашей Красной армии. Мы удвоим, утроим свои силы и разгромим, уничтожим немецких фашистов».

    Многие тут же записывались добровольцами в армию и в истребительные отряды. Алексей со всем классом отправился строить линию обороны.

    Рыли траншеи, рубили землянки, ставили противотанковые заграждения. Сводки с фронтов и слухи, разносимые беженцами, опрокидывали картину мира, сложившуюся в голове подростка. Германия, родина Гёте и Карла Маркса, а с ней вся Европа, которую Алексей знал и любил из книг, вдруг поднялась походом на его родную землю. Затем, чтоб выжечь, уничтожить, растоптать. Чтоб рабски подчинить себе его народ.

    Алёшу потрясло известие, что немцы, заходя в поселок или город, первым делом расстреливают коммунистов, комсомольцев и даже детей-пионеров вешают на столбах. По ночам в палатках ребята пересказывали друг другу услышанные от взрослых ужасы: о комсомолке, которой отрезали груди и вспороли живот за то, что она ночью подняла над сельсоветом красный флаг. О мальчике, который хотел взорвать немецкий поезд и был за это брошен в угольную топку. Девчонки плакали от страха, в юношах закипал гнев.

    В сентябре, когда начались школьные занятия, интернат стали готовить к эвакуации. За день до отправки в Ташкент вместе с приятелем Славкой Данченко и с двумя восьмиклассниками Воронцов убежал на фронт.

    Недели две они блуждали по лесам, ночевали в брошенной деревне. Питались картошкой и капустой с колхозных полей, за которыми никто уже не присматривал. Прибились к артиллерийской части, попали в окружение. В ноябре сорок первого года после жестокого боя, во время которого погибли все его товарищи, контуженный Алексей попал в немецкий плен.

    Он чуть не умер от тифа, лежа на мокрой соломе в заледенелом вагоне. Бредил немецкими стихами, и пожилой караульный, пожалев, передал для мальчика лекарство и шоколад.

    В январе 1942 года Воронцов попал в трудовой лагерь «Тростенец», который фашисты устроили в Белоруссии, на территории колхоза имени Карла Маркса. Здесь юный Алёша на своей шкуре познакомился с новым порядком, который немцы вводили на оккупированных землях.

    «Колючка» под электрическим током, охранные вышки с автоматчиками, надписи на русском и немецком: «Вход в лагерь воспрещается, без предупреждения будут стрелять!» В лагерь свозили беспризорных детей и сирот из разных мест, набрался целый барак мальчишек и девочек от семи до четырнадцати лет. Всех направляли на работы.

    Молодой военный инженер Отто Штейн руководил постройкой помещений для охраны, гаражей, комендантского дома. Обнаружив, что Воронцов неплохо знает немецкий, он стал поручать ему перевод и составление нарядов. Научил читать чертежи, объяснял начальные принципы теоретической механики и сопромата.

    К лету сорок второго в лагере была налажена обширная хозяйственная деятельность. Распахивали и засевали поля, построили лесопилку, слесарные и столярные мастерские, запустили мельницу. Женщины шили обмундирование для немецкой армии. Мужчины помимо сельского хозяйства занимались ремонтом техники, строительством.

    Работали тяжело, по двенадцать — четырнадцать часов в день. Жили в дощатых бараках, питались отходами с кухни, на которой готовили продовольствие для охраны и соседней военной части.

    Дети тоже шили, подметали, чистили, выносили нечистоты, набивали матрасы опилками, перевозили тачки с продуктами или стройматериалами. Усталый, рассеянный, зазевавшийся слышал окрик надзирателя-капо, получал удар сапогом или резиновой дубинкой. Навербованные из местных жителей, капо держались за свои места, сами побаивались немцев и сострадания к заключенным не проявляли. Непригодных к работе без разговоров ставили в расход.

    Думая о том времени, Алексей вспоминал голод, донимающих насекомых, вечное расстройство кишечника, но не помнил, чтобы испытывал страх. Видимо, страх сделался частью естества, как дыхание, и перестал осознаваться. Летом дети работали и ночевали в полях, это было время передышки. Но в ноябре сорок второго советские войска начали массированное наступление и обращение с пленными ужесточилось.

    В лагерь начали свозить из окрестностей и расстреливать заложников для устрашения партизан. Отто Штейна отправили на фронт. Детей почти перестали кормить, их запирали в бараке. Начались болезни, слабые умирали.

    В первых числах декабря в лагерь прибыла комиссия высоких немецких чинов. Дети висли на окошке барака, отталкивая друг друга, чтобы разглядеть командирский Kübelwagen и гусеничные мотоциклы конвоя. Ненависть к фашистам странным образом смешивалась с восторгом, который мальчишки испытывали перед великолепными машинами.

    В этот день не принесли обеда, вместо этого детей согнали в барак с каменным полом, где была устроена помывочная. Женщины-надзирательницы заставили их раздеться донага, одежду бросили в цинковые баки и унесли. Было холодно, они сбились в кучу в углу, младшие тихо скулили.

    Вошли два капо. За ними шагал немецкий офицер в фуражке с изогнутой высокой тульей. Линии головного убора чем-то напоминали абрис скрипки. Сапоги нациста были начищены до зеркального блеска. Он пристально, брезгливо смотрел на детей.

    По его знаку капо Василь, коренастый, со щербатым ртом, вынул из подсумка круг домашней колбасы. Разломил на две половины.

    Чесночный запах вареного мяса имел ошеломляющее действие. Словно одурманенная, толпа детей колыхнулась, загудела. Потянулись вперед худые руки, открылись рты, послышалось невнятное мычание. Капо Гапчик взвел автомат, показывая, что приближаться нельзя. Василь ощерился, открывая небольшой черный провал между остальными крепкими и крупными зубами. Метнул кусок колбасы в толпу.

    С животным клекотом, как налетают чайки, дети кинулись в драку за еду. Выхватил добычу Элька Тулунбаев, крепкий и высокий мариец с изрытыми оспой щеками. Элька был добродушный увалень, но тут, видно, озверел от голода. Он запихнул в рот весь кусок и заглотил, не прожевав. От счастья зажмурились раскосые глаза с опущенными книзу уголками.

    Гапчик выхватил Тулунбаева из голой толпы.

    — Nein, es passt nicht. Das ist asiatisch, — холодно проговорил немецкий офицер.

    Не подходит, он азиат. Почему? Кого они выбирают?

    Тулунбаева отвели в сторону. Василь метнул второй кусок. На этот раз колбасу поймал белобрысый Мишка Матвеев. Откусил и, к удивлению офицера — Воронцов видел дрогнувшую бровь, — начал отрывать куски и делиться с другими детьми.

    — Жрите! Да не хватай, на всех не хватит… Мелким дайте, суки!

    Всё это время Алексей оставался стоять в углу. Он не прыгал за колбасой и не участвовал в дележке. «Сын шалавы» знал, что скоро умрет, и думал лишь о том, чтоб не уронить достоинства в глазах палачей. Какого черта это было нужно, он не смог бы ответить. Его воспитывали книги, героические мифы, и чувство вины, и сентиментальная Августа Францевна.

    Он встретился глазами с офицером. Услышал, как тот спрашивает о нем Василя. Надзиратель назвал его имя.

    — Jüdisch? — уточнил офицер.

    — Nein, — ответил Алексей, уже понимая, что сейчас решается его судьба.

    — Nein, Herr Offizier, — поправил его немец.

    — Herr Offizier, — добавил мальчик, продолжая смотреть исподлобья.

    Рука в серой замшевой перчатке указала на него:

    — Nimm es weg.

    Гапчик взял ребенка за плечо и вывел из барака.

    Годы спустя, когда он решился сам перевести поэму Рильке, перед ним вдруг ожила эта сцена: открытая дверь, коридор, зимний свет из окна. Он делает шаг и оборачивается на пороге. А тени — те, кому не выпал случай, столпились у стены, дрожа от холода и осознанья, что им не суждено уйти отсюда…

    Лежа в больнице с перевязанной головой, Алексей вспоминал то время как что-то далекое, происходившее не с ним. Он словно выздоравливал от войны, как от долгой тяжелой болезни.

    Было чертовски приятно лежать и думать о том, что самое страшное позади. В который раз он возвращался из смерти в жизнь.
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     Собака слышит голос
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Расследование сдвинулось с мертвой точки. На влажной земле рядом с местом, где был найден раненый инженер Воронцов, обнаружились отчетливые следы ботинок сорок пятого размера. Студенты техникума, возвращаясь со встречи литературного кружка, видели, как от моста быстрым шагом, размахивая руками, шел главный инженер Бутко. Рифленый рисунок подошвы его импортных резиновых калош совпал с найденными следами.

    Арестованный сразу дал признательные показания. Тарас Капитонович трудно переживал потерю единственной дочери, навещал ее могилу, а по ночам приходил к мосту, где Нину видели в последний раз. Там, по его словам, плакал один, чтобы не тревожить жену, которая едва оправилась от удара.

    В субботу вечером он увидал на мосту Воронцова, которого считал виновником гибели дочери. Вырвал штакетину из ограждения клумбы, подстерег молодого инженера и ударил сзади несколько раз.

    Расчета убивать не имел. Говорил, что услышал внутренний голос, который и толкнул его на преступление. Следователи понимали, что причиной стало накипевшее горе, которое Бутко пытался держать в себе, да вот не смог.

    Но как ни строил Аус словесные ловушки, как ни крутил фотографии погибших, обнаружить причастность главного инженера к прочим событиям на Комбинате не удалось. Обыск на квартире, допросы жены Бутко и домработницы также не дали результатов.

    Но в деле появилась новая зацепка. Пришла телефонограмма из Таллина: «всплыли» денежные купюры, захваченные при ограблении почты.

    Как выяснили в местном угрозыске, на толкучке сотенными бумажками расплатилась эстонка лет сорока пяти, худощавая, высокая, в клетчатом шерстяном платке. По-русски не говорила, роль переводчицы при ней исполняла девушка-подросток. Торговали дешевое пальто для девочки, поношенные туфли и кое-какие продукты. Торговка предположила, что покупательницы приехали с дальнего хутора, они направились в сторону автовокзала.

    К уголовному миру, судя по описанию, женщины вряд ли имели отношение. А вот связь с «лесными братьями», которые скрывались в лесах и на болотах, казалась весьма вероятной. Ориентировку разослали по всем крупным магазинам и рынкам на случай появления купюр отмеченной серии.

    Размышляя над новыми фактами, Аус вспомнил девочку-эстонку, которую видел вместе с Павлом, племянником Гакова. Вечером решил заглянуть к директору запросто, поговорить о Бутко и между делом задать юноше пару вопросов о его подружке.

    Днем заглянул в больницу к Воронцову.

    Салатово-зеленая краска стен в палатах должна была, по задумке архитекторов, радовать глаз, но вместо этого бросала на лица землистый отсвет. Алексей лежал на постели — голова в бинтах, зрачки расширены, запавшие глазницы отражают зеленоватую тень.

    Аус взял стул, присел рядом, осведомился о здоровье. Соседи Воронцова, старик с перевязанным плечом и лысоватый полный диабетик, из деликатности вышли в коридор.

    Алексей напомнил:

    — Товарищ Аус, примите во внимание мою просьбу. Напавший на меня Бутко находился в состоянии аффекта. Если как-то можно закрыть дело по примирению сторон — я буду очень рад.

    Майор кивнул.

    — Ситуация понятная. Постараемся разобраться по справедливости.

    Аус достал, повертел в пальцах папиросу. Оглянулся на запрещающую курение табличку, убрал папиросу в карман.

    — Есть еще одно дело, Алексей Федорович.

    — Слушаю вас.

    — Я был в Москве, наводил справки в отделе «К». Говорил с генерал-лейтенантом Смирновым.

    Воронцов смотрел в окно. Лицо его оставалось спокойным, только руки, лежащие поверх одеяла, соединились одна с другой, сплетаясь пальцами. Аус нагнулся, понизил голос.

    — Почему вы не сообщили, что являетесь внештатным агентом отдела?

    Воронцов проводил взглядом чайку, пролетевшую над крышами домов с долгим пронзительным криком.

    — Вы же смотрели мое дело? Знаете, что я уволен в запас по состоянию здоровья. Лежал в клинике нервных болезней… Я теперь просто инженер-строитель.

    Аус почувствовал досаду.

    — Вы, Алексей Федорович, опытный, обученный немцами диверсант. И ваши навыки могут оказать нам огромную помощь. В городе орудует жестокий и расчетливый убийца. И если не найдем его как можно скорее, будут новые жертвы…

    Был предписан постельный режим, не разрешалось читать — сотрясение мозга. И все эти дни, глядя в окно, Воронцов вспоминал детство. Лето, проведенное в диверсионной школе, куда он попал из немецкого лагеря «Тростенец».

    Вспоминал, как легко давалась ему учеба. Особенно нравились химия и подрывные навыки, которым обучал курсантов капитан Бюллинг, а также чтение карт, ориентирование на местности и физическая подготовка под руководством обер-лейтенанта Генникса. Даже нацистские приветствия и лозунги вскоре стали привычны.

    Но занятия, которые вел бывший поручик, белогвардеец Ельчин, у советских детей вызывали молчаливый протест и скрытые насмешки. Зачитывая отрывки речей Геббельса или главы из книги Германа Вирта «Происхождение человечества», Ельчин убеждал курсантов в превосходном устройстве нового немецкого порядка. Старик заворожен был мистической стороной нацизма, теорией о трех священных матерях, родоначальницах трех рас. Он по-своему толковал рунические знаки. Каждый раз в начале урока рисовал на доске Древо жизни, солнечное колесо с крестом бога Одина.

    Отдельной страстью Ельчина были тайные общества — розенкрейцеры, софианцы, тамплиеры. В древних манускриптах пожилой русский полковник искал предсказание гибели СССР и возвышения Германии. Ельчин выпивал. По ночам из офицерского корпуса доносилась отдаленная музыка, пьяные голоса.

    Опасаясь доносчиков, мальчики не откровенничали друг с другом, но пятнадцатилетний Алёша чувствовал, что другие курсанты, как и он, ненавидят Гитлера, крики «зиг хайль» и рассуждения о неизбежной победе нацизма. Воронцов мечтал только о том, чтобы скорее получить задание и оказаться у «своих».

    Отогнав воспоминание, Алексей поднял взгляд на однорукого майора.

    — Если бы я мог чем-то помочь, поверьте, я бы давно это сделал.

    Аус встал, одергивая пиджак.

    — Всего хорошего, товарищ Воронцов.

    Он направился к двери. Алексей окликнул:

    — Погодите, Юрий Раймондович. Помните первое мая? Вы тоже были на пикнике. Нина Бутко принесла патефонные иголки. Жестяная коробочка, на ней изображение собаки, которая слушает граммофон… И надпись по-немецки.

    Воронцов попросил у майора блокнот и карандаш, довольно точно воспроизвел картинку.

    — Ведь эти иглы очень трудно достать.

    Аус пожал плечами.

    — Могла купить по случаю. В Риге, в Ленинграде.

    — Нет, об этом знали бы ее родители. Я помню, Ангелина Лазаревна очень удивилась, увидев целую коробку.

    Алексей подписал изображение: «Die Stimme seines Herrn».

    — Собака слышит голос своего хозяина.

    Майор рассматривал картинку, про себя удивляясь наблюдательности Воронцова. Думал, что рано вычеркивать инженера из списка подозреваемых — черт знает, что в голове у человека, который прошел концлагерь, успел побыть немецким диверсантом, а в конце войны, еще мальчишкой, работал в отделе переводов и шифрования советской контрразведки.

    В подразделении «К» сообщили, что после болезни Воронцов сам попросился на незначительную должность куда-нибудь подальше от Москвы. Предложили Хутор № 7, где требовались специалисты разного профиля, которые могли бы совмещать функции тайного надзора над безопасностью Комбината.

    Вроде бы всё сходится, да и наверняка каждый сотрудник проходит тщательную проверку. Но ведь никто из его окружения даже не догадывался о прошлом инженера. Значит, навыки маскировки он мог применить и для сокрытия связи с врагом.

    — Что ж, спасибо и на том, — Аус убрал блокнот во внутренний карман.

    — Это может ничего не значить, — словно преодолевая внутреннее сопротивление, добавил Воронцов, — но, когда я был в гостях у доктора Циммермана, точно такую же коробочку иголок принес комсорг Велиор Ремчуков.

    В дверь постучали. В палату вошла Таисия Котёмкина в нарядном платье с красными маками, в лаковых лодочках. Смутилась, увидав майора.

    Аус поднялся.

    — Проходите, Тася, мне уже пора.

    Женщина торопливо оправдывалась:

    — А меня из месткома прислали. Вот, продуктовый набор. Говорят — снеси товарищу Воронцову, он всё же твой сосед. Сгущенка тут, бульон куриный, яблоки «белый налив»…

    На ее лице, подкрашенном неумело, не в лад с ее природной красотой, блуждала виноватая улыбка.

    — Всё это не нужно, зачем, я же вам говорил, — заспорил Воронцов, но Таисия уже обметала платочком пыль, выкладывала банки на тумбочку.

    Аус вышел и прикрыл за собой дверь.

    Сердце, о котором и думать забыл на время, вдруг напомнило о себе острым уколом. И вот она вернулась — как тихий непрерывный визг пилы, тонкая, нудная боль.

    
Отказаться от ужина не получилось. Рюмка настойки под ароматный борщ, голубцы со сметаной, крепкий грузинский чай. Жена Арсения Яковлевича, милая и тихая женщина, увела детей.

    Гаков звонил главному энергетику с недавно установленного личного телефона, выяснял какие-то производственные вопросы. Аус сел за шахматы с Павлом.

    — Что-то не видно твоей подружки. Эта эстонская девочка, как ее имя?..

    — Эльзе Сепп. Мать ее не пускает. Сейчас много работы на огородах.

    — Ты знаком с ее семьей?

    — Только с братьями.

    Павел поднял на майора ясный, прямодушный взгляд.

    — Почему вы спрашиваете?

    Аус переставил фигуру. Арсений Яковлевич вернулся в комнату, прислушиваясь к разговору.

    — Ты ведь знаешь, мы расследуем гибель людей на Комбинате. Любая мелочь может стать важной зацепкой. Например, ты не пытался узнать у Эльзе, где их отец?

    — Кажется, погиб в войну. Он был партизаном.

    Гаков и майор обменялись короткими взглядами, думая об одном и том же. Парень, увлеченный игрой, пытался выбраться из ловушки, расставленной его ладье.

    — Эта девочка, она комсомолка?

    — Нет, но я убедил ее вступить, — Павел радостно улыбнулся. — Рассказывал ей о Москве. Эльзе хочет приехать к нам в гости, посмотреть Мавзолей и Кремль. Я ее, конечно, пригласил.

    — Шах и мат, — объявил Аус. — Уж не обессудь.

    — Дядя Юри, давайте еще партию! Я отыграюсь, — парень смотрел умоляюще.

    Майор покачал головой.

    — В другой раз, Павка. Поздно, пора тебе спать.

    Гаков вышел проводить гостя. Зашел разговор о Бутко. Аус рассказал, что Воронцов просит о закрытии дела по примирению сторон.

    — Хорошо бы так, — обрадовался Арсений. — Тарас от горя помешался, это ясно. Осудить легко, а нужно иметь милосердие… Ведь и мы недоглядели. Партийный актив, да я сам… Гложет меня эта мысль — не уберег я Нину.

    — У вас, кажется, нет патефона? — спросил майор.

    — Нет, всегда Бутко приносили. Я больше люблю живую музыку.

    — А где покупают иголки? Вы не в курсе?

    Гаков покачал головой.

    — Арсений Яковлевич, между нами — что за человек Велиор Ремчуков? Как он попал на Комбинат?

    — Он сам, кажется, из Кирова. На Комбинате с ноября прошлого года. Прибыл по рекомендации нарвского обкома. Кончил областные партийные курсы. Претензий к его работе особых нет. Ведет учет, вовлекает молодежь в самодеятельность. Проводит политинформации…

    — Ремчуков пытался ухаживать за Ниной?

    — Что сказать… Она многим нравилась.

    — Как думаете, он способен на убийство?

    Гаков вынул пачку «Казбека», предложил папиросу майору, закурил сам.

    — Тут как в хорошем детективе — убить мог любой из нас. И у меня был мотив, если рассуждать со стороны… Но Велиор ни при чем. Он в тот вечер уехал в Нарву, в санаторий.

    Аус это знал. Журава по его приказу проверял показания свидетелей и лично ездил в дом отдыха, чтоб подтвердить алиби секретаря.

    — Что ж, Арсений Яковлевич, спасибо за откровенность. И не сомневайтесь — преступник будет найден и наказан по всей строгости закона.

    Гаков молча кивнул.

    На углу проспекта майор распрощался с директором, пожали руки.

    Прохладный ветер с моря напомнил о приближении осени. Подняв ворот пиджака, Юри зашагал к дому мимо стройки, через новый квартал, где в некоторых окнах уже горел свет — люди заселялись в просторные квартиры.

    Подумал о Таисии, вспомнил ее виноватую улыбку, пока она хлопотала возле Воронцова. Близость их горячая вспомнилась, когда он явственно ощутил, что, отдаваясь ему, женщина закрывает сердце. Принимая телом, не пускает в потемки души. И ничего не поделать с этим — глупая штука любовь, не подчиняется ни разуму, ни расчету.

    На соседней улице залаяли собаки. Коробка с патефонными иголками — да, нужно осмотреть еще раз квартиру фотографа Кудимова. Послать Жураву по магазинам, пусть узнает. Заодно и сам зайду в аптеку — купить валидола.

    Вспоминая разговор с Воронцовым, Аус снова увидел перед глазами дело, которое листал на Лубянке. И документы, удивительные свидетельства времен войны.

    
     В Государственный Комитет Обороны (ГКО), товарищу Сталину

     Спецсообщение. Совершенно секретно

     
1 сентября 1943 года к Управлению контрразведки «СМЕРШ» Брянского фронта явились: Кругликов Михаил, 15 лет, уроженец г. Борисова БССР, русский, образование 3 класса, и Маренков Петр, 13 лет, уроженец Смоленской области, русский, образование 3 класса. В процессе бесед и опроса подростков установлено наличие диверсионной школы подростков в возрасте 12–16 лет, организованной германской военной разведкой Абвер. В течение месяца Кругликов и Маренков вместе с группой из 30 человек обучались в этой школе, которая дислоцируется на охотничьей даче, в 35 км от гор. Кассель (Южная Германия). Одновременно с Кругликовым и Маренковым в наш тыл с аналогичным заданием были заброшены еще 27 диверсантов-подростков в разные районы железнодорожных станций Московской, Тульской, Смоленской, Калининской, Курской и Воронежской областей. Это свидетельствует о том, что немцы пытаются этими диверсиями вывести из строя наш паровозный парк и тем самым нарушить снабжение наступающих войск Западного, Брянского, Калининского и Центрального фронтов.

     Начальник Управления контрразведки СМЕРШ Брянского фронта генерал-лейтенант Железников Н. И.
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     Зайчик с бисерным глазом
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Всякий умный понимал, каким ветром выкосило пристяжных Порфирия и самого смотрящего, а генерал Азначеев был не дурак. Смерть старого вора замяли как несчастный случай, но нашелся повод Голода перевести в БУР, отправить Циклопа и нескольких переметнувшихся торпед — по другим лагерям.

    Однако меры эти могли только отсрочить неизбежное. Ропот шел по зоне. Блатари по масти, пристяжные, черти, фраера шушукались по углам, точили попавшиеся под руку железки и черенки ложек, снаряжались, будто в дорогу. Шел звон, будто Голый Царь готовится мять зону под себя, объявлять по всем баракам забастовку. Бунт заключенных грозил как начальству, так и самим сидельцам большими неприятностями и кровью, но остановить течение событий никто уже не мог.

    Лёнечка в бараке-корабле плыл по течению. Ждал бумаг к освобождению, свистал соловьем, получал наряды на работу при кухне или в госпиталь. Хранил заточку в тайном месте под кирпичом, залепив трещину в стене жеваным хлебом.

    Он задвинул в дальний угол страшную смерть Порфирия, выкинул из мыслей инженера Воронцова, как несущественный житейский эпизод. Но зарубками в памяти отмечал разы, когда приходилось видать красючку — генеральскую жену с лебединой шеей.

    Зэки уже знали, что на пианино она не играет и в лагере не сидела, а даже напротив, работала адвокатом и добилась для Азначеева полной реабилитации и права занимать руководящие должности. В этом ей помог отец, замминистра государственного контроля. Теперь она вела дела по реабилитации некоторых заключенных и время от времени появлялась на лагерной территории. От вида стройной ее фигуры и торопливой походки сердце пускалось биться горячей, громче слышался томный перезвон кузнечиков в траве, думалось о будущем счастье.

    Мужу ее, генералу Азначееву, в зоне приклеили погоняло «Толкач» за манеру толкать речи на большой поверке перед строем. Говорил он негромко, но так отчетливо, что каждое слово долетало до самых последних рядов. И даже беспечного Лёнечку как железом по стеклу царапало, когда начальник клеймил позорными словами «оголтелых представителей криминального мира», которые «дезорганизуют работу колонии» и «терроризируют честно работающих заключенных».

    Думал с тоской Лёнька Май — где затерялось ты, мое освобождение? Уж скорее бы на волю, пока не закрутил в свою воронку кровавый лагерный замес.

    Потому испытал веселую тревогу, когда на вечерней поверке надзиратель выкликнул из строя ЗэКа 789 — его фартовый номерок.

    Пока выходил неторопливо, не теряя блатного форса, услышал в спину шепот Лукова: «Тише дыши». Давал понять сосед, при Голоде скакнувший на пару ступенек по лестнице воровской масти, чтоб Лёнечка не разболтал ненароком чего не следует. Излишним и даже обидным счел жиган предупреждение, что и выразил высокомерным взглядом.

    Провели Маевского к самому начальнику лагеря, в личный кабинет, обитый лакированным деревом, пахнущий табаком и дорогим одеколоном.

    Назар Азначеев был худым человеком лет пятидесяти, черноволосым с проседью, с монгольским очерком скул и глубокими складками возле рта. Повидал жизнь, не только речи толкал на партсобраниях, в чем несправедливо упрекали его арестанты. Так и впился в Лёнечку с прищуром, долго смотрел. Наконец, предложил папиросу из пачки. Сталинский табак, «Герцеговина Флор».

    — Не курю я, гражданин начальник. Здоровье берегу для будущей семейной жизни.

    Генерал дернул губой, поскучнел лицом. «Презирает», — догадался Лёнечка, но обиды не почувствовал. С волками-надзирателями у блатных взаимная любовь и презрение обоюдное.

    Азначеев придвинул к себе папку с делом, открыл. Заговорил сухо, неприязненно:

    — Вы идете под амнистию, Маевский. Расскажите, как собираетесь жить.

    Лёнечка скосил глазом, пытаясь лежащий сверху документик рассмотреть, а сам строчил как по писаному:

    — Намерен покончить с преступным прошлым. Устроюсь на завод, пойду учиться в техникум. Жениться бы хотел, гражданин начальник колонии.

    Азначеев снова поморщился.

    — Куда поедете? Есть у вас родные, близкие?

    — Родных нету никого, все в блокаду померли. А поеду на ударную стройку, — без запинки сыпал Лёнечка. — Поглядеть страну, ее широкие просторы. Поучаствовать в делах советской молодежи.

    — Здесь тоже идет строительство. Нужны рабочие руки, — заметил начлаг. — Инженер Воронцов характеризует вас с хорошей стороны. Может, вам и правда стоит покончить дружбу с отпетыми уголовниками, устроиться на Комбинат?

    «Чего я там не видал», — про себя ухмыльнулся Лёнечка, но вслух не стал отказываться.

    — Заманчивое предложение. Только обдумать надо, гражданин генерал.

    Азначеев взял писчую вставочку и начал скрести о перочистку, неторопливо, с преувеличенной педантичностью.

    — Вы находились в помывочной, когда погиб Демид Камчадаев, заключенный Д-203. Не хотите рассказать, что там произошло?

    — Да я уже докладывал, гражданин начальник лагеря! Отвернулся как раз, голову от мыла обмывал. Слышу — какой-то шум. Вроде упало тяжелое. А он уж лежит неживой. Поскользнулся, видать, да и расшиб чего-то внутри.

    — О смерти Порфирия Вяткина ничего не можете сообщить?

    — А что сообщать? Старенький был, от сердца помер.

    Начальник лагеря исподлобья уставился в лицо жигана.

    И Лёнечка вдруг почувствовал на плечах неизбывную тяжесть, которой нагружал его этот взгляд.

    — Тут, в вашем деле, — генерал прижал пальцем бумагу, — упомянут беспризорник Леонид Ненужный.

    Звук прошлого имени никак не тронул Лёнечку. Шепот матери, школьная линейка, перекличка в классе — будто чужое кино о посторонних людях. Выдрал то время из сознания, как отрезают желчь от куриной печенки — чтоб не горчила.

    — Да, был такой пацанок. Бомбой его убило. Осколком прямо в сердце.

    Азначеев медленно встал, отошел к окну. Закурил новую «герцеговину».

    — Видел своими глазами?

    — У меня на руках он и помер.

    Начальник лагеря замер, будто окаменел. Странно было смотреть в его спину, словно бы сгорбленную под черным френчем, хотя по видимости оставшуюся прямой. Лёнечка с удивлением понял, что своим ответом причинил генералу страдание.

    Тревога метнулась в голове, будто мышь под нарами: лишнее брякнул, не по масти начальнику. Задавит, в ШИЗО прищемит, добавит срок?

    Азначеев молча, не глядя на жигана, вернулся к столу, открыл ящик. Достал фотографию в рамке под стеклом. Закрыл половину рукой и показал Маевскому.

    — Это он?

    На стуле прямо сидела красивая женщина с расчесанными на пробор волосами. На коленях держала девочку, еще младенчика, всю в кружевах. За спинкой ее стула стоял мужчина в черной форме с полковничьими лычками, лицо его закрывали пальцы начлага. А между мужчиной и женщиной приткнулся мальчонка лет пяти в пальтишке с пришитым зайчиком на кармане.

    Зайчика узнал Леонид, и память первой в жизни любви толкнулась в сердце. Глаз из бусинки, фигура из теплой валяной материи, пришитая аккуратным стежком — этого зайчишку мальчик любил с необъяснимой нежностью, за что-то жалея, умиляясь и оживляя своим неподдельным чувством.

    Прыг-скок — безыскусная аппликация на кармане пальто — голос матери — имя младшей сестры — будто запрыгнула в душу радость узнавания. Это же я там стою, бутуз-карапуз, и мамочка держит на руках Анюту, и отец…

    «Молчи», — сказала Смерть и сжала сердце Лёни холодными пальцами. «Нет больше зайчика, истлел вместе с плотью умерших. Нет и тебя, карапуза, а есть жиган-уголовник Лёнька Май без роду-племени. Ворами взращенный, крестами крещенный».

    Смерть заморозила сердце, и голос Лёнечки без трепета, лениво обронил:

    — Не припомню, гражданин начальник. Вроде он, а может, нет. Мал я был тогда, уж столько времени прошло.

    Азначеев нажал кнопку звонка под столом. Явился надзиратель.

    — Уведите.

    Поднялся Лёнечка, и черт дернул взглянуть, как начлагеря убирает фотографию обратно в стол. Тут он узнал, что военный с полковничьими лычками, который снялся вместе с семьей в московском ателье в тридцать восьмом году — это сам генерал-лейтенант Назар Усманович Азначеев, родной отец карапуза с зайчиком на кармане пальто.

    
От Азначеева цирик отвел Лёнечку на завтрак. Поварихи оставили ему каши, пайку хлеба с довеском, подкинули к чаю рафинада. Но перешучиваться с бабенками настроения не было. Ел машинально, думал о своем.

    Будто открыли шлюз, хлынули из памяти картины. Солнечная комната, крепкий мужчина в майке и черных трусах делает зарядку с гантелями. Лёня ждет с нетерпением похода в зоопарк. Едут на трамвае. Смотрят бегемота, мартышек, медведей в клетке с толстыми прутьями. Отец покупает мороженое. А потом садится перед сыном на корточки и вытирает платком запачканную щеку. Лёнечка чувствует на платке запах его слюны, отдающей табаком «Герцеговины Флор» и тем летучим ароматом, которым пахли рюмки на столах после праздника.

    Судьба-анафема, трудный подарок подкинула ты жигану. Пойти, открыться? Рассказать как на духу — про пацана убитого, подмену имени, детдомовскую жизнь? Много мог вспомнить он в подтверждение правды — как звали бабку и мать, адрес свой ленинградский, школу, зайчика этого на пальто. Вот только дальше-то куда? К папаше в роту? В юридический институт?

    Май про себя хохотнул от такого предположения.

    Прощай, блатная жизнь, веселая свобода? Воровская ельна, разбойный фарт? На какой малине примут бродягу, у которого отец — пес лагерный, надсмотрщик над ворами?

    Но было что-то еще, важней размышлений практического порядка. Сосала душу тоска. Это смерть, ехидна костлявая, не хотела возвращать молодого любовника в мир живых.

    Так ничего не решив, после обеда вернулся Лёнечка в пустой барак, где дневальные только что вымыли с хлоркой полы. Увидал Лукова, который перетаскивал постель ближе к месту Фомы, нового смотрящего по хате. Луков управился с делом, подсел к Лёнечке на вагонку.

    — О чем базлали с Толкачом?

    — Да так, алямс-тралямс… Речи толкал насчет сознательности. Бегу по амнистии, бумаги подписал.

    — А ты не беги так шустро, фраерок, безносую догонишь, — осклабился Луков. — Голод сходняк созывает. До тебя вопросы есть.

    Лёнечка кивнул, закрыл глаза. Он почувствовал непривычное равнодушие ко всему, происходящему на зоне. Блатная жизнь, уже которая по счету, слезала с него, как змеиная шкура.

    Ночью снова плясала перед ним бесстыдная девка, выставляла груди, выворачивала промежность. Наконец удалось схватить ее, в мясистую дыру вколотить свою плоть. Девка разинула рот, хохоча, и Лёнечка увидал, что в горле у нее, в черной пустоте, клубятся черви.
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Народы обожествляют правителей — не только из одного раболепия. Тот, кому подвластна жизнь и смерть миллионов, перерастает человеческую природу. Властитель неизбежно ощущает гул эпох. Да, в нем, словно в печной трубе, гудит сквозняк истории. И обращаясь к мирозданью, он должен получать ответ немедля. Распознавать их — целое искусство. Однажды мирозданье замолчит.

    И ужасом наполнится пустое, больное и изношенное чрево. И всемогущий бронзовый титан, привыкший пить ваш трепет и покорность, и сеять страх, и суд вершить великий, вдруг падает с кровати на ковер. Опухшие, как глиняные, ноги не подчиняются его приказам. И проще легионы двинуть в пропасть, чем шевельнуть ушибленной рукой.

    Из горла хрип, вращение глазами — лишь по привычке отдавать приказы. Но их не принимают к исполненью. Мышиный шорох, дальше — тишина.

    Лежащий на ковре возле постели, он слышит неизбежное: оркестр. Тимпаны, бубны, лиры и свирели и голоса неведомой природы. Те голоса, которым доверялся он при начале своего пути. Бесовское или ангельское пенье — не разобрать.

    Он был семинаристом, затем жрецом. И богом. Да, бесспорно. Он бог и царь, сомнений в этом нет.

    Кому же этот призрачный оркестр поет осанну, покидая город? Остановитесь! Слышите? Я здесь!

    Но музыку, как призрачный корабль, уносит мироздания теченье. И небо, опустевшее безмолвно. И бляшкою закупорен сосуд.

    В соседней комнате три человека. Им подали коньяк и чай в стаканах. Один в очках. Он думает о бомбе. Он должен получить ее скорей.

    Внушает страх бесполая улыбка, ему подвластны тайные приказы. Он составлял записку Эскулапу, чтоб печень, сердце, мочевой пузырь и мозг вождя, из тела извлеченный, хранить в формальдегиде восемь лет.

    Уран, хрипящий на ковре персидском, вдруг видит, как из темного угла выходит труп с простреленным затылком. Один из тех, кого казнили тайно, в подвале, никому не объявляя, и в тайном месте спрятали под землю, чтоб не было могилы и креста. Чтобы к нему не приходили плакать, не называли мучеником веры, не воспевали доблести героя. Чтобы о нем забыли на земле.

    Уран построил смертную машину, чтоб отправлять детей во чрево Геи. Но как могла земля извергнуть тело? И почему оно стоит в углу?

    Земля на волосах и на одежде. Глаза закрыты, посинели губы. Но движется покойник беспощадно, и серп блестит в протянутой руке.

    И вот уже ни стен над ним, ни крыши. Ковер исчез — под ним земля сырая. И прорываясь из земли ростками, выходят дочери и сыновья. Они давно мертвы и молчаливы, но в голове твоей их крик предсмертный сливается в один ужасный грохот. И движется огромный океан…
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Чтобы напроситься в гости к Ремчукову, майор Аус отбросил политес и вечером дождался хозяина у двери. Тонкая зацепка, которую дал Воронцов, могла оборваться, но и привести к новому повороту в расследовании.

    Комсорг занимал половину старой деревянной дачи неподалеку от школы. Поджидая Велиора у калитки, Аус мысленно перебирал страницы личного дела комсомольского секретаря.

    Родился в Смоленской области, в учительской семье. Рано потерял отца, жил с матерью. В годы войны — эвакуация, болезнь. В сорок третьем вернулся в освобожденный Смоленск, работал на восстановлении разрушенного города, поступил в ремесленное училище. Начал выделяться на общественной работе, был направлен на курсы при местной Высшей партийной школе. В Ленинграде окончил институт, работал на предприятиях отрасли. В 1951 году направлен на Комбинат в должности освобожденного секретаря комсомольской ячейки. Не женат. С 1946 года числится нештатным сотрудником НКВД.

    Ремчуков подходил к дому один, цепко поглядывая по сторонам. Дрогнул ноздрями — почуял запах табака. Аус вышел из-за куста.

    — А я-то думаю, кто меня поджидает, — комсорг протянул узкую сухую руку.

    — Разрешите войти?

    Ремчуков открыл калитку.

    — Проходите, у меня от органов секретов нет.

    Даже Ауса, привыкшего к походному быту, жилище удивило казарменной, сиротской простотой. Стены выкрашены белой краской по старым, вздувшимся обоям. Самодельный платяной шкаф, потускневшее зеркало, с которого местами осыпалась амальгама. На пороге — обрезанные меховые унты, служащие домашней обувью; пара не новых, но еще крепких сапог. Железная кровать, педантично застеленная армейским темно-зеленым шерстяным одеялом. Стол, покрытый клеенкой, пачка газет, стеклянная чернильница, перо. Портрет Сталина в рамке под стеклом. Вождь в фуражке, поднял руку в приветствии.

    В такой комнате может жить или святой — убежденный фанатик, либо же циничный лицемер. Впрочем, подумал Аус, первое нередко уживается с другим.

    Сходство с казармой или тюремной камерой разрушал, пожалуй, только раструб граммофона, сверкающий сусальным золотом из угла.

    — Неплохая машина. Можно взглянуть?

    — Пожалуйста. Граммофон и пластинки остались от прежних жильцов.

    — А кто здесь жил до вас?

    — При немцах — какой-то генерал. Неподалеку, кажется, был аэродром. Впрочем, вы это знаете лучше. Давайте-ка горячего чайку!

    В сенях он налил воды в латунный чайник, разжег примус.

    — Сколько у вас патефонных иголок!

    Аус взял с полки коробочку, точно такую, как описывал Воронцов.

    — Да, представьте, целая пачка в сто штук. Всё это богатство я нашел на чердаке, кто-то спрятал, еще во время войны или раньше.

    — Пластинки, я смотрю, в основном немецкие?

    — В общем да. Но есть и классическая музыка. Штраус, Верди, Чайковский.

    — А что вы предпочитаете?

    — Признаться, редко слушаю. Приходится вести большой объем работы. Организация, учет, совещания, встречи. По вечерам самодеятельность, кружки. Много отчетности…

    Ремчуков подвинул стулья, вынул из тумбочки два стакана, железную сахарницу.

    — Извините, к чаю только баранки.

    Сдержанный, но приветливый. Привычка к самодисциплине — скорее положительное качество. Правда, есть в нем что-то неприятное, двойное дно. Майор представил, как секретарь каждый вечер аккуратным почерком составляет доклады в Особый отдел, пересказывая подслушанные разговоры.

    Ремчуков присел на стул.

    — Что ж… Чем обязан?

    — Велиор Николаевич, я хотел задать пару вопросов… про Нину Бутко.

    — Я вроде бы всё рассказал… Хотя понимаю, это ваша работа.

    Он выглядел слегка растерянным, как и следует человеку, которого застали врасплох. Аус продолжал наблюдение. Некрасивый, блеклый. Оттопыренные уши, бесцветные глаза, средний рост. Такого увидишь в толпе — не запомнишь.

    — Нина мне нравилась, я даже пытался ухаживать. Но у нее было много поклонников. Она ездила в Ригу, в Ленинград. Видимо, я казался ей скучным…

    Аус помолчал, выдерживая паузу.

    — Нормировщица Качкина сообщила, что в конце апреля видела вас вместе с Ниной в таллинском автобусе. Но вы почему-то вышли один, не доезжая остановки.

    — Что ж, Нина пару раз просила ее сопровождать за покупками. Она не хотела, чтобы нас видели вместе — сами знаете, сплетни. Маленький город.

    Ремчуков поднялся, достал мельхиоровый заварочный чайник.

    — Что она покупала?

    — Духи… Кажется, «Ландыш». Меховую горжетку. Мы заходили в ателье.

    Аус изучал каждое движение собеседника, но не видел ничего необычного. Спокоен, сдержан. Может быть, даже чрезмерно для такой ситуации.

    — Мы выяснили, что в Таллине вы с Ниной заходили в ювелирный магазин. Присматривали обручальные кольца. Продавщица узнала вас и Нину по фотографии.

    Ремчуков разлил по стаканам чай. Аккуратно поставил на место чайник, чистым полотенцем вытер капли на столе.

    — Нина любила украшения. Она выбирала подарок для матери — золотые часики с браслетом. А кольца мы примерили в шутку. Признаться, это я предложил. Хотел, чтобы она понимала, как серьезно я к ней отношусь.

    Майор отхлебнул чая. Крепкий, ароматный. Чабрец, мята.

    — Травы добавляете?

    — Да вот, из месткома женщины принесли.

    — Вам ведь и путевку в санаторий в месткоме дали? На майские праздники?

    — Смешно вышло с этой путевкой. Самые ответственные дни — майская демонстрация, концерт. На части разрывают, а тут надо ехать в санаторий.

    — Но вы всё же поехали?

    Велиор развел руками.

    — Уговорили, неудобно было отказаться. Усиленное питание, процедуры. А я, признаться, очень устаю на работе.

    «Скользит, как уж, и на всё есть ответ». Майор почувствовал некоторую досаду, но тут же одернул себя. Что ж, человек неприятный, начетчик, педант. Но нет у следствия никаких оснований подозревать его в убийстве.

    — А вы сами как предполагаете — кто мог убить Нину Бутко?

    — Вот уж увольте от предположений. Не я назначен расследовать это дело, вам лучше знать.

    — А вот фотограф Кудимов… Вы с ним, кажется, были дружны?

    — Не то что дружны, общались по работе… Он рисовал транспаранты к демонстрации. Вел фотоархив.

    — Вам не приходилось слышать про лесных партизан?

    Ремчуков рассмеялся.

    — Вы сказали, хотите задать пару вопросов. А тут целая беседа под протокол.

    Аус улыбнулся в ответ, отпил чая.

    — Уж извините, но мы навели справки… Такая работа. И выяснили, что в Ленинграде вы часто посещали библиотеку. Нам даже прислали список книг…

    Ремчуков шевельнулся на стуле, по его лицу скользнула тень.

    — Вы брали книги по истории марксизма-ленинизма, учебники английского, философские работы… И, что мне показалось странным — много книг о мистических культах, о Древнем Египте.

    — Да, действительно. Я собирался писать диссертацию.

    — Написали?

    — Нет, охладел к этой теме.

    Хозяин поднялся, подлил гостю заварки из мельхиорового чайника. Аус выпил — отчего-то он чувствовал жажду. И снова сердце тянуло куда-то ноющей болью, било прерывисто, будто отстукивало морзянку.

    Ничего конкретного предъявить Ремчукову Аус не мог. Ни улик, ни сколько-нибудь доказательных подозрений. Попрощался, вышел из комнаты с каким-то тягостным чувством. Казалось, упустил в разговоре нечто важное, позволил секретарю перехватить инициативу.

    Патефон, коробка с иглами — может, Воронцов намеренно его направил по ложному пути? Нет, рано снимать подозрения с инженера. С такой биографией от человека можно ожидать чего угодно.

    Подходя к домику, увидел в саду Жураву. В майке и тренировочных штанах, тот размахивал мускулистыми руками, делал наклоны, отдуваясь. Завидев Ауса, бросил гантели.

    — Товарищ майор, а я-то думаю, куда он запропал. Новости у меня интересные. Помните пуговицу с кусочком голубой материи, которую нашли в ателье Кудимова? Так вот, я сегодня видел человека в рубашке с такими же пуговицами!

    — Кто же это был?

    — Да вы погодите… Я к пуговкам пригляделся, а пиджак у него был застегнут. Я попросил закурить, он, пока искал спички, так и раскрылся! И вот смотрю — на рубашке все пуговки одинаковые, а нижняя возле пояса — другая. И там кусочек материи надставлен… Точно с той рубашки улика, я даже в дело заглянул, чтоб подтвердить.

    Сердце опять остро и долго уколола игла. Аус поморщился, в кармане выдавил из пачки еще одну таблетку валидола, потихоньку бросил в рот. Щенячья радость Журавы все больше раздражала.

    — Да говори, на ком видел рубашку.

    Журава вздохнул, словно жалея расставаться с любимой игрушкой.

    — Парень, рабочий. Из эстонцев. Числится в цеху окислителей. Звать его Осе Сепп. У него еще брат есть, близнец. Тоже работает на Комбинате.

    — Сепп, — припомнил майор. — Да, это брат той девушки, Эльзе. Надо его допросить.

    Снова сердце, на этот раз почти нестерпимо. Земля качнулась под ногами, поплыла. Что такое со мной? — Аус тряхнул головой, взялся за притолоку.

    — Так я уже с мастером поговорил, — улыбнулся Журава. — Чтоб завтра его отправили к нам в отделение.

    Майор достал папиросу.

    — Глупость ты сделал, лейтенант.

    — Отчего?

    — Предупредил подозреваемого. А вдруг он виновен? Скроется, убежит.

    — Да куда он денется с Комбината, Юри Раймондович? Придет на работу, мы его и прихлопнем, как муху. Я сам пойду с утра, приведу его к нам в участок.

    — Ладно, — кивнул майор. Он почувствовал тошноту и вспомнил, что ничего не ел с двух часов. — Пойдем-ка, чего-нибудь перекусим. Вобла у нас оставалась?

    — Воблы целый мешок! И пиво есть. Будете?

    — Буду, отчего же нет?

    Аус направился к умывальнику. Снял пиджак, намылил руку, лицо и шею. И, ополаскиваясь, вздрагивая от стылой воды, почувствовал головокружение. Сердце билось тяжко и быстро. Да что со мной?..

    Боль сковала всю левую сторону, словно от деревянной руки вся половина тела сделалась деревянной. Аус упал.

    Сквозь вату, которой будто обложили голову, что-то кричал Журава. В сумрачном небе показалась широкая полоса света.

    О Таисии вспомнил Аус, увидал ее лицо. Нет, то всадник на коне, с копьем, в сияющих доспехах. Скачет Георгий небесным полем, полощется красное знамя. Тянет копье Георгий: «Хватайся, держись!»

    Видит Аус — снова на месте вторая рука, когда-то изувеченная осколком. Хватается за копье, вздымается ввысь.

    И вот уже он, русский эстонец Юри Аус, большевик и сын большевика, скачет на добром коне среди небесного воинства. Он слышит музыку — играет труба, и поют голоса, будто в церкви. И радость заливает сердце, словно он возвратился домой, к потерянным близким.

    Он видит рядом товарищей. И вечность, и свет.
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Мать возилась у печки, легким топором колола щепу на растопку. Эльзе раскатывала тесто для ржаных лепешек. На дороге послышался стук лошадиных копыт и скрип колес. Негромко, тревожно переговаривались мужские голоса. «Видно, кто-то везет сено с лесной делянки», — подумала девочка. Но скрип неожиданно затих. Люди остановились возле их дома.

    Матушка разогнула спину, замерла, будто перед ней проскочил Ahvatlev — домовой. Эльзе сделалось страшно от ее взгляда.

    — Выйди, узнай, что им здесь нужно.

    Девочка бросилась в сени, вылетела на дорогу. У калитки стояла телега, накрытая мешковиной, будто бы с картошкой. Смирную лошадь соловой масти держал за уздечку человек с Комбината, мастер цеха. Рядом стоял председатель совхоза Рандель, отец Айно. Он сказал по-эстонски:

    — Позови мать.

    Эльзе почувствовала, как в груди образовалась пустота, сердце ухнуло в эту бездну, выскочило наверх, куда-то в горло. Стало трудно дышать.

    Матушка вышла, вытирая руки передником.

    — Здравствуй, Мара, — проговорил Рандель. — Будь стойкой, женщина.

    Начальник с комбината сказал по-русски:

    — Прости, мать. Горе мы тебе привезли. Такие вот дела…

    — Кто? — спросила мать председателя.

    — Осе, — ответил он.

    Пожилой мастер откинул рогожу на телеге. Там лежал кто-то белый, одутловатый, с синими пятнами на коже, с черным провалом рта.

    «Это не он! — хотела крикнуть Эльзе. — Вы ошиблись, это не мой брат Осе!»

    Но мать узнала сына. Медленно подошла. Наклонилась, обняла жуткую голову мертвеца и словно окаменела.

    По дороге торопливо шли соседи — тетка Линда, жена председателя, старуха-плакальщица Рута, с ними еще две женщины. Линда хотела тронуть матушку за плечо, но та выпрямилась, отстранилась. Поздоровалась с каждой по имени. Обратилась к усатому Ранделю:

    — Что чужаки сделали с моим сыном?

    Она даже не взглянула на русского мастера, как будто его тут не было.

    — Осе выпил серной кислоты, — отвечал председатель. — Верно, по ошибке.

    Эти же слова он повторил по-русски. Мастер кивнул сокрушенно.

    — Выходит, несчастный случай. Такая судьба.

    Женщины, столпившись у телеги, с жадным вниманием рассматривали покойника.

    — Отнесите его в комнаты, — проговорила мать и, повернувшись, пошла в дом.

    Мужчины поспешили накрыть тело рогожей. На лицо Осе упала тень; Эльзе показалось, что веки братца приоткрылись и белые глаза без зрачков уставились на нее. Девочка всхлипнула от ужаса, но зажала себе рот ладонью. Не кричи, не показывай радости, не лей слезы при посторонних — так учила мать.

    Стол, на котором рассыпана была ржаная мука, плакальщицы наскоро вытерли и вынесли на середину комнаты. Шепотом неслись слова: мыло, вода, полотенце.

    Матушка села на лавку, кивнула на сундук. Рута по-хозяйски откинула крышку, вынула новое полотенце из приготовленных в приданое Эльзе. Мужчины внесли Осе, накрытого рогожей, положили навзничь на стол.

    Эльзе хотелось кинуться к матери, целовать ее руки и молить прощения за обман, за тайные чувства к чужаку, за убийство толстого шофера. Это она впустила смерть в их дом! Но мысль о том, что матушке откроется ее преступная жизнь, была невыносима.

    Женщины разжигали печь, лили воду в чайник и в жестяные ведра. Линда подошла к матери.

    — Скажи Эльзе, пусть пойдет на двор. Рано ей смотреть, как обмывают мужчину.

    Мать равнодушно качнула головой. Но вдруг спохватилась:

    — Где мой сын Вайдо?

    — Я приведу его, матушка, — вскинулась Эльзе.

    Она почему-то знала, что найдет брата в лесу.

    
Огибая хутора, поселки и пашни, лес тянулся от русской границы до самой Тойлы и дальше вдоль побережья на запад. Вальтер говорил, что лесом можно тайно пройти до самого Вильно, если двигаться по ночам, не разжигая костра. Лес кормил, давал тепло, укрывал и защищал. Эльзе верила — это Лес и Земля тогда, на пороге весны, спасли ее от гибели. И теперь, добежав по тропинке до места, где на нее напал Ищенко, девочка припала к ясеню с развилистым стволом. Обняв дерево, прижалась лбом и носом к шершавой коре, зажмурила глаза и взмолилась:

    — Дедушка ясень, помоги мне! Твои корни уходят в плодородную почву. Мать Земля услышит тебя! Пусть она сделает так, чтобы всё повернулось назад! Пусть Осе будет жив…

    Ясень обронил пожелтелый лист, девочка подняла голову. Меж узловатыми ветвями блеснул солнечный луч. Эльзе вспомнила: солнце — это бог язычников. Сложив на груди руки, горячо зашептала:

    — Помоги моему горю, Ярило! Верни мне братца! Что хочешь возьми, даже мою жизнь…

    Ослепнув от света, девочка обернулась. Осе, живой, шел к ней по тропинке. Чудо, в которое так хотелось поверить! Она бросилась навстречу брату и, только подбежав, поняла, что перед ней старший близнец, молчаливый Вайдо.

    Они сели на землю у пересохшего ручья. Вайдо смотрел в небо пустыми глазами. Эльзе прилегла на траву, положила голову ему на колени. Брат долго гладил ее по волосам.

    Близнецы могли разговаривать между собой молча, как один человек. Балагур, весельчак Осе и задумчивый, молчаливый Вайдо всё делали вместе, у них не было тайн друг от друга. Девочка чувствовала, как душа брата, будто разрубленная пополам, кровоточит от ужаса и горя.

    Вайдо нагнулся, поцеловал девочку и шепнул:

    — Давай убежим, Эльзе? Далеко-далеко, чтобы нас не нашли. Будем жить вдвоем, без чужих. Я стану работать, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Я так люблю тебя… Никого я так не любил… кроме Осе!

    — А как же матушка? Мы не можем бросить ее.

    Брат снова поцеловал сестру. Его руки медленно сжимались вокруг ее тела, а лицо застыло, будто каменное, только на виске билась жилка. Эльзе сделалось страшно — как в тот раз, когда Вайдо рассказывал про убийства и она почувствовала присутствие Дьявола.

    — Пусти, Вайдо, мне больно!

    — Разве ты знаешь, что такое боль! — Голос Вайдо сделался чужим и грубым. — Кислота выжигает внутренности. Съедает воду, остается уголь. Теперь у меня внутри уголь. Меня сжигает Осе… Он хочет утащить меня в ад!

    Вайдо отпихнул ее и закричал от боли. Он хватал горстями сырую землю и запихивал в рот, как будто и правда хотел погасить жгучее пламя внутри.

    — Осе! — кричал он. — Отпусти меня, Осе! Я не хочу умирать!

    Эльзе заплакала от ужаса, и только тогда брат замолчал.

    — Это всё Худой, — проговорил он хрипло. — Он заставил нас убивать. Заставил спрятать ящик тротила, которым взрывают руду… Он хочет, чтобы мы взорвали Комбинат.

    — Нет, нет, — шептала Эльзе, глядя, как лицо брата постепенно остывает и вновь становится каменным, равнодушным.

    — Эйнар говорит, что после диверсии всех нас вывезет в Англию. На лодке в море, а там на торговый корабль. Но я не верю ему. Осе тоже не верил. Он хотел пойти и сознаться во всем. Я думаю, он не случайно умер… Его убил Худой.

    Эльзе вдруг заметила странность, на которую прежде не обратила внимания.

    — Вайдо, на тебе его любимая рубашка… Голубая, с потерянной пуговицей. Я помню, как он ставил заплатку…

    — Сегодня утром он сказал мне, чтобы я ее надел. Я сниму ее, Эльзе. Эта рубашка жжет мне грудь…

    Вайдо и в самом деле скинул куртку, расстегнул и сдернул с себя рубашку.

    — Неужели Осе похоронят в земле?

    — Конечно, его похоронят в земле.

    Брат и сестра снова обнялись и заплакали. Нужно было возвращаться домой.
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Огромный светозарный храм — павильон ВДНХ — украшен барельефами, мозаикой с изображением трудовых и ратных подвигов советских людей. Золотые колонны вздымаются ввысь, к сияющему своду, они обвиты колосьями и виноградными листьями. Прорезают воздух солнечные лучи. В алтаре накрыт изобильный стол с гирляндами цветов и фруктами в хрустальных вазах.

    Сверкает кровавой искрой вино в бокалах. Двухметровые осетры, кабаны, пирамиды из жареных птиц и колбас на фарфоровых блюдах сочатся румяным жиром. Лагман и рассыпчатый плов, караваи пшеничного хлеба, чанахи, блины и вареники, чебуреки и хачапури — народы великой страны принесли на пиршество свои лучшие блюда.

    «Для каких же сказочных богатырей приготовлено это угощение?» — успел подумать Гаков, как в стенах распахнулись бронзовые двери и зал наполнился людьми. Узбечки в пестрых халатах, горные чабаны, украинки с лентами в косах, казахи в войлочных шапках, а рядом — спортсмены в трико, военные в мундирах, сверкающих орденами. По европейской моде одеты инженеры, рабочие, артистки, преподаватели. Толпа бурлила радостно и бодро. Гаков узнавал знакомых партийных работников, директоров заводов, оперных певиц и футболистов. Их было несколько тысяч — делегатов великой страны на этом съезде избранных и званых. И он, Арсений Гаков, беспризорник, уличная голь, был почетным гостем радостного пира.

    Он чувствовал себя частицей общей крови, малым звеном единой цепи дел и свершений, звуком молота великого строительства. Одним из голосов человеческого хора, славящего равенство, братство и счастье народов. От радости этого осознания дрожали мышцы ног и слезы выступали на глазах.

    По залу прокатился шум аплодисментов. Ворошилов шагал сквозь толпу.

    — И вы здесь, товарищ Гаков? Что не здороваетесь с коллегами? Чем они вас обидели?

    Гаков оглянулся. У колонны деловито беседовали физики-ядерщики: Капица, Первухин, Флеров, Махнев. Приветливо кивнул профессор Альтгаузен, начальник спецсектора № 6 Всесоюзного института минерального сырья. В этом институте разрабатывались технологии переработки урана, которые Гаков внедрял на своем производстве.

    Неподалеку стояли Курчатов, Ванников и Завенягин. Диссонансом в общем выражении радости мелькнул затравленный взгляд Авраамия. Снова Гаков отметил удивительное сходство Завенягина с актером немого кино Чарли Чаплином.

    Прищелкнув каблуками, кивнул ему полковник Судоплатов, который, как мог знать Арсений по косвенным упоминаниям, добывал секретные сведения о ядерных разработках за рубежом.

    По головам прошел молитвенный гул, и снова — долгие аплодисменты, радостные возгласы. Люди расступались, давая путь седому великану, радушному хозяину чертога. Тот шагал неторопливо, узнавая и приветствуя каждого, награждая улыбкой, теплым словом, пожатием руки. Негромкий, чуть насмешливый голос, южный акцент, лучистый взгляд и вся значительная фигура в сером френче соединялись в образ такой могучей силы и обаяния, что он навечно запечатлевался в памяти.

    Ниоткуда, из золотых пылинок, посреди павильона соткалось мировое могучее дерево с огромной раскидистой кроной. Коза в круглых блестящих очках, поднявшись на задние копыта, ощипывала ветки. С шершавым хрустом жевала, обнажая длинные желтые зубы.

    Гаков увидел, что листья — это люди, мужчины и женщины. Их лица трепетали среди ветвей, издавая еле слышный шепот, словно шелест осиновой рощи.

    Листья-люди перемалывались длинными челюстями козы, превращаясь в травяное месиво. Огромное вымя сочилось молоком, и доярки в сафьяновых сапожках с песней несли к столу наполненные ведра.

    — Товарищи, разрешите выразить вам благодарность, — проговорил великан-Сталин, обращаясь к листьям. — Страшные жертвы мы принесли. Страшные жертвы во имя строительства нового мира. Верили мы, что нашим потомкам достанется царство мира и благоденствия…

    — Так и будет, Иосиф! — проблеяла коза. — Не сомневайся, Иосиф прекрасный, премудрый и всеблагой!

    Смотрит Гаков — а это уже не коза, а Берия в фетровой шляпе, в распахнутом пальто, с застывшей на лице улыбкой. Нарком подходит, обращается к нему:

    — Признайся, Арсений Яковлевич, ты ведь тоже поначалу не верил в урановый проект? Считал нашу затею фантастикой?

    — В этом вопросе, товарищ нарком, я всецело доверял партии и правительству, — от страха Гаков отвечал чужим голосом, напрягая связки.

    Берия заколыхался перед ним. За стеклами очков вертелись черные воронки, будто омуты в болоте.

    — Вот партия с тебя и спрашивает, — медный голос затрубил на весь зал. — Кто? Убил? Твою любовницу Нину Бутко с нерожденным ребенком?!.

    От ужаса тело Гакова налилось ватным бессилием.

    — Не знаю, Лаврентий Павлович, — пытался сказать, но звуки изо рта выходили страшно и глухо, будто с замедленной граммофонной пластинки.

    — Может, это ты ее убил?!

    «Нет, нет! А может быть, он прав, это я убил Нину? — растерялся Гаков про себя. — Сейчас я буду арестован…»

    Тем временем герои соцтруда, знатные рабочие, хлопкоробы, ученые, инженеры толпились у стола, рассаживались по местам. Их веселые речи сливались в единый праздничный хор. Молоко разливалось по чашкам и бокалам. Но Арсений уже не испытывал блаженства от созерцания золота и хрусталя, да и сам чертог стал будто ниже и теснее, позолота колонн почернела.

    — Еще одно слово, товарищи, — Сталин поднялся над столом. — Я, как и многие здесь присутствующие, верил в победу коммунизма. Я принес большие жертвы. Я надеялся, что с нашей победой в мире наступит новая эра справедливости и труда… Но теперь, глядя на товарища Гакова, я потерял эту веру.

    «Я не виновен! Я не хотел ей смерти!» — пытался возразить Арсений, но изо рта вырывались только невнятные звуки.

    — Я смотрю на товарища Гакова, которому партия доверила столь ответственные рубежи, — продолжал Сталин с неизбывной тоской. — И я вижу, что Гаков так и не стал советским, новым человеком.

    Толпа молчала тысячью застывших лиц, обращенных к вождю.

    — Выходит, все наши жертвы напрасны. Мы ничего не добились за годы лишений и чистки рядов. Мы не смогли переделать Гакова. Потому что наш товарищ Гаков — такая же дрянь, раб и мещанская сволочь, как и все поколения его предков…

    Голос вернулся.

    — Я виноват! Я виноват, товарищи, — крикнул Арсений. — Но вот за мной идет поколение, выросшее все целиком из советской эпохи… Мой племянник, мои дети… Смотрите лучше на них!

    И правда, высоко в алтаре возникло сияние. В облаке света явился Павлик, племянник Гакова.

    Сталин приставил руку ко лбу, вглядываясь вверх.

    — Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко спускались в могилу. К сожалению, не так легко и далеко не так просто подымаются наши молодые товарищи на смену старым…

    После этих слов внезапно опустилась мгла. Бронзовые двери содрогнулись от удара. Смерч ворвался в зал, сметая на своем пути богатые яства, дубовый стол, колонны, лепное убранство потолка и стен. Могучее дерево согнулось под порывом ветра, начало ломаться, трещать.

    Гаков успел поднять глаза и увидеть, как рушится потолок, и только тогда почувствовал обжигающий свет и грохот могучего взрыва.

    Но самым жутким было осознание, что это он, Арсений Гаков, виновен в обрушении чертога. Да, он не стал советским человеком. Как свинцом тянула вниз его звериная природа — страх перед сильным, пустое тщеславие, дурные страсти. В отчаянии он закричал — так ужасен был этот пророческий сон.

    Ида прижимала его голову к груди, торопливо гладила.

    — Тише, тише, всё хорошо…

    — Что?! Что???

    — Ты кричал во сне.

    В комнате было душно, за прозрачной шторой розовело утро. Пищали птицы в кустах.

    Краем одеяла Гаков вытер лицо, мокрое то ли от пота, то ли от слез.

    — Я кричал?..

    — Да, да… Что-то страшное. Дир, бер, вер…

    Ида привстала в постели, лямка рубашки спустилась с ее плеча, обнажая бледную грудку, увядшую, будто кожура съеденного плода. Жалкая, исхудавшая, с болезненным и виноватым выражением лица, жена будто нарочно выставила эту грудку, чтобы больнее упрекнуть Арсения.

    Откинув одеяло, он начал одеваться.

    Ида молча прилегла обратно на подушки, послышался металлический шорох пружин.

    «Прости меня за все. Но что же поделать. Была любовь, а теперь нет, и я не виноват, что ты осунулась и постарела, а во мне еще столько упругой силы и страсти. А если виноват, то не один я, это жизнь и ее безжалостное движение», — произнес мысленно Гаков, зная, что жена расслышит, поймет.

    Она тихо вздохнула. И он, не глядя в сторону кровати, тоже расслышал ее мысленный ответ:

    «Я всё приму и прощу. Только не уходи, не оставляй меня одну».

    Было что-то еще неприятное. Да, эта череда смертей. Майор Аус, крепкий мужчина, внезапно скончался от сердечного приступа. Рабочий в цеху выпил серной кислоты…

    Что же поделать, нужно умыться, выпить чаю, идти на работу. Подписывать требования, приказы, нормировочные листы. Пройти по цехам, заглянуть в лабораторию.

    В кухне Гаков отдернул занавеску. День обещал быть ясным, чайки кружили в вышине.

    В эту минуту он вспомнил в подробностях свое видение — Сталина, Берию, листья-лица, изобильный стол.

    И слова, которые кричал во сне: «Дир, бер, вер»…

    «Диверсия, — подумал Гаков. — Они готовят диверсию на Комбинате».
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     Агент U-235. Последние приготовления
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Из моего окна виден пустырь за школой, и можно наблюдать группы детей, преимущественно мальчиков, разыгрывающих военные сражения. Одни ложатся в траву с деревянными винтовками и пистолетами, другие, пригибаясь, окружают «окопы». Они бросают камни и куски угля с криком: «Граната!», всей силой легких имитируют звук пулемета и выстрелы одиночными — «бах, бах!». Ожесточенно спорят, кто из них уже убит, кто ранен и в какую часть тела. Их явно завораживает физиология войны.

    Девочкам предназначена одна роль — медсестры, выносящей раненых из боя. «Фашистом» быть никто не хочет. Причина проста — заранее известно, что фашисты проиграют.

    Отвратительный юмор в их голосах, торопливость споров, визгливый смех, нередко — ругань с нецензурными словами. Они так неприятны и глупы, что ради развлечения я размышляю о способах их уничтожения. Например, химическое оружие. Если подкинуть в густые заросли банку с ядовитым хлором, они ее найдут и, разумеется, откроют. Им нравится воображать ранения, так пусть изведают всё то, к чему влечет праздное любопытство. Ожоги глаз, лица, дыхательных путей. Лохмотьями слезающая кожа. Мучительная смерть и инвалидность. Игра тем интересней, чем реальнее условия.

    Мне нравится воображать и случайный взрыв мины, установленной в траншее. Маленькие фигурки бегут, стреляя друг в друга из деревянного оружия, бросая игрушечные гранаты, и вдруг земля взлетает из-под ног. Словно тряпичные куклы, они разлетаются в стороны, падают, бьются в агонии, замирают.

    Я слышу их стоны, представляю повреждения тел, несовместимые с жизнью. На это было бы приятно взглянуть. Так боги забавляются с людьми.

    Разумеется, проще убивать по одному, но это развлечение может мне слишком дорого стоить — в том смысле, что помешает моим планам. Убийство доставляет наслаждение, но слаще наслаждение властью.

    Власть над людьми, их чувствами и волей, над жизнью или смертью — мне дана. И в этом есть божественная радость Осириса, познавшего и смерть, и воскрешенье.

    Осирис, Гарпократ, Анубис — мне, богу триединому, рабы покорно служат, убивая друг друга по приказу. Впрочем, я и сам готов воткнуть по рукоятку нож в живот любому, кто назначен в жертву.

    Мои служители могли бы жить, когда бы не их собственная глупость. Ищенко, изображавший простодушие, надеялся этим меня обмануть и в самом деле смог украсть и перекопировать часть моих донесений. Он думал шантажировать меня.

    Прекрасное воспоминание — как он выл. Как бился, ползал у меня в ногах. Рот заткнут кляпом, связанные руки. Воистину, не человек, но червь. Животный ужас лопнувших белков… Я с наслаждением пил его мученья. Удар, еще удар! Я поглощал ту силу, которая исходит из глазниц, когда в страданье погибает тело. Я пожирал субстанцию души, как топливо для будущих свершений.

    Для этого мне нужно убивать — чтобы питать могущество дровами никчемных, непригодных к жизни жертв. Я избран силой тьмы, чтоб в хрупком теле взрастить великий, беспощадный дух…

    После была глупая корова Нина Бутко. Я сделал эту женщину богиней. Мне нравилось пробуждать в ней жестокость и распутство. Она могла бы стать моей соратницей в коварстве. Акулой, пожирающей мужчин.

    Она была полезна мне, так как имела доступ к сейфам и ко всем секретам производства. За недолгое время я смог сделать фотокопии планов завода, технологических заданий, секретных распоряжений министерства. И снова вмешалась человеческая глупость, ей для чего-то понадобилось забеременеть. Не знаю точно, от кого, хотя она и утверждала, что отец ребенка — я.

    Надрывные сцены, слезы, шантаж — верный способ взрастить отвращение там, где зрел росток привязанности. Нину пришлось убрать чужими руками, себе я обеспечил алиби. Это жаль, мне так хотелось присовокупить частицу женского начала к той стихии, которая бурлит в моем сознании.

    Но люди мелки, словно детеныши тараканов, рассыпающиеся из вскрытого яйца — оотеки. Лишь редким особям доступно наслаждение величием, силой мысли. Власть над вселенной они выменивают на трещотку да мелкого тщеславия утоление. Есть те, кто думает, что служит мне ради идеи. К таким натурам проще подобрать ключи.

    Эйнар Сепп доставил из Великобритании десять взрывных устройств в форме кусков каменного угля, оболочка которых спрессована из угольного порошка. Внутри располагается корпус из медной проволоки и взрывчатая масса, состоящая из гексогена, тротилового масла и пироксилина. К взрывчатке прикреплен капсюль-детонатор и отрезок бикфордова шнура. При загорании оболочки с поверхности взрывчатое вещество не загорается, так как довольно значительный слой оболочки (20–30 мм) представляет собой хорошо теплоизолирующий слой, предохраняющий от воспламенения. При сгорании оболочки до слоя, в котором находится бикфордов шнур, последний загорается и производится взрыв.

    Взрывчатка в виде кусков угля уже доставлена на Комбинат и складирована в одном из подсобных помещений. В день акции брикеты будут распределены по территории — в котельных, в лаборатории. Также нам удалось добыть некоторое количество динамита, который используется на Комбинате во время подрывных работ.

    
В воскресенье я подготовил схрон в лесу на побережье. Резиновая лодка, насос, консервы, крупа — на случай если придется пережидать непогоду. Впрочем, в августе редко бывают штормы, эвакуация должна пройти по плану.

    Акция подготовлена, действия участников рассчитаны по минутам. Скоро я выйду из игры и соберу расщепленную личность в единое целое, бесконечно умное и хищное существо, во всем превосходящее человека.

    Единственное, что вызывает тревогу — ответы Центра на мои запросы. Их обещания обтекаемы, гарантии неопределенны.

    Сегодня я должен получить однозначный ответ. Я не просто ценный агент, мой мозг — контейнер с информацией, способной изменить ход противостояния двух систем. Мои способности и навыки должны быть оценены лучшей спецслужбой мира, каковой является британская разведка. Их агентура работает по всему земному шару, в конце концов они победят.

    Семейка Сеппов, кретины и наследственные алкоголики, послужат мне расходным материалом. Эйнар всё еще верит, что Центр готовит операцию по его спасению. Что ж, тем проще заманить его в ловушку. Весь отряд должен быть уничтожен, чтоб не осталось никаких свидетельств моего участия в этом деле.

    Затем я выйду на лодке в море.

    Миром правят всего девять человек — Девять Неизвестных. Мое место среди них.
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     Диверсия
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Разбуженный ночным звонком, Гаков мгновенно и отчетливо вспомнил причудливый сон — Сталин, коза, диверсия на Комбинате. Нервно кричал в трубку начальник охраны Анохин:

    — Арсений Яковлевич, беда у нас! Диверсия, поджог!

    Не помнил, как оделся, как сел в машину. Подъехал и узнал — во время ночного обхода сторож, бывший сапер, услышал шорохи возле забора и решил осмотреть участок за лабораторией. Обнаружил брошенную коробку отсыревших спичек и подозрительный шнур, а по шнуру — закладку динамита.

    Пока докладывал начальству и звонил в милицию, поднялся дым из второго корпуса. Сторож набрал пожарную часть, а сам побежал в цех, потушил песком два возгорания.

    Взрыв произошел на инструментальном складе, но большого огня удалось избежать. К приезду Арсения пожарные заливали водой подвал лаборатории и два очага у отстойников. В цехах горел свет, люди Анохина с собаками прочесывали территорию. Пока работали на Комбинате, были совершены поджоги городской администрации, нового дома на улице Маяковского и сараев у рыболовного причала.

    Люди просыпались от пожарной сирены, наскоро одевшись, выбегали на улицу. Не понимая, что происходит, стекались к горящему зданию исполкома. По толпе струился ропот: «Диверсия! Диверсия, поджог».

    Таисию разбудила соседка. Ребятишки подбежали к окну. Николка обрадовался зрелищу:

    — Мама, смотри, море горит! И еще один костер… И вон там!

    Таисия сунула Насте пакет с документами и облигациями, наказала собрать на всякий случай брата, в узел завязать постели и посуду. Если огонь станет приближаться, вещи выкинуть из окна, выходить на улицу. Сама же набросила пальто и побежала на площадь к администрации.

    Пожарная машина приехала с Комбината, но тут же развернулась — кончилась вода. Бабы бестолково метались с ведрами, боясь подойти к огню. В толпе Таисия встретила Нютку. От нее узнала, что на Комбинате был взрыв, в город вызвали войска.

    Люди всё сбегались, «Победа» Гакова едва не врезалась в толпу. Лицо директора со следами копоти, в отсветах пожара — точно он выбрался из преисподней — было искажено огромным напряжением.

    Срывая голос, Арсений хрипло закричал сквозь гомон толпы, покрывая звон лопающихся окон. Сила окрика вдруг направила мечущихся людей, и вот уже пожарный рукав прикрутили к уличной колонке, из окон подавали ведра, выстроилась цепь. Передавали воду, мешки с песком.

    Время уплотнялось, преобразовывалось в иное качество, имя которому не находилось, но назначение было понятно — вещество это склеивало в одно целое разрозненные человеческие существа.

    Тут был весь город. Вертелись под ногами, скулили перепуганные собаки. Цель важного общего дела в одну минуту подняла людей над обыденными интересами, мелкими заботами, склоками, побеждая на время животную природу и соединяя души в единой победе со-бытия.

    Тася работала вместе со всеми, передавая полные ведра, утирая глаза от едкого дыма. Она видела краем глаза, что у колонки воду качал Воронцов, мокрый, с обнаженными руками.

    Когда над обгоревшей частью здания клубами поднялся белый дым, движение рук и тел замедлилось. Стало ясно, что огонь залили и здание выстояло. Пожарная машина залила остатки возгораний и снова уехала за пополнением воды. Толпа наконец остановилась и выдохнула:

    — Спасли!..

    Директор обходил дышащее паром здание с инженерами, указывал на окна. Вот когда понятно стало, почему именно Гаков волною времени был вынесен над прочими. Пример этот наглядно показал, почему побеждает общее дело, а не соперничество пусть ярких, но отдельных индивидуумов. Гаков сомневался, но все же делал то, что должен был делать тот самый советский человек, в праве называться которым он себе отказывал.

    Лозовой выставлял вокруг милицейское оцепление. Стихия общего дела, огнем которой три сотни людей были охвачены еще минуту назад, потухла, толпа распалась на отдельные группы. Тихо переговариваясь, начали расходиться по домам. Небо над морем окрасилось золотистым светом — поднималось солнце. Кто-то крикнул в шутку: «Дом культуры горит!» В толпе молодых рабочих раздался смех. Но в следующую минуту Таисия увидела, что над зданием дворца культуры и в самом деле поднимается дым.

    Зрелище было величественным и страшным, как будто огонь имел разум и волю, доказывая бессмысленность человеческой борьбы. Люди ринулись к портику под белыми колоннами, но по ним ударил жар, с крыши начали отлетать раскаленные заклепки и куски железа.

    Толпа отшатнулась. Какой-то рабочий скомкал кепку, прижался к ней лицом и зарыдал в голос, как над покойником. Рыдания послышались со всех сторон. Люди, а с ними Таисия, ужаснулись мысли, что город теперь не спасти. Казалось, что пламенем охвачено не только здание, но каждая жизнь по отдельности, и все они вместе. Люди вдруг увидели себя сиротами на пепелище, бездомными скитальцами.

    Тася рыдала вместе с толпой. Никто уже не слушал Гакова, который, поднявшись на каком-то возвышении, уже не кричал, сипел без голоса. По лицу Арсения текли слезы — он тоже понимал, что не залить ведрами высокую крышу, не дотянется пожарный рукав. И оставалось только смотреть, как огонь уничтожает постройку, внутри которой скоро запылает бархат кресел, буфет с дорогим оборудованием, сейф с выручкой в кабинете директора, хрустальная люстра и лепные портреты Пушкина, Гоголя, Чехова. И вместе с народным имуществом сгорит мечта о светлой, справедливой общей жизни, ради которой они вытерпели столько лишений, голодали, мерзли, отказывались от единоличного счастья.

    — Червие земное, окаянное, осклизлое! Собаки, грехом в мир рожденные! Молитесь сыну и Богородице!..

    Таисия обернулась на грозный окрик и увидала, как со стороны прачечной, раздвигая толпу, идет Квашня. Нагая, старуха шла босиком по головешкам и битому стеклу, подняв над головой черную икону, часть крышки сундука.

    Ужас отразился на лицах — седая голая женщина с дряблыми складками кожи, отвислыми грудями и ягодицами, с венозными шишками на толстых ногах шагала размеренно и твердо, сотрясая землю.

    — Бог наш Троица, гнев его во спасение! Земли целование! Слезами умовение! На торжище, на каторгу… Покаяние!.. Дождя просите!..

    Таисия увидела, что там и тут люди опускаются на колени. Зинаида приближалась. Жутко звучал голос, красные всполохи падали на икону, где архангел и сатана с выскобленными лицами держали весы, и на одной чаше сидел, хвост подняв, рогатый бес. От ужаса перед этой картиной, трепеща всей душой, Тася пошатнулась, упала на четвереньки.

    — Поклонитесь Богу нашему, червие содомское! Поклонитесь Царю небесному! Раны его отверсты… Целуй! Землю целуй, блудница!

    Тася оперлась руками, приникла к земле лицом, и в этот момент общего крика и плача она вдруг погрузилась в тишину.

    Всходило солнце. Внутри, под толщей почвы, кристаллических пород, залежей металлов, планета пульсировала беззвучной музыкой. И ту же музыку женщина услышала внутри себя и безошибочно поняла, что в ее теле совершается вечное таинство, нежное движение атомов, из которых должна составиться новая человеческая жизнь.

    Воронцов смотрел на икону в руках старухи. Он видел две фигуры, одну в черном, другую в красном одеянии. Вместо лиц — белые пятна. Крик юродивой проникал в его голову, катился по венам, как будто огонь разгорался внутри грудной клетки и в паху.

    — Дождя просите! Поклонись Царю небесному! Целуй землю, червие содомское, — хрипло кричала старуха.

    В небе над городом сгущалась туча.

    Гаков видел, как обнаженная старуха с иконой обходит горящее здание Дома культуры. Эта картина навечно врезалась в его сознание. Люди падали на колени, всхлипывали, никому не пришло в голову остановить обезумевшую женщину. Выкрикивая бессвязные слова, прачка ринулась к запертым дверям, толкнула плечом, и створка тут же поддалась. Люди молча ждали. Через несколько минут старуха появилась в окне верхнего этажа.

    — В огонь идет!

    — Господи, помилуй!..

    Огонь над крышей вспыхнул сильнее.

    Ветер прошел над головами и словно бросил в толпу пригоршню зерен. Алексей почувствовал, как крупная капля ударила по щеке. Дождь? Дождь!

    Еще полминуты, и хлынул с неба потоком. Люди начали разбегаться, толкаясь, налетая друг на друга, не разбирая дороги. Накрыв головы одной телогрейкой, три женщины спешили спрятаться под крышу. Скинув ботинки, босиком шлепали по лужам молодые парни, студенты техникума. Многие бежали к дверям Дворца культуры. Откуда-то слышался смех.

    Воронцов стоял посреди площади и смотрел, как дождь заливает дым над горящей крышей. Орфей, блуждающий средь сумрачных теней, он вдруг осознал, что присутствует при сотворении чуда, и от этого неожиданно остро ощутил себя живым, спасенным. Он вымок до нитки, но не чувствовал холода.

    Над морем показался край солнца.

    
     
      Старуха разбивает яйца в рот.

      Два айсберга, над морем голых десен

      Торчат клыки. Обвис ее живот,

      Как скоротечна смена зим и весен!

     

     
      Как ярмарочный пьяный хоровод,

      Жизнь промелькнула. Выпит хмель до дна.

      В кошелке памяти ее дыра. И вот

      Обвешена, обсчитана она.

     

     
      Косматую любовницу свою

      Уже несет в объятьях Азраил.

      Летят по кромке неба к забытью,

      И Млечный путь — лишь тень могучих крыл.

     

     
      Нет сладости, нет горечи потерь,

      Лишь атомы вокруг и пустота.

      Скрипит петлей расшатанная дверь.

      И птицы вылетают изо рта.
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    Часть 4. Осень

   

   [image: after_title]



    
[image: before_title]

     Братья-лебеди
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С той минуты, как брат-мертвец заглянул в душу Эльзе, явь сделалась обманной, а жизнь истинная переместилась в сновидение.

    Это во сне черные собаки надрывались лаем, чужаки в милицейской форме обыскивали дом. Вот на столе — ключи, документы, молитвенник матери. Для чего-то здесь же офицерские ботинки Осе. Вещи из шкафа и сундука вытряхнуты на пол. Кружевной воротничок, в котором девочка встречала Первомай, затоптан грязными сапогами. За окном льет дождь. Сумерки, безвременье.

    Ей чудится, что на весь мир упала мгла, время застыло, события стали обрывочны и непонятны. Так бывает только в сновидении. Окаменев от стыда, Эльзе в одной нижней сорочке сидит на стуле в незнакомой комнате — для чего, каким образом она попала сюда?

    Женщина с грубым голосом и перекошенным набок лицом ощупывает швы ее одежды. Посторонние люди входят и выходят, хлопая дверью. Никто из них ей не знаком.

    Допрос — тягучий, монотонный, будто засыпаешь и просыпаешься опять во сне. По-русски, по-эстонски ей задавали одни и те же вопросы — где находится бункер? Сколько бандитов в лесу? Какое оружие? Кто руководит отрядом?

    Эльзе молчала. Иногда поднимала тяжелую голову и смотрела на чужаков глазами мертвого Осе. Тягостный сон!

    Проснувшись, она вдруг оказывалась в лесу, на берегу ручья. Светило солнце, вода играла веселыми искрами. Ее окружали Эйнар, Вайдо, Вальтер и другие партизаны. Эльзе плела рубашки из кладбищенской крапивы. Знала, что, набросив рубашки, братья обратятся в диких лебедей и смогут улететь в дальние страны. Эту сказку девочка читала в школе.

    Осе сидел с ней рядом и показывал, как лучше затягивать петли.

    — Вяжи быстрее, Эльзе! Если ты не успеешь закончить работу в срок, чужаки найдут нас и убьют.

    В тот же миг живая реальность обращалась в жуть сновидения. Ее брали за волосы, обливали водой.

    Холеный, мордатый офицер кричал на Эльзе, бил ее резиновым жгутом по плечам, по голове — как будто черная змея жалила кожу. Он рвал ей косы, закручивая вокруг толстой руки. Ставил ее на колени, плевал ей в лицо и снова бил.

    Эльзе молчала.

    Она не слышала вопросов. Бандиты, бункер, рация, шпионы — слова летели мимо, не задевая сознания. Ей казалось, она уже умерла и бесы терзают ее в наказание за предательство, за отречение от правды и света. Она теряла сознание и снова просыпалась на берегу ручья, окруженная братьями.

    — Торопись, сестрица! — умолял ее Осе. — Чужаки уже близко, нам не спастись!

    Эльзе хватала крапиву, и всё ее тело обжигала боль.

    Сколько длилась эта пытка? Несколько часов, может быть, дней? Эльзе не знала. Она не чувствовала голода, только всё время хотелось пить. Какая-то женщина поила ее из ковша. Вода отдавала железом. Девочка роняла голову на солому и торопилась заснуть — или проснуться?

    — Пустите, пустите! Мне нужно вязать рубашки для братьев!..

    Спать, спать, так хочется спать…

    Наутро дверь открылась, ее позвали. Умыли, дали платье, телогрейку, обувь. Под конвоем по коридору, между железных дверей со смотровыми окошками. Вывели во двор, велели ждать.

    Снова лаяли собаки, солдаты с автоматами садились в брезентовый кузов военной машины. Рядом переминалась сумасшедшая старуха с окровавленным ртом, в рваной телогрейке. Ее бормотанье мучило, досаждало.

    О чем она всё шепчет? Эльзе прислушалась. Узнала имена и отшатнулась в страхе.

    — Откуда ты знаешь моих братьев?

    — Дура, не погань своим языком моих сыновей!

    Обломанный круглый гребешок на затылке, отцовские сапоги. Нет, разве это может быть матушка? Что за колдовство обратило красивую гордую женщину в седую сгорбленную ведьму?! Что значат ее слова?

    — Мама, это ты? — шепнула девочка.

    — Sulgeda, kibuvits! Заткнись, мерзавка! — с клекотом в горле, будто коршун, кружащий над полем, крикнула мать.

    Подскочил пожилой сердитый надзиратель с висячими усами.

    — Не разговаривать! Разойтись!..

    Глядя на мать, первый раз за всё это время Эльзе захотелось плакать. Но слез не было, лишь горький ком собрался в горле, мешая вздохнуть.

    Подъехала машина, вышел крупный немолодой военный в фуражке с красным околышем, в накинутом поверх мундира кожаном плаще. С ним другой, лет тридцати, в черной униформе с орденскими планками. Начальник местной милиции Лозовой выбежал им навстречу, отрапортовал, отдал честь.

    — Товарищ полковник, докладываю о готовности операции…

    Говорили негромко, быстро, Эльзе разбирала лишь отдельные фразы: «вооруженные националистические бандформирования», «служили в немецкой добровольческой дивизии», «замечены в Лондоне», «под контролем иностранных спецслужб»…

    С ними был и директор Комбината Гаков. Хмурил густые брови, смотрел в землю.

    Павел, о котором Эльзе почему-то совсем не думала в эти дни, вдруг явственно представился ей — открытый ворот белой рубашки, загорелая крепкая шея. Синие, прохладные, как апрельское небо, глаза.

    Их разговоры, блуждание по песчаным дюнам, мечты о будущем — теперь всё казалось ужасно далеким, будто рассказ из книжки. Верно, Павлик уже вернулся в Москву, пошел в институт на занятия. Так лучше. Ему не надо видеть, какой она стала сейчас, как безобразно раздулись от побоев и отяжелели ее ноги, как распухло лицо.

    Эльзе уже понимала, что ее судьба решена и помочь ей не сможет ни Павел, ни сам Гаков, даже если бы захотел. Главное, чтобы спаслись ее братья — только об этом девочка молилась в тюремном дворе.

    Грузовая машина заехала в ворота. Дверь в кузове, как старый сундук, закрывалась на железный засов с висячим замком. Надзиратель загремел ключами. Их с матерью завели в кузов, велели сесть на лавку. Эльзе слышала, как снаружи запирают замок.

    Куда везут — в другую тюрьму? На расстрел? Мать не глядела на дочку, только всё раскачивалась, потирая висок кончиками пальцев. Напевала старинную песню:

    — Мы вышли в море в большой рыбачьей лодке… В час, когда солнышко поднимается в синее небо…

    Эльзе шепнула:

    — Матушка, я ничего им не сказала…

    — Мне что за дело?.. Я тебя не знаю!

    Ком в горле, будто колючая солома набилась в рот. Мать тоже били. Нужно не думать об этом. Нужно молиться, чтоб Эйнар, Вайдо, Арво, Вальтер и Юрген спаслись.

    Машина остановилась. Пожилой охранник с висячими усами — тот, что замахнулся на мать прикладом, — велел им выходить.

    Военные грузовики стояли у кромки леса. Между деревьями Эльзе видела солдат в брезентовых плащах. Из личного автомобиля выбрался полковник. На его ногах были высокие и блестящие хромовые сапоги.

    Пошли через лес. Эльзе уже поняла, что их ведут к бункеру. Откуда узнали место? Неужто матушка, обезумев от горя, невольно выдала тайну? Или, может быть, Вайдо тоже был схвачен, не выдержал пыток?

    Эльзе закричала лебединым кличем — условный знак, предупреждающий братьев об опасности. Надзиратель наставил на нее автомат. Мордатый лейтенант подбежал, вытаращился в самое лицо, зашипел:

    — Еще закричишь — придушу!

    Мать хрипло засмеялась.

    — Не кричи, дура! Мальчиков там нет. Они ушли… На рыбачьей лодке в море. В час, когда солнышко поднимается в синее небо…

    В сотне шагов от входа в бункер надсмотрщики остановились. Эльзе видела, как солдаты окружают поляну широким кольцом, ложатся на землю. На их касках покачивались привязанные ветки.

    Мордатый офицер Савельев, который бил девочку на допросах, подбежал, приказал:

    — Ты, сейчас пойдешь ко входу в землянку. Скажешь, что здесь ваша мать. Скажешь, что они окружены, сопротивление бесполезно. Пускай выходят. По одному, без оружия.

    Полковник подошел, чуть пригибаясь возле кустов.

    — Кто говорит по-эстонски? Есть переводчики?

    Подбежал человек в гимнастерке с красными ромбами. Стал повторять по-эстонски всё то, что говорил мордатый лейтенант. Мать снова засмеялась.

    — Вы, глупые солдаты, ступайте домой! Мальчиков там нет! Мои сыновья плывут в лодке, в большой рыбачьей лодке…

    Савельев вынул черный пистолет, толкнул Эльзе в спину стволом.

    — Давай, шевелись!

    Девочка посмотрела вокруг. Далеко, на тропинке, за оцеплением вооруженных людей, стоял директор Гаков, он прикуривал папиросу. Рядом с ним Эльзе увидела Павлика. Прохладные глаза смотрели спокойно и прямо. Не может быть, это не он — показалось. Нет, это он.

    Эльзе медленно направилась ко входу в бункер. Остановилась. Оттягивала время. Савельев махнул пистолетом.

    Приблизившись, девочка сложила руки возле рта, как учил ее Вальтер, и снова три раза простонала лебедем-кликуном. Упала, приникла ухом к земле. Мысленно обратилась к деревьям, окружавшим поляну: «Дядюшка-ясень, бабушка-ель, спасите моих братьев, спрячьте под своими ветками! Мать-земля, открой свои недра и тайные пещеры. Позволь моим братьям скрыться от врагов!»

    Лес молчал. Мать права, они ушли. Сердце Эльзе наполнилось радостью, она засмеялась, запела:

    — Братья-лебеди вышли в море! У них большая рыбачья лодка…

    Вдруг на расстоянии двух шагов от ее лица приподнялся дерн, покрывавший крышу землянки. Будто черная змея показала голову. Воздух затрещал, как разрываемое полотно.

    Девочка прикрыла голову руками.

    Пулемет строчил, сбивая ветки и листья. Вскрикнул человек.

    — Назад, назад! — кричали ей по-эстонски. Она поползла. Ее подняли.

    После грохота пулеметной очереди тишина в лесу казалась особенно нежной. Замолчавшие было кузнечики — сначала один, после другой и третий — начали свой мелодичный стрекот.

    Военные что-то обсуждали на тропинке. Раненому солдату перевязывали руку.

    Мать сидела у старой лиственницы, раскачиваясь вперед и назад, невнятно тянула мелодию песни.

    «Эльзе, где твои рубашки из крапивы? — шепнул беззвучный голос. — Набрось нам на плечи, исполни обещанье!»

    «Нет у меня ничего, милый братец! Не стать вам лебедями, не спастись от чужаков!»…

    — Я выхожу! — крикнул из-под земли голос Вайдо.

    Солдаты замерли. Открылась дощатая крышка. Вскинув руки над головой, Вайдо поднялся из бункера.

    — Не стреляйте! Я сдаюсь!

    Полковник вскинул руку, солдаты замерли.

    И тут пулемет застрочил за спиной младшего братца. Вайдо упал.

    — E-e-e-i! — вскрикнула мать и побежала через поляну. Ее не успели остановить. Мелькнули ноги в стоптанных отцовских сапогах, крылом взлетела широкая шерстяная юбка.

    Будто наткнувшись на протянутую между деревьев веревку, мать качнулась назад, запрокинулась. Взметнулись седые космы. Треск пулемета оборвался.

    Пожилой усатый надзиратель, тот самый, что сердито кричал в тюремном дворе, схватил Эльзе за плечи, широкой ладонью прикрыл ей глаза.

    — Не смотри, дочка! Лучше поплачь. Отойди от сердца.

    Эльзе оттолкнула его. Она смотрела, как на поляне мать билась в агонии, словно большая сказочная птица, подстреленная охотником.

    Наконец движение замерло. Ноги, руки, а вслед за ними всё тело Эльзе сделались ватными, она потеряла сознание.

    
Гаков стоял в стороне, но слышал, о чем совещались Лозовой, капитан стрелковой роты и командир операции, начальник особого отдела при управлении Прибалтийским военным округом. Возможно, в землянке засели еще пять или шесть бандитов. Вооруженные пулеметом, они могли держать оборону до темноты, а там попытаться совершить прорыв.

    — Терять им нечего, товарищ полковник. Могут пострадать наши люди.

    — Что предлагаете? — Полковник направил бинокль в сторону бункера.

    Капитан понизил голос, что-то объясняя. Арсений Яковлевич мельком посмотрел на Павла.

    С того момента, когда вскрылось участие племенника в этом деле, Гаков чувствовал беспомощную досаду. Всех подозревал, приглядывался к инженерам, к заезжим химикам и бухгалтеру из комиссии райисполкома, а у себя под носом, в соседней комнате, не замечал ничего необычного. Не придавал значения встречам Павла с эстонской девчонкой, не заглянул ни разу в его блокнот. Теперь Арсений чувствовал неловкость рядом с этим вдруг ставшим чужим, незнакомым юношей. Не знал, как себя вести с ним, отводил глаза.

    Молодой солдат в оцеплении обстругивал длинный березовый прут, кивал, слушая указания капитана. Что они там задумали?

    Лозовой приблизился с папиросой, Гаков зажег спичку.

    — Придумали штуку. Говорят, надо подальше отойти.

    — А что решили?

    — Поглядим.

    Молодой солдат с березовым прутом в руке, согнувшись, пробежал за кустами, прилег и пополз с тыльной стороны от входа в бункер. Подобрался довольно близко, залег. Полковник, капитан, сам Гаков и остальные следили за рядовым с напряженным вниманием.

    Пошевелив руками, солдат что-то прицепил к пруту и выставил вперед, будто закидывал удочку. Дальше, дальше вытягивал прут и — раз, встряхнул над черной щелью входа в бункер. «Граната», — догадался Гаков, когда уже грохнул взрыв и под ногами будто сдвинулась земля — прошла ударная волна.

    Боец выждал пару минут, подполз ближе к бункеру и кинул уже без всяких приспособлений вторую гранату.

    Со стороны поляны потянуло едким дымом, запахом горелой плоти. Капитан побежал обнимать улыбающегося исполнителя операции.

    — Отставить нежности! — прикрикнул полковник. — Малость переждем.

    Гаков обернулся к Павлу. Тот наблюдал за происходящим с серьезным и внимательным видом, как обычно смотрел на шахматную доску. В эту минуту Арсений вспомнил документ, который вчера прочел своими собственными глазами.

    
     Начальнику отдела милиции Лозовому А. В.

     от комсомольца Павла Агеева

     ЗАЯВЛЕНИЕ

     Начиная с мая текущего года по заданию секретаря местной комсомольской ячейки Ремчукова я вел наблюдение за некоторыми сотрудниками Комбината № 7 и связанными с ними лицами. Ремчуков В. Н. пояснил мне, что проводит операцию особой важности под руководством органов государственной безопасности и лично товарищей Никольского и Мешика, которые докладывают обо всем товарищу Берии.

     Под нашим наблюдением находились фотограф Кудимов (который повесился), главный инженер Бутко, доктор Циммерман Лев Аронович, инженер Воронцов, рабочие Комбината Осе и Вайдо Сепп, их сестра Эльзе, а также некоторые представители органов милиции.

     Все полученные наблюдения я передавал непосредственно Ремчукову в устном и письменном виде. Я также делал фотографические снимки людей и объектов на свой личный фотоаппарат марки «Зоркий», который мне подарила мама по окончании школы.

     При наблюдении мной была установлена причастность эстонской семьи Сепп к бандитской организации «лесных братьев». Я выследил их тайное убежище в лесу и неоднократно хотел сообщить эти сведения в милицию. Но Ремчуков убеждал меня в необходимости секретности, так как в милиции может находиться информатор врага. Он сообщил о прибытии английского диверсанта и что нужно установить все его связи, чтобы выявить шпионов и предателей на местах.

     Наблюдение за Эльзе Сепп, ученицей школы № 3 поселка Ору, подтвердило, что она является пособницей бандитов и носила им в укрытие еду. Вероятно, она тоже принимала участие в акциях устрашения, таких как убийство шофера Ищенко и почтальонши.

     Ремчуков сообщил, что ликвидация банды назначена на 31 августа. Он обещал выдать мне личное оружие для участия в захвате и сообщить в институт, что я пропущу начало занятий по уважительной причине. О готовящейся диверсии на Комбинате я не знал.

     Павел Андреевич Агеев, 17 лет
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     Тетка Тереза
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По вечерам, от ужина до отбоя, в бараке гомон, споры, то ругань, то смех. Бакланы режутся в карты, узбеки молятся, спертый воздух прорезает возглас боли, внезапный гогот, а то заковыристое матерное ругательство. В петушином углу отплясывает Бедка — беззубый чушкарь, побирушка. От его лохмотьев разносится запах мочи и немытого больного тела.

    
     
      Едет Сталин на свинье, Берий на собаке!

      Сталин Берию сказал: «Мы с тобой свояки!»

     

    

    Фомич Хромой, Кила и Трясогузка с верхнего места глазеют на ужимки юродивого, похохатывают. Луков, помощник смотрящего, шарит по нарам бесцветными, будто вареный овощ, глазами. Авторитет Фомы и Лукова гнилой, держится только на страхе, который внушает имя Голого Царя.

    Голод хоть и помещен был в штрафной барак, по неделям не выходил из ШИЗО, но даже так ему удавалось вести свою линию, разными способами устраняя от власти соратников Кости-Капитана, а также «военщину» — бывших фронтовиков. Это была месть якобы за те расправы, которые «суки» чинили над «черными ворами», а на деле — объявление войны начальству лагеря и всем, кто был замечен в сотрудничестве с администрацией. Голод «перекрашивал» лагерь в свою, черную масть.

    Назначенный недавно староста, тридцатипятник, осужденный некогда за крупное хищение на производстве, а также командиры всех строительных рот без возражений «легли» под Голода. По вечерам за бараками, в слепой для вышек зоне у забора, шла беспредельная «правилка». Непонятливых или чем-то провинившихся перед новой лагерной элитой били, ломали, опускали без всякого формального разбирательства и правил, которых придерживался покойный Порфирий, воспитанный царским режимом. Почти каждый день в блатной барак долетали известия о жестоком позоре или гибели бывших «положенцев». «Была наша зона „красная“, а стала опасная», — вздыхали шепотком шныри.

    В то же время по стенам бараков, строительных объектов и сланцевых карьеров, где работали заключенные, то и дело появлялись наскоро написанные краской и мелом лозунги. Неизвестный «Комитет» призывал лагерников не выходить на работу, не вырабатывать норму, «пока не будет полной амнистии». Даешь забастовку! Требуем правды! Политических — на свободу!

    При такой нервозной обстановке Лёнечка сидел будто птица на ветке. Минутка — и вспорхнет в небеса, только его и видали. Однако ждать этой минутки бывало ох как тошно. Подумывал жиган, уж не попроситься ли снова на расконвой к Воронцову, а то и слечь в больничку с кишечной коликой.

    В полусне приходила шальная мечта — объявить себя, навязаться в семью к Азначееву, закрутить с молодой женой генерала. Даже имя перекатывал языком, будто пробуя на вкус — Александра. А как натешится жиган — так и подломит папашину квартиру да с вещичками в дальнюю дорогу, до самого Черного моря, в Крым. Там, говорят, и в январе тепло, прямо на траве валяются инжир и абрикосы, а по набережной круглый год гуляют курортники с тугими кошельками и сытыми бабами.

    Но трезвым умом понимал, что не выйдет фокус насчет папаши. Пускай живет начлаг, не зная правды. Спокойней так будет и ему, и Лёнечке. На воле много радостей, забудется и зайчик на пальтишке, и горькая, полынная тоска по несбыточному детству.

    С такими мыслями после завтрака выходил из пищеблока, когда его отыскал глазами среди прочих и окликнул знакомый надзиратель по фамилии Пестик.

    — Маевский, тащи кости на КПП. Свиданка тебе оформилась. По родственной части.

    — Брешешь? — изумился Лёнечка.

    Надзиратель глянул в сторону вышек, сплюнул под ноги, растер сапогом.

    — Шагай, чего зенки лупишь. Тетка до тебя приехала.

    И тревожно, и смешно сделалось Лёнечке. Жил-был один как перст, а тут и папаша отыскался, и тетка невесть откуда. На КПП уточнил имя родственницы — Тереза Петровна Маевская, прибыла из города Гомеля.

    Вместе с жиганом сдернули на досмотр математика, опущенного еще по воле Порфирия. Студент получил неблагозвучное погоняло Нашмарка — из-за вечно плаксивого лица и мокрого, шмыгающего носа. На губах у него гноились болячки, изношенная вдрызг одежда с чужого плеча распространяла запах гнили. За неопрятность студента не жаловали даже свои петухи.

    От Лёнечки Нашмарка отскочил как ужаленный; жиган в насмешку цыкнул зубом, отпустил веселое ругательство.

    В комнате свиданий за длинным столом уже гундосили два мурика из пятого барака, один плакался жене, другой мамаше. Завидев жигана, притихли, перешли на шепот. Одиноко сидела девушка — пухлые губки, косы баранками. К ней было сунулся Лёнечка.

    — Какая приятная встреча!

    Но пупкарь гаркнул в спину:

    — Проходи на шестое!

    На шестом месте обнаружилась женщина лет пятидесяти, в городском платье, но в деревенском платке с мелкими цветочками. Ее доброе лицо, обсыпанное веснушками, сразу напомнило Лёнечке убитого в блокаду кореша.

    Встал жиган как на театре: публика вокруг, в животе бурление от капустной лагерной диеты, на душе, будто окна распахнули, — сквозняк.

    — Тетя, Тереза Петровна! — крикнул звонко, улыбкой ослепил. — Какая радость вас увидеть снова!

    В глазах ее мелькнуло удивление, но всё же привстала, и он расцеловал женщину в обе щеки, нагнувшись через стол.

    — Маевский, сел как положено! — одернул цирик и, дождавшись исполнения приказа, пошел к дверям покурить.

    — Как сами, как здоровье? Как родственники наши? — сыпал Май, чувствуя холодок под ее пристальным взглядом.

    — Значит, живой ты, Лёня? — спросила, оглядывая, будто с сомнением.

    — Да вроде под образами не лежу, — хохотнул натужно Май.

    — А нам извещение было, что вы с матерью на Пискаревке похоронены. Я проездом в Ленинграде зашла в жилконтору. Говорят, опознали вас среди трупов в сорок втором году, — тетка вздохнула. — Меня ведь ваш начальник колонии разыскал. Письмо пришло, я и поехала.

    Понимая, чем обернется дело, Лёнечка не давал ей опомниться. Показал на сумку.

    — Чего там у вас?

    Закопошилась, вынула сверток.

    — Второпях собрала, гостинца тебе. Пряники, сало, сыр домашний. Хлеб.

    — Сыр давайте, — он развернул тряпицу, отломил, начал есть. Нагнулся поближе. — А гроши, тетенька, есть у вас?

    — Деньги? — она поджала губы. — Есть маленько. Дать, что ли?

    — Одна на вас надежда, — заныл, зажалобил Лёнечка. — Голодуем! Хоть сутками работай, всё одно начислят кукиш с маслом, начальство-то проворовалось… А в промкооперации дороговизна! Одежу я чужую взял, чтобы не позориться. А так в дырявых ботинках хожу, ревматизму нажил — одно мучение!..

    Женщина полезла под юбку, где у нее в чулке был спрятан поистертый гаманок. Открыла, хотела отсчитать сколько-то, да вдруг засовестилась, вынула всё.

    — На вот, полтораста. Себе на дорогу только возьму…

    Май цапнул деньги. Жевал сыр, одновременно в кармане сворачивал купюры тонкой трубочкой, чтобы запрятать в потайное место.

    За фанерной загородкой, которыми стол был разделен на шесть частей, тихо зудел Нашмарка. Девушка с пухлыми губками вместо сочувствия лезла советовать — мол, надо лучше работать, поставить себя в коллективе. Лёнечка сообразил — сестра. И схожа на личико, и характер, видать, такой же гордый. Да некому поучить.

    — Что про отца-то не спросишь? — тетка слегка отстранилась, снова пристально оглядывая жигана.

    — Как здоровье папашино? — ляпнул Лёнечка, думая о своем — пронести бы деньги мимо охраны, не делить с Луковым и новыми положенцами. Времена нынче такие, что каждый за себя.

    — Отец твой погиб геройски, при взятии Киева. Награжден орденом Красного Знамени. В школе нашей теперь уголок его памяти… Пионеры стоят в почетном карауле.

    — Вот дело! Приеду — погляжу. Где вы живете-то теперь?

    — Да всё там же, — настороженно отвечала женщина. — Инда не помнишь?

    — Помню, отчего же, — жиган подмигнул сорочьим глазом. — Да только малость смутно.

    Тетка замолчала. Он доел сыр, отер руки о тряпицу. Сало развернул — его не спрячешь, надо нести блатарям на общий стол.

    — Ножика-то не будет у вас?

    За перегородкой Нашмарка вдруг тонко, по-звериному завыл, зарыдал, колотясь головой о стол. Лёня перегнулся, цыкнул:

    — Ша, падло, парафин!

    Опущенный затих, глотая сопли.

    Тетка глядела на жигана, распахнув глаза. Шепнула одними губами:

    — Кто ты, парень?

    Май прищурился.

    — К чему такой вопрос?

    — Наш Лёня мальчик был светлый, весноватый. А ты навроде татарина и волосом черный.

    Жиган сгреб сало, пряники, сунул котомку за пазуху.

    — Война меня обуглила, тетенька. До самых печенок сожгла.

    Цирик Пестик выглянул из коптерки, объявил бакланам, что их два часа свиданки истекли. Лёня тоже поднялся.

    — На передачке спасибо вам и за прочее беспокойство. Домой поезжайте, родичам кланяйтесь. Да язык-то за зубами держите, а то ведь я найду. И школу имени папаши моего, героя Красной армии, и адресок ваш у начальника спишу.

    Женщина покачала головой.

    — Бог с тобой, не пугай. Пуганая я.

    — Значит, оба мы с вами, тетенька, люди опытные, должны друг дружку понимать.

    
Через КПП прошел благополучно, пронес и сало, и хрусты. В барак не поспешил, а завернул в секретный угол за кочегаркой, где при Порфирии случались толковища. Тут была щель между двумя кирпичными стенами. Если в нее протиснуться, открывалась ниша вроде колодца, с каменной лежанкой, на которую шло тепло от угольной печи. Тут прятал Лёнечка хороший ножик с наборной ручкой, выигранный в карты у покойного Камчи.

    Май почистил щель ногой, отпихнул птичьи кости и перья — остатки кошачьего обеда, скользнул в нишу и прилег. Жевал сало с хлебом, думал о своем житье-бытье. Гадал, пойдет ли тетка доложить начальнику о происшествии, или хватит ей ума не поднимать лишнего шума.

    Время шло к поверке, жиган уже собрался вылезти из своей щели, как заслышал неподалеку голоса. Сообразил, что новые хозяева барака — Фомич Хромой, Луков и Кила — завернули в потайное место почирикать на рыбьем языке. Затих, прислушался.

    Зэки замышляли оборваться — совершить побег из зоны. План подготовил сам Голод, которому, видно, опостылела давиловка в ШИЗО. Всем прочим участникам сходки тоже маячили впереди немалые срока, вот и решили дернуть судьбу за хер.

    Луков сообщал: завтра, в ранних сумерках перед вечерней поверкой, к воротам пойдет машина с тюками грязного белья для прачечной. К этому времени Голода поведет в столовую цирик подмазанный, Коля Моряк. Он изобразит, что растерялся, и даст Голому Царю забрать свой пистолет. Фомич и Кила должны захватить машину, шофера взять в заложники либо убить. И дальше, не дав охране опомниться, таранить ворота и гнать по трассе до ближайших лесов.

    Положенцы, видно, не в первый раз обмусоливали подробности побега, спорили. Фома сомневался насчет вертухаев на вышках — мол, положат их очередью из автомата, да и весь сказ. Горе Луковое представил новый аргумент.

    — Заложницу берем, в нее стрелять не станут.

    — Кого это?

    — Хозяйскую кралю, — Луков понизил голос. — Завтрева апелляции разбирают в актовом зале, и адвокатша там будет. Ее к шестому часу вызовут на проходную. Захватим, ей и прикроемся.

    — Да как ты ее вызовешь?

    — Мол, срочное письмо, из Москвы. Наш человек занесет.

    На зоне давно прознали, что московского генерала, папашу жены начлага, причалили по делу Берии. Красючка ходила через зону бледная, со сжатыми губами. В лица заключенных не смотрела — видно, по инструкции. Но охрану не брала, из гордости. Мол, дисциплина в лагере строгая, никто не посмеет обидеть жену начальника лагеря. Этим и решил воспользоваться Голод. Луков распределял роли:

    — Вы пойдете в лабаз, вроде купить папирос. Помешкаете там у дверей. Я буду недалече. Как Голода выведут, так подойдет машина. Вы с Фомушкой прыгайте в кабину, давите шофера. Там и красючка подбежит, я ее приму. Заточку ей к шее — и в машину. Голод сам запрыгнет в кузов.

    — Я десятку огреб по звонку, а этот облакшить нас хочет, в обратники, срока добавлять! — кипятился Фома. — В петлю голову суем…

    — Остынь, яйца в жопе испечешь, — лениво огрызнулся Луков.

    — Дело воровское, — сказал как отрезал Кила. — Бог даст, на волю вырвемся.

    — А коль не даст?

    — Тогда в блатное небесное царство, до корешей любезных на свиданку.

    Еще потолковав, полуцветные разошлись, и Лёнечка, повременив, вылез из своего укрытия.

    Чужое дело, а застряла заноза в башке. На поверке, пока староста зачитывал газету, Лёня всё поглядывал на Лукова — легко ему рассуждать, а каково на деле выйдет? Фома Хромой стоял как в воду опущенный, зато Кила — тридцатилетний угрюмый вор, зарезавший семью бухгалтера в Подмосковье, выглядел довольным и даже радостным.

    Ночью на вагонке жиган ворочался, обдумывал ситуацию. Может, выгорит у Голода оборваться, а может, застрелят их на КПП — куда ни кидай, а бабе Азначеева беда. Случайной пулей убьют или заточкой в шею лебединую. А то в лесу по кругу пустят — и в болото.

    Пойти, рассказать Азначееву? Подписать себе навеки приговор, объявиться мосером, предателем блатного братства? По воровскому катехизису донос на корешей карается смертью. Можно, конечно, надеяться, что начлаг его прикроет, не позволит выплыть наружу бумажкам — без описи и прописи вертухаи ведь и шагу не ступят. Пошлют положенцев на строгий режим. Фома, Кила да и сам Луков, может, еще спасибо скажут, что шкуры свои спасли. А там забудется дело, да и Голод иначе как-нибудь нарвется на расстрел.

    Да нет, не забываются такие кренделя. На трупах мосеров мочой расписываются каторжане. И хуже смерти бывают кары, которым подвергают перевертыша-доносчика.

    Так ничего и не надумал жиган, под общий храп и стон барака уснул.

    Крым во сне увидел Лёнечка. Будто он плещется в теплой воде, и тут же плывет лебедицей жена Азначеева в желтом купальном костюме. А может, не она, а та красотка с засаленной журнальной картинки, которая прежде висела над нарами Порфирия, а после пропала, будто нырнула вслед за хозяином в небытие. И Лёнечку плывущего кто-то схватил за лодыжку и дернул вниз. Глядь — а под ним в воде соромная рыжая баба, смеется, осклабив зубы, и тянет жигана на дно, в хрустальную пещеру.

    А там уж скачет зайчик с кармана детского пальтишки, и мать, и сестренка, будто живые, сошли с фотографии счастливого семейства.

    Проснулся жиган отчего-то в слезах. За всю жизнь не помнил, чтобы так больно жамкала сердце тоска. Решил — а чего решил, и сам не понял.
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     Макария
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Генерал-лейтенант Азначеев наблюдал, как весь уклад лагерной жизни, сложившийся в послевоенное десятилетие, амнистия расшатала за пару летних месяцев. На волю пошли «мужики», осужденные по «бытовым» и хозяйственным статьям, водилы-аварийщики, мелкая блатная сошка. Массово освобождались военнопленные. Именно эти категории заключенных «давали план» и составляли основу кадров Спецстроя.

    Без тягловой опоры «мужиков» лагерное сообщество начало разваливаться на два неравных ломтя. Бóльшую, но разнородную и в основном пассивную, запуганную массу составляли «политические», сидящие по доносам или «прицепом», по соучастию в крупных процессах. Меньшую, но могучую и почти бесконтрольную силу представляли уголовники с большими сроками — по Указу от 4 июня 1947 года, прозванному «четыре шестых», за любой рецидив сроки были повышены до двадцати пяти лет. Выделялись опасные бандиты «тридцатипятники», для которых свобода представлялась совсем туманной перспективой.

    Урки отвергали тяжелый труд на «общих работах», иногда предпочитая даже смерть. Политические часто были неспособны выполнить норму по состоянию здоровья, с непривычки, из-за отсутствия необходимых компетенций.

    Вместе с тем начальство колоний подвергалось суровым мерам воздействия за неисполнение плана строительных работ, лесозаготовок, добычи угля и руды, поэтому в некоторых лагерях затягивали с оформлением амнистий, ожидая из министерства сокращения норм выработки. Повсеместно на работы стали выгонять блатных без разбора иерархии, и борьба за выживание в среде самих уголовников сделалась еще более ожесточенной.

    Все эти факторы стали причиной бунтов, неповиновения и «волынки» на зонах всей системы ГУЛАГа начиная с мая 1953 года.

    Карта сражений «сучьей войны» растянулась от восточной к западной границе СССР. Нарвский исправительно-трудовой лагерь, содержание в котором по сравнению с другими зонами считалось «курортом», не избежал всеобщего брожения. Откуда-то появлялись самодельные листовки с опасными призывами, участились отказы от выхода на работы, были случаи нападения на надзирателей. Из министерства генералу Азначееву поступали срочные депеши. Начальство требовало усилить дисциплину и агитацию, не допустить массовых выступлений, перевести охранные батальоны на особый режим.

    О стычках и убийствах в блатном бараке Азначеев знал от верных доносителей. Много неприятностей доставило так называемое «воцарение» опытного рецидивиста Гольцова по кличке Голод или Голый Царь.

    По негласному соглашению руководства лагерей уничтожение внутри зоны «идейных», не подлежащих перевоспитанию уголовников, считалось чем-то вроде санитарной процедуры. Расследование таких убийств велось формально, чаще всего в графе «причина смерти» указывались болезнь или несчастный случай. Однако в последние месяцы число таких смертей в ИТЛ-1 сильно превысило средние показатели. Избиения, насилие и убийства по приказу Голода продолжались даже несмотря на то, что сам рецидивист был помещен на строгие условия содержания и регулярно отправлялся в штрафной изолятор.

    Азначеев понимал, что имеет дело с опасным и умным врагом. Голый Царь, окруживший себя верными приспешниками, имеющий связи с уголовным миром по всей стране, пытался взять под контроль и превратить лагерь в одну из «черных» зон, где правит неписаный воровской «закон». В таком лагере человек оступившийся, изначально не имевший преступных склонностей, или погибал, или перенимал идеологию закоренелых уголовников и, следовательно, переставал верить в социалистическую законность.

    Азначеев по себе знал, какой это опасный путь — разувериться в справедливости общества, почувствовать себя изгоем. Или, еще хуже, сделаться частью той враждебной силы, которая этому обществу хочет диктовать свои звериные порядки.

    Сам попавший в жернова неизбирательной «чистки рядов», Назар смог подняться над личной обидой, осознать безжалостную историческую необходимость. Социализм выметал остатки «прошлых» людей. Метла эта, как французская гильотина, однажды запущенная, сама остановиться не могла.

    Если отдельных людей позволено и даже прекрасно убивать по классовому признаку, значит, позволено убить и тех, кто был недостаточно сноровист в убийствах, а после и тех, кто слишком много убивал. За ними следует устранить и свидетелей, и сторонних наблюдателей. И тех, кто просто помнил прежнее устройство жизни, когда убийство еще казалось чем-то из ряда вон выходящим.

    Возможно, понимание этих причин и спасло жизнь Назару, хотя, скорее, здесь сыграл роль случай. На допросах его не били, хотя и мучили бессонницей, голодом, жаждой. Но все же доносить на товарищей он отказался, послаблений не просил. По совету сокамерника написал кассацию на приговор, хоть и не рассчитывал на благополучный исход. И вот уже в лагере, где он оказался в начале войны, пришла повестка о пересмотре дела. Попался въедливый адвокат, буквально вытащил Азначеева с нар, опираясь на процессуальные нарушения в ходе дела и несостоятельность обвинения.

    Освободили, направили в Кузбасс, назначили в руководство треста по управлению шахтами — фронту и тылу требовался уголь. Работал сутками без сна, налаживал отправку составов в Москву, Курск, под Сталинград. Подал документы о реабилитации. Начал искать семью.

    Узнал, что жена после его ареста вернулась к матери в Ленинград. Чтобы детям не носить печать «семьи врагов народа», вернула девичью фамилию — Ненужная. Эвакуироваться из города они не успели или не смогли. Умерли, похоронены где-то в общих могилах.

    В конце войны поехал сам, получил свидетельства о смерти. Спустя пять лет, уже работая в системе Спецстроя, встретил юную красавицу Александру, дочку того адвоката, который перед войной спас ему жизнь. Оттаял сердцем, полюбил ее в ответ на преданную, нежданную и незаслуженную, как думалось, любовь.

    И вот теперь эта история с молодым уголовником и делом банды «Кушелевка», захваченной на толкучем рынке возле одноименной станции. Бандиты промышляли грабежами, мародерством, торговлей человечиной под видом котлет из собачьего мяса. Главари были расстреляны, торговки отправились в тюрьму, а несовершеннолетние беспризорники — в исправительные интернаты. Но разве кто-то может выправить жестокий вывих человеческой судьбы?

    В списке банды нашел Азначеев имя своего малолетнего сына — Леонида Ненужного. Значилось рядом имя его малолетнего товарища Лёньки Маевского — вора, который спустя много лет по случайному совпадению оказался среди заключенных нарвского ИТЛ.

    Тетка Маевского, приехавшая в лагерь по письму Азначеева, после свидания зашла к начальнику в кабинет.

    — Простите, что беспокою. Только не наш этот парень, не своя кровь.

    — По документам ваш, — возразил Назар, поднимаясь из-за стола, придвигая женщине стул.

    — Наш был светленький, рябой. У нас вся семья такая, и жена у брата светлая была, — тетка вынула книжку паспорта, из обложки достала мутную фотографию.

    И правда, щербатый мальчик, на ней изображенный, имел мало сходства с Маевским. Круглое лицо, веснушки, белые волосики.

    — А этот, которого я видела, другой породы. Брови густые, кожа смуглая. С вами схож, уж извините за сравнение.

    Сердце стукнуло тяжело, Азначеев почувствовал прилив крови к голове, неприятный тонкий звон в ушах. Давно и сам подметил, думал мучительно об этом сходстве, о потерянном сыне, который мог быть сейчас ровесником заключенного под номером К-789.

    Женщина вздохнула, начала перевязывать платок.

    — И парень-то, видать, неплохой. Да закрутился. Страшное время им выпало. Уж очень много со всех сторон надвинулось, и всё непрошеное.

    Азначеев отдал ей фотографию.

    — Да, теперь я вижу, что это ошибка. Мы постараемся разобраться. Извините, что вам пришлось впустую проделать такой долгий путь.

    Она улыбнулась — начлаг успел подумать: «Какое доброе, светлое лицо, как у верующих в пасхальный праздник».

    — А может, и не впустую. Может, так и надо было, чтобы я приехала. — Женщина посмотрела Азначееву прямо в глаза. — Там ошибок не бывает.

    
Всю ночь Азначеев поднимался с постели, курил. Язва застарелая крутила желудок, болела, не давала сна.

    Что, если насмешливый этот блатарь — и в самом деле сын его, потерянный и вновь обретенный? Напуганный беспризорник, которого поймали в заледенелом, вымершем городе, мог назваться чужим именем. Судьбу поменял, а сознаться не хочет. Что ж делать ему, Назару — тоже молчать?

    Уйдет Маевский по амнистии и потеряется навсегда. Зарежут в пьяной драке, или дел наворочает, снова окажется в лагере. А он, Назар, будет жить с чувством вины и ничем уже не сможет оправдаться перед собой. И вроде он не виновен, а на душе — грязь и тяжесть, будто предал память самых дорогих ему людей.

    Саша спала беспокойно, бормотала что-то во сне. У нее своя тревога — более ста человек арестованы по делу Берии, трясут всё руководство МВД, отцу ее грозит высшая мера. На маршала и его приближенных спишут теперь все грехи, преступления и ошибки власти.

    Как она сказала, эта женщина: «Там ошибок не бывает»?.. Где — там? У Бога?

    Уснув уже перед рассветом, наутро Назар твердо решил вызвать Маевского на разговор. Однако день выдался хлопотный — по складам развозили запас овощей на зиму, уплотняли третий барак, чтобы шестой поставить на ремонт, там давно протекала крыша. В красном уголке собирался суд по апелляции группового дела о хищении кожи на сапожной фабрике. И Азначеев всё откладывал личное, находились более неотложные вопросы.

    В обед, когда наскоро пил чай в кабинете, надзиратель принес запечатанный конверт, подброшенный в столовую. Печатными буквами был указан адресат: начальнику Азначееву, «лична в руки».

    Азначеев достал листок, прочел:

    
     НАЧАЛЬНИК СМОТРИ КРУГОМ

     ЖЕНУ ОТ СЕБЯ НЕ ПУСКАЙ

    

    Снова заныл язвенной болью желудок, кровь тяжело прилила к голове, ноги заледенели в сапогах. Сунул записку в карман, по лестнице вниз, по коридору, гулкие шаги.

    Велел надзирателю вызвать со слушаний Сашу.

    — Без меня из административного здания не выходи. Слышишь?

    — Да что случилось? — Жена смотрела прямо, не моргая, и он, как часто бывало, невпопад, залюбовался гармонией ее лица, впитывая всей душой ее красоту, жадно, как пьют в жаркий день прохладный напиток.

    — Я получил записку с угрозами. Слышишь меня? Никуда не выходи.

    — Ерунда. Показывать, что нас можно запугать — это самое глупое…

    Перебила себя, кивнула:

    — Ну хорошо, хорошо, после заседания — к тебе. Прости, я сейчас выступаю…

    Дверь приоткрылась, голос обвинителя перечислял номера и даты накладных, подшитых к делу. Бедная, ей всё это слушать. Но за каждой этой бумажкой — сломанная жизнь или возможность исправления.

    «Есть ли она, эта возможность?» — подумал с горечью. Болело сердце. Да, сын. Уголовник, блатной.

    Из курса древних языков, которые изучал на юридическом, помнил мало, но это слово, изобретенное греками — syneidesis — застряло в памяти. Переводили как «сознание долга».

    В русском это не долг, а известие, знание, данное каждому в отдельности, но совместно понимаемое людьми. Со-весть — боль души, совместно проживаемая.

    Азначеев курил возле окна в кабинете, смотрел на ясный, полносолнечный день, щедро, богато расточающий последнее осеннее тепло.

    Сел пересматривать дела новоприбывших, краем уха слышал — прошли под окном заключенные с больничных нарядов, у шестого барака идет перекличка. Проехала машина. Собаки залаяли на КПП.

    Собаки мешали сосредоточиться, лай становился всё громче. А вот кричат. Да что там у них?

    Свесился из окна — у КПП застряла машина с тюками белья для прачечной. Надрывались собаки. Откуда там женщина, что это? Саша? Кто-то вдалеке кричал пронзительно. Чайка? Азначеев вдруг разобрал слова: «Попишу! Отойди, попишу!» Выстрел.

    Назар побежал, схватив с крючка фуражку, на ходу расстегивая кобуру.

    Машина протаранила ворота и выехала за периметр, вслед ей стрелял неумело Игнат Котёмкин, разжалованный из младших офицеров за пьянство. Еще два надзирателя бестолково трусили за стремительно удалявшимся грузовиком с криками «Стой! Буду стрелять!». С вышки полилась автоматная очередь, взбила пыль на дороге. Одна из сторожевых собак оборвала веревку и от страха кинулась в сторону бараков.

    Кто-то лежал на земле. Александра склонилась над ним, руки и грудь испачканы кровью.

    — Что, Саша, ты ранена?! — Назар схватил ее, поднял. — В госпиталь, скорей…

    — Нет, нет, — женщина отбивалась. Глаза потемнели — это зрачки, расширившись, почти закрывали серую радужку. — Не меня, его…

    Лёнечка Маевский лежал на траве, прижав к животу руки. Из-под его пальцев, булькая, вскипая пеной, вытекала на землю кровь. Завидев Азначеева, он захрипел, будто что-то силился сказать.

    — Врача, вызовите врача! — крикнула Саша.

    — Не мочи кока, какой мне врач, — явственно и насмешливо произнес умирающий. Изо рта его булькнул фонтанчик крови.

    Назар нагнулся и заглянул ему в лицо. Спросил беззвучно, одними губами:

    — Ты — сын мой?

    На губах его мелькнуло что-то вроде усмешки. Сорочьи черные глаза подернулись пеленой, угасая. Кровь неостановимо проливалась, уходила в землю. Азначеев опустился на колени.

    — Скажи, я должен знать.

    Парень устало прикрыл веки, шепнул:

    — Живи как есть, начальник.

    Замолчавшая было собака тихо зарычала, словно почувствовала приближение чего-то неизвестного и страшного.

    Лёнечка вдруг ожил, приподнялся, улыбнулся, будто бы от радости нежданной встречи.

    — Гляди, Макария… пляшет!

    В эту минуту Азначеев вспомнил совсем позабытое — рыжую Макарию, молодую няньку, выписанную из деревни к маленькому Лёне. Веселая, смешливая девка выплясывала перед кроваткой, трясла погремушкой, и мальчик успокаивался, начинал улыбаться.

    Сын, был у Назара сын. Но теперь растворился, весь ушел в землю.

    Саша схватила и стала трясти Азначеева за плечи.

    — Он спас меня, слышишь? Собой закрыл! Они хотели… Он спас!

    Назар стоял молча, будто не слышал. Лицо его с глубокими резкими складками возле рта дрожало всеми мускулами. Он плакал тайно, внутри себя, без слез, не издавая звуков.

    Через три года Азначеев умрет после операции язвы желудка. Так же, как и Лёнечке, в последний миг ему явится Макария, богиня блаженной смерти. И прощальные слова Назара навсегда останутся загадкой для его безутешной жены.
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     Чужие голоса
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В ночь совершения акции боевики отряда «Орион» проникли на территорию Комбината со стороны отстойников. Агент U-235 составил план закладок динамита и подготовил запалы. По завершении мероприятий отряду было приказано вернуться в бункер и ждать дальнейших инструкций.

    Эйнар Сепп хотел получить гарантии эвакуации в Лондон, требовал связаться с Центром, угрожал оружием. Пришлось применять методику активного психического воздействия. U-235 переключил внимание объекта. Несложными манипуляциями внедрил в сознание подопытных необходимость исполнять приказ — отряду оставаться в бункере еще три дня, ждать прибытия связного.

    Поджог административных зданий в центре города должен был осуществить надежный и управляемый помощник. Распределив задачи, около десяти часов вечера U-235 захватил рацию, взял удочки — для маскировки, на случай встречи со случайными прохожими — и скрылся в лесу. Он шел в направлении поселка Тойла. Ему показалось, что около полуночи со стороны Комбината послышался отзвук отдаленного взрыва.

    Двигаясь в лесополосе вдоль береговой линии, во втором часу ночи он достиг схрона. Отбил радиограмму в Центр. Получил ответное сообщение, что информация принята.

    Съел консервы с хлебом. Подготовил лодку.

    Около трех часов ночи в районе координат 59.47 — 27.62 его должна была подобрать шлюпка со шведского торгового судна. Агент рассчитывал, что моряки доставят его в Стокгольм, где он сможет лично встретиться с человеком по имени Герберт, ведущим аналитиком британской МИ-6. Этот план эвакуации агенту передали через связного в Таллине.

    Конец одной игры обозначал лишь начало новой, еще более увлекательной.

    Полчаса он отвел на сон — такая же необходимость для восстановления человеческих сил, как пища и вода. Агент прилег на мох, прикрыл глаза.

    
Память его была очищена от воспоминаний детства — никаких подробностей, личных привязанностей, полная дистилляция. Так много лет назад он наблюдал, как по приказу командующего освобождают сейфы и ящики столов сотрудники Geheime Staatspolizei перед немецким отступлением. Горы папок с документами были сложены в тюремном дворе, облиты керосином и уничтожены в огне. Ту же операцию он мысленно произвел со своей прежней жизнью, поступая в разведывательную школу при управлении Abteilung Abwehr II Sonderdienst.

    Но теперь, лежа на поросшей мхом поляне, пытаясь расслабить мышцы тела и лица для погружения в недолгий сон, он вдруг обнаружил, как в голове мелькают, сменяя друг друга, яркие картины прошлого. Он будто заново проходил весь путь, приведший его в данную точку мира, вспоминая даже то, чего не видел, но знал по рассказам других.

    
Ночью с оружием вошли, подняли спящих, вытряхнули из постели малолетних ребят. Взять разрешили только самое необходимое.

    С хутора в Псковской области, где жили поколениями предки, смешиваясь кровным родством с немцами, шведами, литвинами, ингерманландцами, всесильный росчерк чернил на отпечатанном листке постановления бросил их на другой край света, на спецпоселение, в далекую Сибирь.

    В пути, в пропахшем махоркой и человеческим страданием вагоне, родился Ваня, шестой ребенок в семье Кнутовых.

    После отец за рюмкой сочинил, что Ванятку тянули из мамкиного живота сразу сто человек, будто в сказке о репке. А мальчик думал, как хорошо бы снова поселиться в теплом животе под передником, свернуться клубком и более не выходить наружу.

    Мать смущенно отворачивалась, вспоминая внезапные роды, которые развлекли и подбодрили полумертвых людей, едущих навстречу неизвестности в вагонах для перевозки скота.

    В Сибири первый год Кнутовы устроились в наспех вырытой, обшитой лесом и выстеленной ветками землянке. После уж отец, знавший и печное, и плотницкое ремесло, поднял единоличное хозяйство на хуторе, отстроил дом, женил двух старших сыновей. Младшие сызмальства ходили за скотиной, пахали, бортничали, охотились на пушного зверя. Чтению, письму и языкам их обучала дома мать, сама получившая хорошее образование в псковской гимназии.

    Ваня помнил раннее детство, когда его брали на пашню и сажали под дерево, сунув в руки глиняную свистульку. Он с любопытным страхом глядел на недавно купленную лошадь Гапку, фыркающую ноздрями, казавшуюся огромной и горячей, сродни пылающему солнцу.

    Десяти лет мальчик сам выучился направлять смирную кобылу, пока за плугом шел пятнадцатилетний Михалка, затейник и песенник. Отец веревкой, подвязанной к колышкам, педантично ровнял борозду.

    «Дядя, глянь, сзади упало и пар пошел!» — кричали соседские парни, проходя вдоль хуторских полей. И всякий раз тугой на одно ухо Никодим Глебович простодушно оглядывался, и над пашней слышался хохот.

    За год до войны лес уродил прорву орехов. Отец наклонял ветки, приближая к лицам ребят шершавые листья, сверху зеленые, с изнанки серебристые. В листве виднелись полные гроздья, дети за час набирали мешок. И орехи, и зерно, сбереженное для посева, прятали на дальней охотничьей заимке.

    Парни из колхозной голытьбы выследили их, прячущих от реквизиции собственное добро, донесли. Отца повесткой вызвали в райцентр, домой он больше не вернулся. Ночью пришли люди с оружием из сельсовета, угнали скотину. На телегу погрузили мебель, зимние тулупы и механическую крупорушку, которую Никодим Глебович недавно приобрел по программе кооперации на паях с другим зажиточным соседом, арестованным в тот же день.

    Старшие братья подписали отказ от отца и завербовались вместе с женами в Кузнецк, строить завод. В начале зимы к ним уехал Михалка. А мать с младшими Ванькой, Марией и Анной сельсовет переселил в отдаленную часть района, на неосвоенные земли.

    Снова пришлось вернуться в землянку, есть траву и кору с деревьев, попрошайничать по соседним селам.

    С тех дней Ваня Кнутов тайно и крепко возненавидел советскую власть, которая отняла его дом, отца и братьев, а после обеих сестренок, которые той же зимой опухли и умерли от голода.

    В отчаянии мать с плачущим Ванькой легла на пороге сельсовета, и ей каким-то чудом исправили бумаги, собрали денег на билет. Весной сорок первого года они вдвоем вернулись в Псковскую область, на реку Великую, к родне.

    Дядя, счетовод при колхозном правлении, принял гостей неласково. Его толстая рябая жена поначалу вовсе не хотела брать дальних родичей в дом. Всё же их поселили в кухне, в углу, приставили к работе, но каждый день попрекали куском. Мать уж договорилась с сентября переехать учительствовать в соседнее село, где ей обещали освободить квартиру. Но тут объявили войну.

    Дядя сложил ценные пожитки на подводу и, забрав свою семью, уехал в эвакуацию. Ваня с матерью остались сторожить избу.

    Над лесом загудели самолеты, начались бомбардировки. Всё ближе грохали взрывы, придвигалась линия фронта. Несколько дней гнали по улицам большое стадо коров и прочей скотины — чтобы не доставалась немцам. Дороги были запружены людьми, повозками, машинами.

    В начале июля советские войска оставили Псков, был взорван мост через реку Великую. В поселок, где жили Кнутовы, вошел механизированный корпус четвертой танковой группы под командованием генерал-полковника Эриха Гёпнера. Два немецких офицера-связиста, молодые веселые парни, заселились к ним в избу. Во дворе они поставили необыкновенную машину — блестящий, пахнущий горячим маслом гусеничный мотоцикл Kettenkrad.

    Поначалу тринадцатилетний Ваня боялся их лающих голосов, громкого смеха, выбритых лиц. Шоколад, которым его угостили, не сразу решился взять в рот. Чернущий, ну как умрешь? Но после, распробовав вкус, пристрастился к шоколаду и до сладкой судороги полюбил шуршание тонкой фольги, сухой хруст разламываемой плитки, солнечную сладость во рту.

    Связисты на прощание прокатили его на мотоцикле и отправились дальше, на Москву. Но им на смену пришли новые немцы, уже на легких быстроходных мотоциклах, за ними — другие, в машинах.

    Ваня начал помогать денщикам в хозяйственной работе, чистил сапоги и мундиры, обслуживал офицеров за столом, бегал с поручениями в комендатуру. Мать потихоньку вспоминала подзабытый немецкий, учила сына. Ему дарили мелкие подарки — губную гармошку, флакон с остатками одеколона, давали пострелять из револьвера. Немцы стали его любовью, заменой потерянной семьи.

    Мать оформилась переводчицей при новой власти, запросила из архива метрические книги, по которым значилось, что их род ведется от шведа Олафа Кнутсена, принявшего русское подданство при царице Екатерине. По рекомендации коменданта Ваню принял в услужение офицер айнзацгруппы А, оберштурмфюрер СС Август Вильге. Подразделение было расквартировано в центре Пскова, туда переехал Ваня с матерью, которую тоже взяли на работу в команду.

    По берегам Псковского озера пленные и заключенные строили под руководством немцев оборонительную линию «Пантера» — огневые точки, минные поля. Вильге инспектировал строительство и пару раз брал с собой молодого денщика Ганса Кнутсена — так звучало новое имя Вани.

    Когда Красная армия развернула наступление, Вильде, отправляясь на фронт, дал своему смышленому помощнику рекомендацию и оформил пропуск в немецкий тыл. Так летом 1943 года Ганс оказался в секретной разведывательной школе Абвера, которая дислоцировалась в местечке Нойгоф, недалеко от станции Гроос-Раум, в двенадцати километрах от Кенигсберга.

    Около года вместе с русскими, латвийскими, эстонскими парнями 14–17 лет Ганс изучал основы топографии, ориентирование на местности, умение пользоваться картами и компасом. Занимался гимнастикой и аутотренингом, стрелял по мишеням, изучал свойства взрывчатых веществ и правила их закладки, самостоятельно готовил зажигательные средства и простейшие взрывные устройства, разрабатывал планы диверсий.

    Их группа из пяти человек специализировалась на промышленной разведке и диверсионной деятельности в глубоком тылу. Их учили добывать нужные сведения — входить в доверие к самым разным людям, подслушивать разговоры, выпивать, не пьянея, а также использовать для своих целей женщин, имевших связи с руководящими работниками советских учреждений и промышленных предприятий.

    Курсантов инструктировали, как нужно вести себя на допросах в случае задержания, как перекладывать вину на других. Они допрашивали друг друга, меняясь ролями, следили за товарищами и доносили руководству школы о каждом сомнительном слове или поступке.

    Помимо общих дисциплин Ганс Кнутсен, получивший кличку Вильде Кляйн в честь своего покровителя, изучал радиодело, работу на ключе на слух, правила шифровки и дешифровки радиограмм. У школы была неплохая учебная база: своя радиостанция, фотолаборатория, химический кабинет, стрельбище и мастерские по изготовлению фиктивных документов. Под конец обучения Гансу было разрешено выходить за охраняемую территорию школы. Его познакомили с женщиной-радисткой, назначенной для совместной работы — она должна была изображать его мать.

    Они стали любовниками. Наталья научила его не только сексуальной практике, но и навыкам соблазнения, унижения, шантажа, подчинения женщин.

    Шестнадцатилетний комсомолец Велиор Ремчуков и сорокалетняя Наталья Ремчукова, вдова офицера-подводника, через Львов, Воронеж, Саратов прибыли в город Киров, где женщина устроилась на службу в местный военкомат. В Кирове Велиор окончил десятилетку, поступил на курсы подготовки комсомольских секретарей при партийной школе. Был направлен в Ленинград, работал на объектах химической промышленности, затем сам попросился занять должность освобожденного комсорга на Комбинате № 7 на территории Эстонии, куда по семейным обстоятельствам не смог поехать инструктор облисполкома.

    Просьбу удовлетворили, вошли в положение парня, который незадолго до этого потерял невесту — молодая девушка, дочь крупного партийного работника, погибла при пожаре в дачном домике.

    Почему теперь, как эхо далекого взрыва, в сердце толкнулось воспоминание о прежней жизни? Понимал — его земная, человеческая сущность не может не испытывать тревоги, подходя к Рубикону, за которым ждет неизвестность.

    Он вожделел обновления — к чему скрывать? Мечтал, разглядывал фотографии Лондона в старом путеводителе. Представлял, как сам пройдет по этим улицам.

    Ботинки ручной выделки, тонкой шерсти костюм. Сигара, обязательно личный автомобиль. Серый, немецкой марки. Дом — ему обязаны предоставить дом с камином, с собственным садом в пригороде Лондона. Пусть небольшой, но уютно обставленный. Лестница в спальню, гостиная внизу. Служба? Что ж, он может преподавать. Консультант, вербовщик, разработчик новых операций — ему интересно любое направление. Он заготовил эффектную фразу для приветствия. При помощи словаря перевел на английский.

    — Верю, вы найдете применение моим талантам. Столь ценного специалиста в своей области мечтает иметь разведка каждой страны.

    Его принадлежность к ордену избранных Lux Astralis — об этом, пожалуй, пока не следует сообщать.

    Ельчин, бывший корниловский офицер, преподаватель агентурной разведки, дал юному Гансу книги Гурджиева, Блаватской, Владимира Шмакова. Так Ване Кнутову открылось учение тайных философов, готовящих всемирную реформацию человечества. Мистические практики Древнего Востока, взаимосвязь энергий мироздания, понимание природы видимой вселенной как отражения высшего духовного царства — слова учителя легли в благодатную почву.

    Позже, в СССР, Ремчуков искал и находил всё новые пути постижения эзотерических истин, скрытых от заурядной человеческой массы. Он освоил методы трансформации сознания. Через симбиоз живых существ, связанных единой энергией, научился проникать в чужие мысли и управлять ими извне. Путем ежедневных упражнений он достиг умения расщеплять свое сознание на несколько самостоятельных частей.

    Он овладел искусством мимикрии. Его физическое тело могло вмещать одновременно несколько субъектов, каждый из которых действовал независимо от прочих. По мере исполнения того или иного плана симулякры подлежали уничтожению.

    Ваня Кнутов, он же Ганс Кнутсен и Велиор Ремчуков, полюбил давать своим недолговечным симулякрам имена древних богов.

    Он породил Эриний, духов неотвратимости. Зависть Мегеры, возмездие Тизифоны, память Алекто служили целям устранения свидетелей.

    Уран, первый правитель вселенной, ведущий вечную борьбу за власть, подпитывал тщеславие соучастников.

    Медуза — невидимый щит от враждебных энергий.

    Египетские боги Озирис, Анубис и Гарпократ…

    Сон оборвался. Голос шепнул Ремчукову:

    — Пора!

    Ремчуков посмотрел на часы.

    
Погода была тихая, безветренная. В три часа ночи агент U-235 вышел на лодке в море и двинулся на северо-запад. Здесь его должна была подобрать шлюпка со шведского торгового судна.

    Кругом была темнота. Шепот в голове Ремчукова сливался с пением воды.

    — Греби, повелитель богов, дарующий душам венцы, существенность и бытие…

    Он греб интенсивно. В темноте показались огни — далеко по фарватеру проходил торговый корабль. Это за ним!

    Волны пели. Велиор почувствовал, как его сущность помимо воли начинает раздваиваться. Анубис и Осирис спорили с Гарпократом.

    — Шлюпка? Почему они не спускают на воду шлюпку?

    — Они идут!

    — Их приближение скрыто в темноте!

    Ремчуков изо всех сил поворачивал весла, но легкую лодку сносило течением. Он не видел ни шлюпки, ни катера.

    — Смотри, вот они! Уже близко!

    — Где, где?

    — Взгляни наверх!

    Погребальная лодка из древней гробницы двигалась по воздуху. Деревянные фигурки в белых набедренных повязках неспешно поворачивали руль. Они окликали друг друга:

    — Скорей!

    — Поднажми!..

    Ремчуков стряхнул наваждение. Рискуя привлечь внимание патрульного катера, включил фонарик.

    Торговое судно удалялось. Нет, ошибки быть не могло. Велиор замер, еще надеясь услышать в темноте плеск весел. Но море издавало лишь однообразный ропот.

    Со всей неотвратимостью агент осознал, что был обманут. За ним никто не придет.

    Несколько минут, бросив весла, он сидел неподвижно. Голоса в его голове тоже смолкли. В море он был один.

    Вдруг светлое пятно мелькнуло в воде. Камень? Утопленник?

    Ремчуков склонился над водой. Услышал странный звук.

    Светилось существо, ужаснее которого не видел. Рыба?

    Медуза? Нет, он сам смотрел сквозь толщу вод. Его отделенная от туловища голова колыхалась в морском течении, глаза таращились, в рот набились водоросли.

    Ремчуков закричал от ужаса. Он звал кого-то в отчаянии, обращаясь к небу, морю, к отрубленной голове. Крик его затих. И в ту же минуту со всех сторон отразился хохотом множества неизвестных существ.
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     Обрыв
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Фома Хромой, морщась, волочил ногу, Кила топал, угрюмо повесив голову, хитрован Луков норовил поотстать — Голод оглядывал исподтишка своих подельников, ни к одному не чувствуя доверия. Думал: «Всех бы вас одним пучком — в болото. Только виснете на шее».

    Считай, чудо, что не обдристались черти при побеге. Кила перехватил руль в ту же минуту, как Голод проткнул заточкой глаз шоферу. Фома и Луков прыгнули на подножку ЗИСа, капотом выбили створку ворот — хорошо, одна была открыта. Погнали по шоссе.

    Прикинув, за какое время легаши организуют перехват, Голый царь велел свернуть на лесную дорогу. Попетляли мимо хуторов, рыбачьих сараев. За трансформаторной будкой оставили грузовик, двинулись лесом по берегу.

    В лесу Голод и собирался бросить подельников — каждый за себя. Он прикидывал, правильно ли наметился в сторону колхоза «Путь Ильича», где на лесной пасеке его ждал надежный кореш. Воровская ельна приготовила авторитету «лежку» — тайную малину в частном доме, в окрестностях Таллина. Пересидеть, а там как бог даст — документы своеручат, можно смазать лыжи и в Ленинград, и в Москву.

    Хромой начал отставать, похныкивать. Луков подгонял — мол, надо до темноты выйти к человеческому жилью.

    — А чего тебе жилье? Можно и в лесу заночевать, — возражал Кила.

    — Тут, говорили, дачный поселок. Много дач теперь стоят закрытые. Переночуем в тепле, а там решим, что дальше.

    «Хитрит, глиста. Сам винта нарезать решил. Такой скозлится на первом допросе».

    Шли по лесу больше часа, держались морского обрыва — справа был виден просвет между сосен.

    Голод первым услышал, как невдалеке затрещала сорока. Сделал уркам знак примолкнуть, замереть. Хрустели ветки, к ним приближался человек.

    Гражданский штымп, худой как палка, в кепке, брезентовом плаще и резиновых охотничьих сапогах, шагал как попало, не глядя под ноги. Лицо с мелкими чертами, с небольшими, глубоко посаженными глазками, помятое, с налипшими на щеку сосновыми иголками. Хрящеватые уши. За спиной рюкзак.

    — Гражданин, мы к дачному поселку правильно идем? — окликнул Луков, моргнув Фоме, чтобы заходил штымпу за спину.

    Прохожий сморгнул глазами, растерянно оглядывая босяков.

    — Да, вероятно…

    Ване Кнутову показалось, что он снова стал мальчиком тринадцати лет. Псков, укрепления вдоль реки. Лагерники в телогрейках, русская речь. Он торопится забрать из караульной корзинку для пикника. Оберштурмфюрер просил захватить теплый плед…

    Нет, он — Ганс Кнутсен, награжденный почетным дипломом за успехи в обучении. Нет, Ремчуков! Перебивая, смешиваясь, в голове назойливо спорили разными голосами незнакомые люди. Лагерники тем временем потрошили его рюкзак. Трясли пробирки, в которых находились образцы почв и урановой руды.

    — Гляди, Голод, да у него тут целое радио!

    — Ты, дядя, никак шпион?

    — Вот бы сдать его в обмен на актировочку!

    — Маслину тебе в пузо, а не волю…

    Ремчуков опомнился.

    — Товарищи, я — начальник геологоразведочной партии. Моя группа идет следом, восемь человек. Они смогут ответить на ваши вопросы.

    Лагерники переглянулись. На лицах изобразился страх. Мгновение, чтобы переломить ситуацию. Идиоты не догадались сначала обыскать его.

    Пистолет сам лег в руку, Ремчуков выстрелил через плащ. Хромой упал, угрюмый ударился спиной о дерево. Но в этот момент сзади тяжело напрыгнул на плечи зверь; изможденное лицо, напоминающее костистый череп, нависло сверху. Смерть? Моя?..

    Голод вломил «геологу» кулаком между глаз и, локтем зажав, свернул шею — склизло хрустнули позвонки.

    — Может, он правда тут не один? — шепнул Луков, поднимаясь из-за куста.

    — Не размузыкивай, лярва.

    Кила откинулся — мелкой дрожью пошевелился минут восемь, закатил глаза. Фоме пуля «геолога» попала в мякоть руки. Луков перевязал его тряпками. Помалкивали урки, опускали рожи, чтобы не встречаться с волчьими глазами Голода. Но приказания исполняли.

    В низинке развели костер, раздели «геолога». Голод нашел в его котомке хороший нож. Срезал с костей убитого филей и бедренные части. Остатки прикопали, присыпали листьями. Мясо запекли на огне.

    Фомушка поморщился было.

    — Мы ж не в блокаду… человека жрать.

    — Не хочешь — не жри.

    Кусок хлеба, взятый из вещей «геолога», Голод делить не стал, взял целиком себе.

    Жевали сладковатую человечину, каждый думал о своем.

    У Фомушки в приморском поселке под Таганрогом имелись некогда жена и дочка. К ним думал пробираться. Воображал, как удивится Тамара, увидав его после стольких лет неизвестности. Сколько раз написать собирался, да не выходило складно соврать. А может, и нет уже на земле ни того Таганрога, ни дома, ни родных когда-то людей?..

    Луков тоже думал о женщине. Представлял стройное, но с большими тяжелыми грудями тело юной марухи, с которой сожительствовал в довоенные времена. Найти бы такую девочку в кружевных панталонах, со звонким, летучим смехом. Отмокнуть в ванне, намыть подмышки и голову душистым мылом. Отоспаться на чистых простынях в обнимку с горячей, гладкой, веселой… Только чтоб была она не старше двадцати пяти, нравились ему молодые.

    Голод прислушивался к шорохам леса, обдумывая план избавления от ненужных уже подельников. Поев, он переоделся — натянул штаны, накинул лепень «геолога», осмотрел и сунул во внутренний карман тульский пистолет. Думал, не взять ли рацию — рискованно, а вещь полезная, может послужить.

    — Думал, всяких шпионов перевидал. Немецких, японских, бразильских, — сплевывая жилистый кусок, усмехнулся Луков. — Но чтоб не по приговору, а настоящий диверсант — не чаял и поглядеть.

    Голый Царь молчал.

    С тоски или чтоб заглушить боль, свербящую в руке, Фома затянул негромко песню:

    
     
      В скалистых горах Апатиты,

      Где строится новый завод,

      Туда сослано много народа

      Неизвестно на сколько годов.

      Их бьют за работу плохую

      И хлеба им мало дают.

      Едят они тухлую рыбу

      И воду холодную пьют.

     

    

    От шоссе по грунтовой дороге приближались грузовые машины. Охранный взвод и две роты нарвской стрелковой дивизии готовились прочесывать лесной массив у взморья.
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     Конец истории
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Сентябрь выдался необычайно теплый и тихий. Город подсчитывал убытки после пожара. Дворец культуры почти не пострадал, ремонтировать пришлось только кровлю, на которую брошена была бутылка с керосином. В исполкоме часть комнат закрыли до весны, отделы разместили на втором этаже.

    На Комбинате шло восстановление, работали в две смены. Сам Гаков по приезде из Москвы, где пришлось держать отчет перед новым министром, пропадал в цехах и на строительстве до позднего вечера, отменив для себя выходные.

    Жена наконец не выдержала, заставила освободить воскресенье — заболеешь, загонишь себя. Спорить не стал, выспался. Выбрался на прогулку с детьми.

    Березовая роща, посаженная три года назад на пустыре у реки, принялась. Деревья дружно пожелтели, сыпали нарядные листья на землю. Дети бегали, играли в салки, ворошили листву. Гаков с Идой присели на скамейку, вкопанную над обрывом, где с десяток старых елок бросали на воду синюю тень.

    Арсений засмотрелся на елку, на подвижную дорожку из муравьев, которая тянулась по стволу. Трещина коры, словно река из сочащейся клейкой смолы, преграждала путь насекомым.

    Приглядевшись, Гаков понял, что муравьи построили мост через смолистую преграду. Этот мост состоял из сотен, может быть, тысяч утонувших в смоле их товарищей. Теперь насекомые-труженики одолевали переправу по черным спинам и головам погибших, деловито бежали наверх и тащили вниз, в муравейник, какие-то съедобные частицы.

    Гаков думал: человек наделен умом и душой, но отчего вершиной благородства и подвига для нас стало то, что муравьи исполняют обыденно, без всякой мысли о героизме, без оглядки на других? Послужить собственной жизнью для выживания сообщества, для будущего благополучия рода — не есть ли это естественная жертва живого существа? Именно в этом смирении, а не в гордыне эгоизма человек открывает свою природу. И каждая капля жертвенной крови, которой укрепился на своей земле народ, не потрачена даром. Каждый подвиг труда, каждая гибель для блага других составляет незримую летопись общей народной истории.

    Ида проследила его взгляд. Услышала его мысль, а может быть, просто, думая о своем, улыбнулась. Тонкой рукой в серой перчатке накрыла руку мужа. Гаков закрыл глаза, подставил лицо закатному солнцу.

    Не думать, что будет дальше. Просто жить своим делом, голосом совести, радостью каждого дня.

    
Ситцевая занавеска отгораживала уголок, где стояла кровать Насти. Здесь к подоконнику были приделаны доски, укрытые газетами и куском желтой свиной кожи. Кожа эта прежде служила крышкой чемодана, с которым путешествовал позер, презан, первый футурист Игорь Северянин. Чемодан износился, был отдан кому-то из соседей по даче в поселке Тойла, затем прислуге. Добротная вещь английской работы переходила из рук в руки, пока не сломались окончательно застежки, не истрепались углы, не разлезлась шелковая подкладка.

    Настя, конечно, ничего не знала о прежней судьбе чемодана, разворачивая на еще крепкой коже тетрадь, в которую требовалось переписать строчки из учебника по Конституции СССР, пока еще не исключенного из программы.

    
     
      Человеческое счастье

      Это ты нам, Сталин, дал,

      Ты его в законе нашем

      Буква в букву записал,

      И с тобой, наш ясный сокол,

      Мы с дороги не свернем,

      Мы в сердцах и на знаменах

      Конституцию несем!

     

    

    Настя писала аккуратным круглым почерком, макая перо в жестяную чернильницу. От окна тянуло холодом, на душе было неуютно.

    Сегодня утром девочка прочла историю о том, как в маленьком городке близ западной границы СССР появился землемер. Он жил со своей внучкой, пионеркой Тамусей, не привлекая внимания соседей. И вот однажды поздним вечером Тамуся проснулась и заглянула в комнату дедушки. Она увидела, как землемер достает из подпола маленькую радиостанцию, с помощью которой он тайно передавал в Германию добытые им шпионские сведения. Оказалось, что дедушка Тамуси был капитаном германской службы, матерым шпионом, переброшенным в Россию для слежки за секретными объектами. Поняв, что он разоблачен, дед бросился на пионерку и задушил ее.

    Ужас, охвативший Настю, когда она читала эти строки, не проходил до сих пор. Ее почти не утешало то, что германский шпион был расстрелян по приговору советского суда, ведь маленькая Тамуся уже погибла, пережив перед смертью несказанный ужас. Настя представляла, как ее шейку сжимают костлявые руки старика, и подгибала пальцы ног в самодельных тапочках, подошвы которых были выкроены из того же северянинского саквояжа.

    Настя знает теперь, что инженер Воронцов — тоже бывший шпион. Он всегда один. По ночам что-то пишет в комнате. Вертит ручки радио. Папа не любит его, а мама любит очень сильно. Вчера они целовались в темноте, в коридоре.

    Воронцов добрый, но всё же Настя немного побаивается его. Если будут жить вместе, как обращаться к нему? По имени-отчеству? Или Воронцов захочет, чтобы дети его называли папой?

    Воронцов лежал в постели и читал книгу. Он так погрузился в чтение, что не заметил, как за окном север потемнел и покрылся тучами. Из этих туч нечто неслось на город: не то ливень, не то смерч.

    Чайки раскричались и стихли. Настя подбежала к окну. Начиналась гроза.

    «Оно близилось, и по мере того как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло…

    Полное гнева, оно неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стеня и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркающие звуки. Хотя оно было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились», — читал Воронцов.

    От страха, чтоб не оставаться одной, Настя села на кровать. Разбудила спящего Николку.

    Воронцов захлопнул книгу.

    «История прекратила течение свое».

    
Год 1953 от Рождества Христова подходил к завершению.

    Год смерти Иосифа Сталина и казни Лаврентия Берии, год избрания Никиты Хрущева первым секретарем ЦК КПСС.

    В этом же году в Вестминстерском соборе состоялась пышная коронация молодой королевы Елизаветы II.

    А на Кубе революционер Фидель Кастро с горсткой единомышленников совершил свою знаменитую вылазку — нападение на казармы Монкада. Правительство Батисты доживало последние месяцы.

    В этот год Уинстон Черчилль получил Нобелевскую премию по литературе с формулировкой: «За высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности».

    В США опубликован роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».

    Романтическая комедия «Римские каникулы» с Одри Хепбёрн и Грегори Пэком выходит на экраны и стремительно завоевывает зрительскую любовь.

    Ассамблея Совета Европы на заседании в Страсбурге подписывает проект конституции для Европейского политического сообщества — будущего Евросоюза.

    При Генеральной Ассамблее ООН по инициативе президента Эйзенхауэра создается Международное агентство по атомной энергии. Его цель — контролировать распространение ядерных технологий.

    В августе 1953 года Советский Союз впервые в мире проводит испытание мощнейшей водородной бомбы. Создание этого оружия — результат огромных усилий и человеческих жертв. Но «Задача № 1» обеспечит безопасность страны на долгие десятилетия.
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Ушла эпоха Сталина, при Хрущеве сменилось руководство республики, и Арсения Гакова отправили на пенсию. Возбудили унизительное дело в ОБХСС — мол, использовал служебное положение и материалы при строительстве личной дачи в Усть-Нарве.

    В марте 1954 года было сформировано ПГУ — Первое Главное Управление Комитета Госбезопасности, и Алексей Воронцов принял предложение вернуться на службу в Отдел «К» — Управление контрразведки. Он женился на Таисии и увез ее с детьми в Ленинград. Преподавал немецкий язык, участвовал в подготовке нескольких контрразведывательных операций, которые затем вошли в учебники. Умер в год, когда советская страна принимала первую Олимпиаду, похоронен с почестями на Смоленском кладбище.

    Таисия пережила супруга на много лет, подняла на ноги внуков, успела увидеть правнуков.

    Сын, которого она родила в апреле пятьдесят четвертого, считал Воронцова своим отцом и носил его фамилию. Таисия так и не открыла детям правды.

    Она и сама не знала, чье семя вызрело в ее чреве тем летом в год смерти Сталина. Ей то казалось, что мальчик растет сильным и крепким, как русский богатырь Арсений Гаков, то виделись в его лице черты Игната. Когда сын прибегал домой с разбитым носом или кидался ножичками в стену, со вздохом вспоминала мать отпетого жигана Лёньку Мая. Когда же видела упрямо сжатый рот, холодные глаза, ей представлялся однорукий рыцарь Юрий Аус.

    А может, вопреки биологии, с плодотворным семенем в ее теле смешались души тех мужчин, что были дороги или враждебны, но так или иначе оставили зарубки на жестокой летописи ее судьбы. И доктор Циммерман, и начальник лагеря Азначеев, и убитый в лесу шофер Ищенко, и Алексей Воронцов, который стал хорошим отцом всем ее детям.

    Советский человек, по-своему счастливый и несчастный, зачатый на сломе, на жесткой соломе эпохи, ее младший сын стал известным хоккеистом. На глазах всего мира его команда разгромила противника в суперсерии 1972 года Канада — СССР.

    А может, он посвятил жизнь науке и участвовал в изобретении полупроводниковых гетероструктур, на которых основано действие современных компьютеров.

    Мог он стать и летчиком-испытателем, как мечтал в детстве его приемный отец.

    Впрочем, скорее всего, ничем особенным он не прославился. Работал младшим научным сотрудником в одном из НИИ, сочинял сентиментальные стихи и пел под гитару. Имел трофейный радиоприемник и по ночам в наушниках, чтоб не узнали соседи, слушал «Радио Свобода».

    С началом перестройки, узнав о лагерях, доносах, массовых расстрелах сталинской эпохи, он начал стыдиться своего отца, полковника КГБ, хотя почти ничего не знал о его прошлом и о той работе, которой занимался профессор Воронцов. Миф об Уране — это история неблагодарных детей.

    Может, это он погиб в октябре 1993 года, в Москве, при штурме «Останкино». Чью сторону он тогда защищал — бог весть. История не сохранила его имени.

    Павлик, племянник Гакова, достиг высокого положения. В советские годы работал во Внешэкономбанке, удачно женился. После перестройки стал видным предпринимателем, банкиром — человеком новой формации, на которых в то время возлагалось так много надежд. В начале двухтысячных отошел от дел, последние годы провел в собственном замке в Нормандии. Он не скрывал своих политических пристрастий, немного помогал деньгами оппозиционным лидерам, охотно раздавал интервью, ругая советское прошлое и обвиняя нынешние власти в стремлении к имперскому реваншу.

    Настя, дочь Таисии, стала профессором филологии и под фамилией мужа написала известную многим студентам монографию о поэтах Серебряного века. Благодаря ей многие имена вновь поднялись из забвения. Особенное место в ее исследованиях занимал поэт Игорь Северянин.

    Урановый Комбинат был закрыт властями независимой Эстонии, но город сохранился почти в том виде, каким его задумал Гаков. Кленовые аллеи, березовая роща, кварталы двухэтажных домиков и парадная лестница, ведущая с обрыва к морю. Во Дворце культуры теперь устроен музей советского быта. Еще живы ветераны, которые помнят, как возводился Комбинат, как шли по улицам города первомайские демонстрации, а из репродукторов звучал голос большой и дружной страны. Благодаря этой памяти на доме, где жил Арсений Яковлевич Гаков, установлена мемориальная доска.

    Эльзе Сепп отсидела в колонии для несовершеннолетних всего два года — суд принял во внимание ее возраст, адвокат смог доказать, что непосредственного участия в расправах девочка не принимала.

    Тюрьма оставила ей в наследство больные почки, искривление позвоночника. На всю жизнь она осталась хромой. Но по прошествии времени Эльзе испытывала род благодарности за то, что жизнь так рано избавила ее от многих иллюзий и закалила характер.

    В семидесятые годы она вернулась к тайной политической борьбе. Пользовалась большим уважением среди активистов национального освобождения. Там же встретила будущего мужа. После распада СССР госпожа Сепп стала депутатом первого независимого парламента Эстонии. Среди прочих ее политических достижений было увековечивание памяти героев сопротивления, эстонских «лесных братьев». Также она поддержала перенос на родину останков Альфонса Ребане, борца за свободу страны.

    Ее сын также стал депутатом сейма, продолжив дело матери.

    Эльзе так и не побывала в Москве. Ей часто снился лагерь, лай собак, женщины-заключенные, бредущие на работы сквозь утренний сумрак. Мстительная отчетливость памяти сохранила лоснящиеся лица особистов, мучивших ее в тюрьме. Эльзе помнила всё: голоса умерших братьев, руки матери, которая расчесывала ей волосы в бане. Оцепление возле бункера, страшную гибель своей семьи и юношу-комсомольца, который научил ее никогда и ни в чем не доверять чужакам.

    Забыть ей удалось только запах дыма от костров со стороны нацистского лагеря Клоога. В сентябре сорок четвертого года этот дым долетел до их хутора. Мать закрыла окна и зажгла в плошке лампадное масло, чтобы отбить жирный, тревожный запах. Этот дым не задержался в памяти Эльзе, он исчез, как несущественная подробность, искажающая картину прошедших событий.

    
     Эстония — Россия, 2019
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